
  
    Глава 1

    Крутец сидел на высоком берегу, над самой водой: вал, тын по валу, за тыном тесовые крыши да маковка часовенки. Под кручей — пристань в три мостка, и у мостков пусто. Ни лодьи, ни струга, ни завалящего челна — всё, что плавало, Глеб выгреб на войну, и назад оно не вернулось. Река под городцом лежала мёртвая, и по этой мёртвости можно понять, что Крутец уже знал. Может, не всё знал — но главное дошло и сюда.

    — Ворота заперты, — сказал Клещ, щурясь из-под ладони. — И на тыне головы. Глядят.

    На нас глядели. Тын по всей длине оброс головами — бабьи платки, стариковские шапки, простоволосая ребятня. Над воротной вежей торчали шеломы сторожей. Даже десятка не наберётся. Городец собрался на стену от мала до велика, и молчал.

    Я велел убрать ход до малого и собрал на корме своих: Волка, Щукаря, Гнуса — и Некраса с ротных лодей, благо тот с утра перебрался ко мне за приказами.

    — Слушайте наказ, и чтоб до последнего гребца дошёл. — Я говорил негромко, но на палубе стихло. — Мы не брать идём. Брать тут нечего и не у кого: воевать Крутцу не́чем, войско его — вот оно, у нас на лавках сидит. Мы идём свою власть ставить, а власть на пепелище не ставят, поэтому не жжём, не грабим. Кто хоть курицу со двора сведёт — тому я сам руку укорочу. По локоть.

    — А коли стрельнут со стены? — спросил Гнус.

    — Не стрельнут.

    — Ну а вдруг?

    — Гнус. — Я поглядел на него. — У них на стене бабы с дедами. Кто там стрельнёт — сторожа? Так они первые ворота откроют, им никто жалование не платит.

    Некрас у борта хмыкнул в бороду, и сказал негромко, вроде как своим сапогам:

    — Ну, слава богу. А то я уж гадал, к кому подписался.

    — Не понял, — выгнул бровь Гнус.

    — Да понял он всё, — Некрас мотнул головой на городец. — У нас про Кормчего в гриди чего только не брехали пока мы у города стояли. И что колдун, и что упырь речной, и что города под корень изводит. Я, грешным делом, половине верил. — Он повернулся ко мне и договорил прямо, глаза в глаза: — А ты, выходит, хозяин, а не душегуб. Хозяину служить проще. Спасибо, Кормчий.

    — На здоровье. Иди к своим, готовь сходни.

    И тут с передней лодьи заорали. Там, на лавках, поднимался возвращённый люд, крутецкие мужики, и они орали на стену, махали, лезли на борта, и кто-то уже сложил руки трубой:

    — МАРЬЯ-А! Марья, я это! Живой я-а!

    — Мамка-а! Мамк, глянь, тятька вернулся!

    — Фрола не видали⁈ Фрол где, наши-и⁈

    И стена ответила.

    Сперва тонким, женским голосом, сорвавшимся на визг посреди слова, а потом десятком. Потом вся стена завыла, заголосила, замахала платками, и я увидел, как от ворот вниз, к пристани, по круче сыплется народ, а воротные створы разъезжаются сами собой, и никто их больше не держит.

    Оборона Крутца пала, не начавшись.

    — Н-да, — сказал Волк рядом. — А я уж думал, повоюем.

    — Повоюешь ещё. — Я повёл потесью, правя к мосткам. — Твоя война выше по реке. Клещ! Швартуемся. Гридь на берег по десяткам, — не напирать, дай людям обняться.

    Первая лодья ткнулась в мостки, и с неё горохом посыпались мужики — прямо в толпу и объятия. Пристань закипела: бабы висли на шеях, ребятня путалась в ногах. Седоусый, что вчера сказал «домой, стало быть», стоял на коленях посередь мостков и обнимал жену и двух девчонок.

    Я сходил на берег последним, и по дороге к воротам толпа раздавалась передо мной — и смолкала.

    Вблизи это было видно ясней, чем издали: они не знали, что я такое.

    Про князя Крутец уже знал, это по разговорам и причитаниям понятно стало. Слух добежал раньше нас береговыми тропами, от рыбака к рыбаку. Дальше слух, надо думать, брехал уже на все лады — и про гром, и про меня.

    И вот теперь этот самый привёз им живых мужей и сыновей. За такое меня, кажется, готовы были нести на руках. Только несли бы они того же человека, что их князя под топор выдал, — и как со мной быть, Крутец не ведал. Кланялись — и жались. Благодарили — и крестились. Одна старуха поймала мою руку, ткнулась губами — я руку убрал, не люблю такого.

    У раскрытых ворот ждал тиун. Сухонький, лысый, с ключами на поясе, тряский весь. Рядом стоял поп в линялой рясе. Двое сторожевых, что сняли шеломы и держали их на сгибе руки. А чуть позади, у воротной тени, стояла женщина в тёмном платье, прямая, как древко, и держала за плечи двоих детей.

    Княгиня, видимо. Вот с неё и начнём.

    У ворот я остановился, и тиун согнулся так, что ключи звякнули о колено.

    — Батюшка… кормилец… — Голос у него дрожал и рвался. — Мы люди смирные, мы противу тебя не… ты только скажи, чего надобно, мы всё…

    — Разогнись. — Он разогнулся, но глядеть в глаза не смог, глядел в грудь. — Ты тиун?

    — Тиун, батюшка. Онисимом звать. Двадцать лет при городце…

    — Вот и служи дальше, Онисим. Городец живёт, как жил. Никого не трону, ничего не возьму без счёта. Спрос с тебя будет хозяйство держать и врать мне поменьше. Сдюжишь?

    Он закивал так, что я испугался за его шею. Поп рядом осенил меня крестом то ли благословил, то ли отгородился. А я пошёл к воротной тени. К женщине в тёмном.

    Она не двинулась мне навстречу ни на шаг. Стояла прямая, сухая, руки на плечах детей, и глядела на меня. Вот она-то глядела прямо в глаза.

    Лет тридцать. Тёмный вдовий плат уже успела надеть. Лицо из тех, что в девках зовут пригожими, а к тридцати — твёрдыми. Под глазами залегла тень, но глаза сухие. Отплакала своё раньше или на людях слёз не носит — судя по осанке, второе.

    Дети с ней — мальчик лет десяти и девочка младше. Девочка жалась к матери и глядела на меня, как на грозу из-под лавки. А мальчишка…

    Мальчишка глядел, как я бы глядел в его годы на человека, убившего моего отца. В упор глядел, не мигая, с сухой белой ненавистью. Пальцы его комкали подол материного платья, и я понял — он бы кинулся. Прямо сейчас бы кинулся, с кулаками, если бы материна рука не лежала у него на плече.

    — Княгиня, — сказал я.

    — Была княгиня. — Голос у неё был сухой и какой-то стёртый. — Теперь кто — тебе видней. Ты нынче всем тут имена раздаёшь.

    По толпе за моей спиной прошло и стихло. Смелая. Или всё равно ей уже.

    — Имя у тебя своё есть, — сказал я. — Как звать?

    Она помолчала. Не ждала такого вопроса.

    — Предслава.— Вот и будь Предславой, а не «была княгиня». Слушай меня, Предслава, я скажу один раз и при людях, чтоб после не перевирали. — Я говорил на весь двор, и двор замер. — Двор этот — твой. Живи с детьми, как жила. Кормление тебе с городца пойдёт, как вдове положено, — Онисим отпишет. Тебя, детей твоих, дом твой не тронет никто. Моё слово на этом.

    Она глядела на меня, и в её глазах впервые шевельнулось недоверие. Так глядят на слишком хорошую цену, ища, где обман.

    — А взамен? — спросила она тихо.

    — А взамен ничего. Мне с баб и сирот брать нечего.

    По мальчишке мои слова хлестнули, как прутом. Он дёрнулся под материной рукой, и его прорвало.

    — Ты!.. — Голос сорвался на петуха, но он не остановился. — Ты моего отца убил! Ты!.. Вырасту — я тебя найду! Найду и убью, понял⁈ Понял⁈

    — Ждан! — Мать рванула его к себе, закрывая собой, и впервые за весь разговор в её голосе прорезался страх.

    Двор охнул. Тиун Онисим стал белее собственной лысины. Я слышал, как за спиной у меня кто-то из гридней потянул воздух сквозь зубы.

    Мальчишка глядел на меня поверх материной руки — белый, трясущийся, с мокрыми от злости глазами — и ждал. И мать ждала, вцепившись в него. Весь двор тоже ждал, что сделает страшный человек с громом мальцу, который при всех пообещал его убить.

    Я посмотрел ему в глаза.

    — Как, говоришь, звать тебя? Ждан?

    Он молчал, дышал рвано.

    — Слушай меня, Ждан. Про отца твоего я тебе ничего говорить не стану. Ни худого, ни доброго. Не мне про него тебе рассказывать — вон, мать есть, она расскажет. Или люди расскажут. — Я говорил негромко, ему одному, но во дворе было так тихо, что слышали, поди, и на стене. — А что до «найду и убью» — то дело твоё, и слов твоих я у тебя не отнимаю. Мужчина сказал — мужчина в своём праве. Подрастёшь, выучишься держать оружие — приходи. Коли жив буду — сядем, поговорим. А там уж как выйдет.

    Мальчишка моргнул. Такого ответа у него в голове не было — у него там был либо страх, либо плаха, а этого не было. Ненависть в глазах не ушла, но в неё вошло недоумение, а это уже трещина.

    Я поднялся.

    — Береги мать, Ждан. Ты теперь в доме старший мужчина — вот и служба тебе.

    И пошёл дальше, не оглядываясь. Предслава смотрела мне вслед — я чувствовал этот взгляд лопатками. Что в нём было, я разбирать не стал.

    Не моё дело. Моё дело — река.

    * * *Осматривали добро в княжьем гнезде до вечера.

    Онисим водил меня по клетям и погребам сам и с каждым отпертым замком в нём прибавлялось спокойствия. Он ждал, что грести будут всё, а я велел писать. Луня ходил следом с берестой и вёл счёт — в столбцы, как я учил, — и тиун вскоре начал подсказывать ему сам, с азартом старого счетовода: «А вон в том углу, милок, ещё кади с прошлого году, пиши — три».

    Добра было небогато. Казну Глеб выгреб на войну подчистую — в скрынях сиротело серебра горсти на две да лежали грамоты, которые я велел собрать в короб. Грамоты иной раз дороже серебра. Оружейная стояла полупустая. Всё годное ушло с князем и вернулось ко мне ещё на воде.

    Зато хозяйство у городца оказалось справное, и вот его-то Глеб вычерпать не успел.

    — Железа кричного — восемь пудов в кузне, — читал Луня по бересте. — Смолы варёной три бочки. Пеньки моток… мотков четыре. Зерна в амбарах…

    — Зерно не трожь, — сказал я. — Зерно их, им сеять. Пиши в опись — и Онисиму под ответ. Возьмём немного смолы и пеньки, чтобы урона хозяйству не было. За это оставлю серебра по счёту, Онисим раздаст его за работу, кому положено.

    — Как — раздашь? — Тиун захлопал глазами. — Ты ж… это ж твоё теперь, батюшка. По праву-то.

    — По праву войны — моё. Только война кончилась, Онисим. — Я поглядел на него. — Дальше идёт хозяйство, а в хозяйстве за взятое платят, иначе в другой раз никто ковать не станет. Уразумел?

    — Уразумел… — Он поглядел на меня искоса. — Чудно ты правишь, батюшка. У нас так не правили.

    — Привыкайте. Я тебе ещё серебро князя твоего оставлю. Он выгреб все, ты сам видел, но сколько есть. На хозяйство, да может закупить чего потребуется.

    Тиун икнул.

    К вечеру сели в тиуновой избе решать кого оставить старшим. Я послал за Гудимом.

    Старый сотник пришёл, пригнувшись под притолокой, сел, куда указали, и сидел прямо, положив на стол руки в шрамах. Со своими тремя десятками, что на юг не писались, он всю дорогу держался особняком, и я знал от Некраса, что старики меж собой уже всё поделили, кому что делать, и ждали только моего слова.

    — Гудим. Ты на землю просился. Вот земля. — Я повёл рукой на оконце, за которым лежал Крутец. — Городец, волость, полторы сотни дворов по берегам. Сядешь старшим и твои три десятка. Спрос с тебя — порядок и река. Нужно чтоб застава стояла, дозор ходил и лихой человек мимо не шмыгнул. Онисим при тебе на хозяйстве. Воевать я вас не прошу, но набери себе дружину.

    Гудим помолчал немного и ответил:

    — Я под этим тыном родился, Кормчий. Под ним и помереть думал, только не так… не старшим. — Он поднял на меня глаза. — Ты ведаешь, что я Глебову отцу крест целовал? И Глебу целовал.

    — Ведаю.

    — И что ж — не боишься? Посадить на Глебов городец Глебова сотника?

    — Не боюсь. — Я поглядел ему в глаза. — Ты роту дал — при всех. Человек, что до седых волос кресты не ломал, и роту не сломает. Был бы ты вертлявый — сидел бы ты у меня гребцом. Вертлявые в старшие не годятся.

    Гудим усмехнулся — впервые на моей памяти, и рубец на пол-лица собрался складками.

    — Складно судишь. — Он встал и разом заполнил собой пол-избы. — Добро, Кормчий. Сяду. Только уговор: княгиню с волчатами не замай… — он осёкся, — с детьми, то бишь.

    — Уговор уже сделан. При всём дворе. Твоё дело — чтоб его никто не порушил, пока меня нет.

    — Вот это по мне, — сказал Гудим. — Это устерегу.

    Вышел я от тиуна уже в сумерках. Городец засыпал непривычно шумно — по дворам ещё гуляла радость возвращения. У пристани горели наши костры, и Гнус травил у огня байку про очередного сома в три сажени.

    Я спустился к воде, положил ладонь на мостки — по привычке, на сон грядущий послушать реку.

    И река принесла мне гостя.

    Увидел я лёгкую лодчонку в куширях. Стояла она там, притаившись у берега. В таких кустах ночью нечего делать ни рыбаку, ни путнику. Значит, подошла в сумерках.

    Только я её принялся разглядывать, как она выметнулась на чистую воду и пошла вверх в четыре весла.

    Насмотрелись, стало быть. Сосчитали в сумерках флот, костры, стоянку — и побежали докладывать. А хозяин у верхних поворотов один.

    Изяслав.

    Я постоял, слушая, как тает наверху торопливый перестук вёсел. Гнаться ночью за лёгкой лодкой смешно, да и незачем. Пусть докладывают и князь узнает, что снизу пришёл флот под чёрным флагом. Посчитает, подумает и решит, выходить ли поглядеть самому.

    Я тебе даже время на раздумья дам, князь. У меня по соседству ещё одно дело есть.

  

  
    Глава 2

    Наутро после Крутца я думал, что дойдём быстро.

    Река думала иначе.

    По моим прикидкам от Крутца до Твердцы было рукой подать: вон волока, вон приток, день хода. В той жизни у меня были карты с милями, лоции и лаг за кормой. В этой расстояние мерили словами «дён несколько, коли Бог даст», и я, дурак, считал это темнотой. А это была честность. Против течения, с гружёными по борта лодьями, с высадками — река тянулась и тянулась, поворот за поворотом, и к полудню второго дня я перестал спрашивать себя, скоро ли, и стал просто идти.

    Местные Бога в долю берут не зря. У него тут, похоже, свой мыт — временем.

    Зато берег платил разнообразием.

    Сперва кончилась Глебова волость. Как-то резко оборвалась без межевого столба. Веси по берегам пошли реже, потом пропали вовсе, и с версту тянулся один лес да глубокие и старые бортные знаки на соснах. Это была спорная межа. Пустая полоса, которую никто не пашет, потому что за неё режутся — и потому на ней самые жирные борти.

    Потом пошли лоскуты разной чужой земли.

    Первым выгреб боярин. Мы его лодку услышали загодя — вернее, я услышал даром, а потом и остальные. С неё нам орал толстый мужик в добром кафтане. Он стоял на носу дощаника, махал шапкой и орал «дозвольте слово молвить» ещё саженей за сто. Дозволили. Боярин — Творимиром звался, вотчина о тридцати дворах по правому берегу — взобрался к нам, отдышался, поднёс хлеб и с ходу, не переводя духу, заложил всех соседей разом. И что князёк с Каменного ручья Глебу тайно овёс возил, и что попы с погоста мимо всякого мыта торгуют воском, и что на той стороне Изяславовы людишки в его, Творимировых, бортях озоруют.

    — А ты сам-то чей будешь? — спросил я, когда он иссяк.

    — А я, батюшка… — Он поморгал. — Я ничей. Я сам по себе, вотчинный. Глебу, правда, платил за тишину… так то не по любви, по нужде!

    — Ну вот, а мне не плати. Ни по любви, ни по нужде.

    — А… — Боярин открыл рот и закрыл. Такого поворота у него в голове не было. — А за тишину?

    — А тишину я тебе даром дам. Вместе с советом. — Я наклонился к нему. — Про соседей ты мне сейчас складно пел. Так вот, Творимир: ежели ты и про меня кому так же запоёшь — я ведь узнаю. Река всё доносит.

    Боярин с настила нашего съезжал спиной вперёд и кланялся до самой воды.

    — Первый друг новой власти, — сказал Волк, глядя ему вслед. — Заметь, Кормчий: предатели всегда успевают первыми.

    — На том и стоят.

    За боярской вотчиной, у Каменного ручья, стоял княжий городец — три двора и тын. Ворота его заперли при нас со стуком, слышным через реку, с лязгом засова, и всей возможной решимостью. Над тыном заметались головы — и пропали. Городец приготовился к осаде.

    — Гля, — восхитился Гнус. — Заперлись!

    — От нас? — Бес привстал у борта, оглядел наш флот, потом тын. — От нас, что ль, заперлись⁈

    Осаждать три двора я не собирался — я и хода сбавлять не собирался. Но Бес уже сложил руки трубой:

    — ЭЙ! НА ТЫНУ! Вы чего это⁈

    Тишина. Потом из-за тына, сдавленно отозвались:

    — А ничего!

    — Как ничего! Заперлись же!

    — И чего⁈ Имеем право! Городец, чай!

    — Так может, вам подсобить⁈ — заорал Гнус, давясь смехом. — Может, вам тын подпереть, чтоб страшнее⁈ Или осаду вам изладить по-людски, чтоб не зря запирались⁈ Мы мигом!

    За тыном посовещались.

    — Не надо осаду! — крикнули оттуда, и голос дал петуха. — Ты, это… вы плывите себе! Мы вас не трогаем!

    — ОНИ НАС НЕ ТРОГАЮТ! — Бес лёг на планширь и стонал. — Кормчий, слыхал⁈ Ты плыви, они нас пощадили!..

    Палуба ржала. За тыном стало тихо — той особой тишиной, в которой до людей доходит, как они выглядят. Потом засов лязгнул обратно, ворота приоткрылись, и к воде, красный, как варёный рак, вышел дядька, а за ним — мальчишка-князь. Юнец лет четырнадцати, белый, торжественный, в отцовой, не по плечам, броне. Следом скрипела телега с данью: меха, мёд, круги воска.

    Я сошёл на берег с Волком и Бесом.

    Мальчишка при виде нас вытянулся, как на смотру. А вперёд него — на полшага, незаметненько, бочком — выдвинулся мягкий мужичок с потными ручками, которые он всё мыл одна об другую, с глазками, что бегали по нам, как две мыши по амбару. Они считали, щупали, прикидывали. Кланялся он глубже князя и заговорил раньше князя:

    — Милости просим, батюшка, милости… Мы люди тихие, мы завсегда…

    — Я — князь Каменного ручья Вячко Судиславич! — Юнец сказал это звонко, заученно, глотая концы от страха. — Земля моя малая, обид никому не чиню! Прими дань, господин… господин князь, и не разоряй вотчину, отцами завещанную!

    И поклонился. Броня громыхнула, шелом съехал на нос. Дядька подхватил.

    — Судиславич, — сказал я. — Судислава Куньего сын?

    — Племянник, батюшка, племянник, — влез дядька. — По младшему брату, ветвь наша худая, нам с Куньей речки сроду ничего не…

    — Помолчи. Я с князем говорю.

    Дядька захлопнулся, но глазки его работать не перестали. Мальчишка стоял ни жив ни мёртв: дядю его я убил, и он ждал, что род пойдут корчевать до последнего колена. Так тут заведено. Так его деды с чужими родами и поступали.

    — Дань забери, — сказал я.

    Вячко моргнул. Поглядел на телегу, на меня, снова на телегу.

    — Не примешь?.. Худая, да? Мы соберём ещё, воск у нас добрый…

    — Дань добрая. Слушай меня, князь. — Я говорил медленно, чтобы дошло до последнего слова. — Ты никому больше не платишь. Ни мне, ни Изяславу, ни соседям. Живи на земле, паши, торгуй, суди своих сам. Всё что твоё — твоё.

    Мальчишка глядел и не верил. Честно, изо всех сил искал глазами ловушку — и не находил, и от этого пугался ещё больше.

    — А что тогда тебе… господин?

    — Не господин. Кормчий. — Я шагнул к нему ближе. Вблизи было видно, что губа у него закушена, на скуле цыпки, из-под отцова шелома вихор торчит. — А нужен мне от тебя, Вячко, порядок на твоей земле. Люди чтобы сыты, берег тих, на воде у твоей веси никто не озорует. Это твоя служба, княжья. Сдюжишь?

    — Сдюжу, — сказал он и подбородок перестал дрожать.

    — Верю. А теперь второе. — Я поднялся и повернулся к дядьке.

    Тот аж присел под моим взглядом — и заулыбался, заулыбался всем мягким лицом, только глазки заметались вдвое быстрее.

    — Тебя как звать?

    — Нежилом, батюшка… я при князюшке пестуном, сироту, стало быть, пестую, дом веду, худое наше хозяйство…

    — Вот и слушай, Нежил, пестун. — Я шагнул ближе, и улыбка его стала подтаивать. — Князь тут — он. Не ты. Воля, что я дал, — его воля, не твоя. И ежели на этой земле начнётся кривда — соседей щипать станут, людишек продавать, на реке пошаливать, а князь-де молод, не углядел… — я наклонился к самому его лицу, — то я приду и спрошу не с князя. С тебя спрошу, Нежил. И натяну тебе глаз на жопу.

    Стало очень тихо. Даже вода у берега, кажется, привстала послушать.

    — Оба глаза, — сказал я. — По очереди.

    Дядька издал звук, как прохудившийся мех. Улыбка с него стекла вся, и под ней на один вздох мелькнуло его настоящее, кривое, злое нутро. Мелькнуло и спряталось.

    — П-понял, батюшка… как не понять…

    — Вот и славно. — Я повернулся к Вячку, который глядел на это во все глаза. Родилась у меня в голове интересная идея, на них глядючи. — А теперь, князь, первое тебе княжье дело. Через полмесяца приедешь в Устье. Сам приедешь. — Я поглядел на дядьку. — Без него.

    — В Устье?.. — Вячко сглотнул. — Зачем?

    — Затем, что река у нас одна, а хозяев на ней — вон, что заборов. Каждый за своим тыном сидит, а промеж тынов шваль лазит. Хватит. Будет сход. Все, кто на реке живёт, — князья, бояре, старосты, — сядем и уговоримся, как реку держать всем миром. — Я щёлкнул пальцем по его шелому, и тот сел на место. — И ты там будешь сидеть, князь Каменного ручья. По праву. Голос у тебя теперь есть.

    Мальчишка выпрямился так, будто из него жердь выросла. Броня и та, кажется, села лучше.

    — Буду, — сказал он. — Приеду, Кормчий. Сам.

    — Правь долго, Вячко Судиславич.

    Отвалили. Мальчишка стоял у воды, глядя нам вслед, и телега с данью стояла при нём, и дядька при нём — на шаг позади, где ему отныне и место.

    — Слышь, Кормчий. — Бес глядел на меня с прищуром. — А чего это было-то сейчас? Какой сход, чего мы уговариваться будем? Мы ж вроде сами реку держим, не?

    — Держим. А теперь считай, Бес. — Я загнул палец. — Мы на юг уйдём — кто реку держит? Гудим в Крутце да три десятка стариков. У Устья своя печаль. А лоскутов по берегам — дюжина: Вячко этот, боярин Творимир и прочие. Каждый сам по себе и сам за себя. Придёт новая шваль — они по одному и лягут, как ложились под Глеба. — Я загнул второй. — А если мы всех сведём, дозоры общие сделаем, весть по цепи наладим. Вот тогда лихого человека бьют всем берегом. Такую реку швали не взять, даже покуда я на юге.

    — Это что ж… — Гнус поскрёб подбородок. — Это вроде как ватага, только из князей?

    Я поглядел на него. Вот уж кто умеет назвать вещь.

    — Ватага из князей, — повторил я. — А что, Гнус. Так и запишем.

    Волк у борта хмыкнул:

    — Глаз на жопу. По свету хожу — такой угрозы не слыхал. Надо запомнить. Для родни.

    — А это как? — задумался Гнус.— Придёт время — увидишь.

    — Типун тебе! На кой-мне такое видеть, мне рассказать!..

    К вечеру второго дня встретили торговых.

    Сверху, от волоков, шёл караван — три дощаника, гружённых по самые борта, с товаром. Шли они вниз, к Устью, и нас увидели из-за поворота. Я через воду почуял как у них сбилась гребь и как заметались корпуса, но бежать некуда, река одна. Решили не бежать. Передний дощаник подгрёб сам, и седой купец в дорожном кожухе поднялся к нам. Был он спокойный, тёртый, с глазами, которые считали всё разом: пушки под рогожей, число лодей, чёрный флаг.

    — Здрав будь, хозяин, — сказал он, безошибочно найдя меня глазами. — Далеко ль хозяйская рука ныне достаёт? Мне для торгового расчёту знать надобно: где чьё и кому платить.

    Вот это разговор. Ни страха, ни лести. Люблю торговых.

    — Достаёт от волоков до Глотки пока что, — сказал я. — Платить на реке будешь один раз, на Устье. Больше никому. Встретишь, кто требует, — запомни рожу и скажи в Устье воеводе Путяте. С той рожей поговорим потом. Ну а Глоку мы скоро уберём и станет один мыт до Волгвы.

    Купец крякнул поглядел на меня внимательно. Потом на реку — вниз, где лежало Устье. Потом снова на меня.

    — Один раз, — повторил он, пробуя слово на зуб, как монету. — На всей Молгве — один раз… Это, хозяин, ежели не брешешь, то у тебя тут через год торга станет втрое. Я съезжу — погляжу. И другим скажу, чтоб глядели.

    — Скажи. И вот ещё что, торговый. На волоках что слыхать?

    — На волоках-то? — Купец огладил бороду, и глаза его сделались нейтральные, как у всех купцов, когда их спрашивают о князьях. — Тихо на волоках. Изяслав-князь мыт берёт по-божески, порядок держит… Гридь, правда, — он глянул на меня коротко, — гридь у него нынче вся при деле. Сборы у них там какие-то. А какие — то не торгового ума дело, мы люди проезжие.

    — Проезжие, — согласился я. — Ну, проезжай, торговый. Путь чист.

    Караван ушёл вниз, и я глядел ему вслед, катая в голове купцово слово. Сборы.

    Услышал гонца, стало быть, старый волк. Считает. Собирает.

    — Кормчий! — крикнул Щукарь с носа. — Погост на правом! Никак встречают!

    Встречали.

    На высоком берегу стояла серая церковка с луковкой в деревянной чешуе, при ней погост — избы причта, амбар, кладбище за оградой. А от церкви к воде, нам наперерез, тёк крестный ход. Впереди шагал здоровенный, чернобородый поп в ризе, за ним дьякон раздувал кадило, следом плыли хоругви, иконы на рушниках, и валил приход: десятков шесть народу, с ребятнёй. Шли быстро, чинно, и пели на ходу — грозно пели, всей грудью.

    Они словно на нас наступали.

    — Это чего деется? — Гнус вытянул шею. — Это они нас… чего?

    — Изгонять идут, — сказал Волк со знанием дела. — Нечистого с реки. Тебя, Гнус, первого.

    — Меня-то за что⁈

    Ход дотёк до обрыва над самой водой и развернулся к нам фронтом. Хоругви встали стеной. Дьякон замахал кадилом так, что дым повалил на реку клубами, как из доброй коптильни. А поп вышел на край, поднял крест обеими руками, на весь флот разом, и грянул через воду голосом, каким останавливают табуны:

    — ИЗЫДИ, СИЛА НЕЧИСТАЯ, С ВОДЫ НАШЕЯ! ИЗЫДИ, НАЙМИТ ТЬМЫ, В ПРЕИСПОДНЮЮ СВОЮ! ЗАКЛИНАЮ ТЯ КРЕСТОМ ЖИВОТВОРЯЩИМ — СГИНЬ, РАССЫПЬСЯ, В ВОДУ УЙДИ, ОТКУДА ПРИШЁЛ!!!

    И приход за ним взял разом, на все глотки:

    — Да воскреснет Бог, и расточатся врази его-о!..

    Сильно. Честно скажу — сильно. Мужик с деревянным крестом вышел на обрыв против флота с артиллерией и работает не дрогнув. В той моей жизни такого попа взяли бы боцманом не глядя.

    На палубах меж тем творилось расслоение. Ротные истово, поясно крестились. Для крещёной половины войска нас сейчас порицала небесная канцелярия, и им было не по себе. Старые ватажные ржали вполголоса и сплёвывали за левый борт. Медведевы гребцы кланялись куда-то мимо церкви, своему, речному. А молодой гридень из некрасовских обернулся к Гнусу:

    — Дядька Гнус… а ну как вправду? Ну… сгинем?

    — Кто, мы? — Гнус даже обиделся. — Малой, ты гром наш слыхал? Слыхал. Вот и попы слыхали, оттого и орут. А Кормчему ихнее «изыди» — что мёртвому припарка. У него уговор.

    — Какой уговор?

    — Известно какой. С Чернобогом, — буднично сказал Гнус. — Тот ему сталь да гром, а он тому чужую кровь. Чужие боги ему не указ.

    Парень стал белее рубахи и перекрестился вдвое размашистей.

    Так. Легенда работает, приход работает, дьякон вон кадило скоро оторвёт. Один я стою без дела. Непорядок.

    — Малый ход. Право помалу, к берегу сажен на двадцать.

    «Навь» покатилась к обрыву, и пение над водой дрогнуло: нечистая сила шла на сближение. Задние ряды прихода попятились. Поп — надо отдать ему должное — не двинулся ни на вершок, только крест поднял выше.

    Я вышел на нос, чтоб меня видели и махнул всему честному собранию.

    Обрыв озадаченно притих.

    — Здорово, отче! — крикнул я через воду. — Складно поёте! Далеко слыхать!

    — Не глумись, окаянный!!! — Поп грянул с новой силой, но в голосе, я расслышал, появилась первая трещинка недоумения. — Крестом тя заклинаю — СГИНЬ!!!

    — Да погоди ты меня заклинать, дай слово сказать. — Я упёрся ногой в планширь. — Ты ж меня изгоняешь, отче, а сам небось не проверил — а ну как я не изгоняюсь? Давай по-честному попробуем. Гляди!

    И я перекрестился широко так, лоб — живот — плечи, как деды учили, — и остался стоять, где стоял.

    Над обрывом сделалась великая тишина. Дьякон забыл качать кадило, и дым пошёл вверх тонкой прямой ниткой. Старухи в первом ряду мелко закрестились. Кто-то из ребятни звонко, на весь берег, спросил: «Мамк, а чего он не сгинул?» — и на него зашикали.

    Поп стоял с поднятым крестом и глядел на меня. Долго глядел. Потом медленно, очень медленно крест опустил.

    — Ты… — Он поискал слово. — Ты крещёный, что ли⁈

    — А ты думал! — Я развёл руками. — Отче, вы кого хоронить собрались? Вся река брешет — вы и поверили? Я тебе так скажу: брехне про меня верь через одну. Та, что про гром, — правда. Остальное — как сойдётся.

    — А… — Поп поглядел на крест в своей руке, на меня, на приход, который таращился на нас, открыв шесть десятков ртов. — А про Чернобога?..

    — А про Чернобога спроси у Чернобога. — Я усмехнулся. — Я его сам ни разу не видал. Мне, отче, с ним видаться некогда — у меня река немерена, дел невпроворот… Кстати, о делах! — Я перешёл на хозяйский тон, и это добило его окончательно: изгоняемый бес заговорил, как заезжий тиун. — Слушай сюда, погост! Мыта с вас на реке отныне нет — ни мне, ни князькам, никому! Воском торгуйте, куда торговали, вода чистая! А через пол месяца в Устье будет сход — вся река съедется: князья, старосты, торговые. Уговариваться, как реку миром держать, чтоб шваль не лазила! Пришлёшь своего человека, отче, — попа ли, дьяка, — у погоста голос есть, и я хочу его на сходе слышать! Всё! Конец слова!

    Тишина стояла такая, что слышно было, как на кладбище за оградой орёт одинокая ворона.

    — Сход… — повторил поп. Он глядел на меня уже без креста, просто так, и в глазах его большая служебная гроза мешалась с большим человеческим любопытством. — Чуден день… Изгонял беса — а бес крещёный, да ещё на сход зовёт…

    — Так пришлёшь?

    — Пришлю! — рявкнул он вдруг сердито, по-хозяйски, и я понял, что этот придёт сам. — Пришлю, наёмник, не сумлевайся! Хоть погляжу вблизи, что ты за птица, — а то через воду не разберёшь, крестишься ты али отмахиваешься!..

    — Вот и сговорились. Отваливай!

    «Навь» покатилась от берега. Приход провожал нас всем фронтом — хоругви, разинутые рты, забытое кадило, — и уже на отходе я услышал, как за спиной попа старушечий голос внятно, на весь обрыв, подвёл итог:

    — А крестится-то справно… Може, врут люди-то, а, батюшка? Може, он и не бес вовсе, а так — шалопутный?

    Палуба легла от хохота. Гнус вытирал слёзы. Даже Рыжий издал звук.

    Один только молодой некрасовский гридень не смеялся. Он стоял у борта, глядел то на меня, то на удаляющийся погост, и по лицу его было видно: в голове у парня сейчас тяжело, со скрипом, поворачиваются жернова. Крестился — и не сгинул. Чернобог — а крещёный. Бес — а мыт отменил.

    — Не мучайся, малой, — посоветовал ему Гнус, отсмеявшись. — Я при Кормчем давно хожу и так тебе скажу. Понять его — ума не хватит ни у тебя, ни у меня, ни у попа того. Ты просто запомни главное.

    — Чего главное?

    — Он — наш. А остальное пущай Чернобог с Господом промеж себя разбирают, у них разговор давний.

    До Твердцы оставалось полдня хода.

  

  
    Глава 3

    Старый Гостомысл не любил тихих вёсен.

    Шумных не любил тоже — шумная весна это вода дурная, броды играют, вильцы лезут по большой воде, — но тихих не любил крепче. Тишина на порубежье не про отдых. Тишина — это когда кто-то затаил дыхание.

    Нынешняя весна стояла тихая, как утопленник.

    Он ехал вдоль засеки верхом, по гребню — как ходил каждое третье утро, — и читал свою межу. Засека стояла справно. Завалы обновлены с осени, колья свежие, на дубу у Лосиного оврага дозорная клеть, и в клети маячил Первуша. Он не спал, вертел головой, потому что службу знал. За засекой и полосой драного леса, лежала Твердца, а за Твердцой — чужая сторона, вильцева, откуда приходило всё худое, что он в жизни видал.

    Но и там было тихо, что настораживало. Худое шло снизу, с Молгвы, и шло оно слухами.

    Первый приполз с рыбаками: Устье-де осадили, Глеб-князь привёл орду вильцев, посад пожёг. Гостомысл тогда слухом этим повертел, как вертят подозрительную монету. Глеб — и вильцы? Свой князь — и лесные кровопийцы? Не вязалось.

    А вскоре пришли новые слухи, и уже с трёх сторон сразу. Люди говорили, что осаду сняли. Пришёл-де с низовий кто-то на чёрных кораблях, и был при нём гром рукодельный. От грома того лодьи лопались, как гнилые бочки, а Глебова сила легла вся. Самого Глеба, бают, судили в Устье всем городом и ссекли голову на площади.

    Вот тут старик слух вертеть перестал.

    Потому что была у него своя проверка, надёжней всех рыбацких языков. Вепрь. Сосед через Твердцу, порубежный князь. Всю жизнь они с ним бок о бок: грызлись за покосы, судились за броды, а как из-за реки лезло лихо — вставали рядом, потому что иначе на меже не живут. И вот уж который день Вепрева сторона молчала. Гостомысл послал дозор посмотреть засеки. Дозор вернулся серый и доложил, что застава пуста. Не побита — ПУСТА. Ни людей, ни лодей, очаги холодные, добро вывезено. Значит, сотня ушла — вся, с князем, — ушла воевать и не вернулась.

    Стало быть, слухи не врали. Там, внизу, легли и Глебовы, и Вепревы. Тот, с громом, съел двух князей разом — и сидит теперь на реке, ниже по течению, во всей силе.

    — … батюшка воевода! Гостомысл Твердятич!

    Он обернулся. Снизу, от городца, рысил Нечай — меньшой из дружинных, весёлый балаболка, каких на заставе держат для духу.

    — Батюшка, там это… старшой твой приехал! Милонег Гостомыслич! С мельницы средний тоже! Тебя во дворе дожидают!

    Ну ещё бы не дожидали.

    Гостомысл тронул коня вниз, к городцу, и по дороге позволил себе подумать о сыновьях.

    Сыновей у него было трое.

    Старший, Милонег, сидел на вотчине, что Гостомысл ему отписал, когда делил нажитое. Крепкий был парень когда-то, на меже стоял неплохо. Осел. За спокойные годы оброс двором, мёдами, брюхом и бабьей роднёй. Топор его, сколько старик знал, висел в клети под шубами.

    Средний, Житобуд, взял мельницу с угодьями. Торговался, молол, богател, судился с помольцами, и в глазах его старик давно уже видал одну только цену всякой вещи. Третий, Твердило, — этого он отдал в люди. Серебром снарядил и свёл в гридь к самому Изяславу на волока. Ходил слух — служит справно, в десятниках. Этот был из троих самый воинский… из троих.

    Из четверых — второй по силе.

    Про четвёртого в доме Гостомысла не говорили. Ни он не говорил, ни челядь при нём не смела, а сыновья и подавно. Был четвёртый — и нет четвёртого. Куда съехал, где носит — старик не спрашивал ни одного проезжего ни разу.

    А слушал — каждого.

    Мать бы их помирила, но умерла, когда четвёртому было семь, — с тех пор в доме говорил только он, Гостомысл, а он говорить не умел. Умел служить. Вот и выслужил: три сына при добре — и тишина в доме, вот такая же, как эта весна.

    У ворот городца он спешился, кинул повод Нечаю. Со двора уже шли навстречу оба — Милонег, грузный, в наспех надетой брони, что сходилась на нём с горем пополам, и Житобуд, сухой, в кольчужке доброй, но сидевшей на нём, как хомут на козе.

    — Батюшка! — Милонег дышал, как после подъёма в гору. — Слыхал⁈ С нижней заставы прибегали — по Молгве флот идёт! Чёрный! Тот самый, батюшка, — с громом который! Вверх идёт, к нам!

    — К нам ли, к Изяславу — то неведомо, — быстро сказал Житобуд. — Может, мимо пройдёт. Может, ему волока надобны, а не мы. Нам бы, батюшка, покуда добро в лес свезти, я телеги уже велел…

    Гостомысл поглядел на них и сказал то, что говорил на этой меже всякой беде:

    — Добро твоё лес не спасёт, коли межу не удержим. Ступайте оба к заставе. Брони подтяните.

    И пошёл к вышке — слушать реку.

    * * *

    Гонец пришёл на другой день, к полудню, — и пришёл так, что старик всё понял раньше слов.

    Конь встал у ворот весь в мыле, а Сбыслав с нижней заставы — мужик тёртый, двадцать вёсен на меже — сполз с седла и не сразу распрямился. Гнал, стало быть, от самой Молгвы без роздыху.

    — Воевода… — Он вытер рот тылом ладони. — Вошли в Твердцу. Поутру вошли.

    — Сколько?

    — Корабль о двух мачтах, косые паруса — сроду таких не видал, против ветра идёт, как посуху. За ним лодьи с воинством. На лодьях гриди десятков семь, може восемь, окромя гребли. — Сбыслав перевёл дух. — А на Молгве, у самого устья, остался ихний большой, о двух горбах. Встал на плёсе и стоит. Это он, воевода. Тот, что громом бьёт. Горбы рогожей укрыты, а под рогожей…

    — Видал я под рогожей. — Гостомысл не видал, но перебил, ведь у страха глаза велики, а ему сейчас нужны были не Сбыславовы страхи. — Идут ходко?

    — К вечеру у среднего брода будут. Ране не поспеют — Твердца играет ещё.

    К вечеру. Полдня сроку.

    — Ступай поешь. Конь загнан — возьмёшь свежего.

    Двор уже гудел. Весть влетела в городец раньше гонца — вести всегда так, — и по дворам голосили бабы, гремело железо, ревела скотина, которую вьючили. А через двор, оскальзываясь на грязи, к нему уже бежал сам хозяин.

    Князь Борислав Судиславич. Пятый десяток, жидкая бородёнка, глаза навыкате. Его отец, старый Судислав, был воин — это при нём Гостомысл встал на межу. Сын пошёл не в отца. Всю жизнь просидел за стариковой засекой, как за печкой, собирал медовую дань, судил смердов — и искренне полагал, что это и есть княжение.

    — Воевода!.. — Голос у князя был уже сорванный. — Гостомысл Твердятич, отец родной!.. Идут⁈ Ко мне идут⁈

    — К вечеру у среднего брода будут.

    — Ох ты ж… ох ты ж Господи… — Князь вцепился себе в бородёнку. — Это ж он, тот самый! Глеба съел! Вепря съел! Вепря, воевода, — со всей сотней! А у нас что⁈ У нас полсотни всего!.. Надо бежать. В леса надо, воевода, к Изяславу надо гонца, пусть заступится, он большой, у него пять сотен!..

    — Изяслав за тебя не заступится, князь. — Гостомысл сказал это сухо. — Изяслав будет глядеть с волоков, чем у нас кончится. Как всегда глядел.

    — Тогда… тогда дань! Дань собрать! Меха, мёд, серебришко какое есть!.. Повинимся, поклонимся, он же пограбит да уйдёт, им же грабёж надобен, разбойники же!..

    Старик слушал, и внутри у него было пусто, как перед всякой сечей. Князь был не трус даже — просто никто. Годы за чужой спиной делают из человека вот такое. Ну да не ему это судить. Ему это беречь.

    Служба такая.

    — Дань собери, — сказал он. — Пригодится, каков бы разговор ни вышел. Сам с семьёй и добром — в лес, на дальние починки, дорогу знаешь. А к броду выйду я.

    — Ты?.. — Князь моргнул. — С дружиной? Воевать⁈

    — Встречать. — Гостомысл поглядел поверх его головы, на засеку, на серое небо над Твердцой. — Воевать с громом — людей даром класть. А пустить на землю молча — не по службе. Выйду, встану, спрошу, чего ему надобно. Дальше — как Бог даст.

    — Так он же… воевода, он же тебя!.. Первого же!..

    — Стало быть, первого.

    Он сказал это так, как говорил «стало быть, дождь» — и пошёл распоряжаться, оставив князя посреди двора с открытым ртом.

    Распорядился он быстро, потому что всё давно уже было продумано.

    — Дружине — к среднему броду. При бронях, при копьях. — Десятники стояли перед ним полукругом, слушали. — Луков не доставать, стрелы в тулах. Мы встречать выходим, не воевать. Уразумели?

    — А коли они первые почнут? — спросил Осока, старший десятник.

    — Тогда и узнаешь. Ступайте.

    Обоз он отдал Сбыславу — тот всё одно остался без коня:

    — Баб, ребятню, скотину — в лес, на дальние починки. Идёшь старшим. Ворочаться не спеши: покуда сам не пришлю — сиди.

    — А ты, воевода?

    — А я тут. Ступай.

    На засеке оставил пятерых, старшим — Первушу на вышке, и Первуше вбил отдельно:

    — Глядеть будешь не за Твердцой. За Молгвой гляди, на плёс, где ихний большой встал. Двинется большой с места — жги смолу, не жди.

    — Так вильцы ж, батюшка, с той стороны завсегда…

    — Были времена — вильцы. Нынче беда до вильцев с воды придёт. Гляди, куда велено.

    А сыновей он нашёл у конюшни.

    Оба навьючивали коней и по вьюкам этим всё было видать. Не к броду с дружиной они собрались. К броду с ларцами не ездят.

    — Куда?

    Сыновья обернулись. Старший побагровел, средний — тот глаз не отвёл, средний считать умел:

    — Батюшка, рассуди сам, что мы у того брода?.. Полсотни против грома — это ж смерть, а у меня мельница, помольцы, у Милонега двор полон, детишки… Мы ж не гридь тебе, мы своё хозяйство…

    — Своё хозяйство, — повторил Гостомысл.

    И больше ничего не сказал. Поглядел на одного и на другого, повернулся, и пошёл к своему коню.

    Он слышал, как они заторопились. Скрипнули сёдла, Милонег буркнул что-то про «проводим обоз — и следом, батюшка, следом…». Врал. Оба врали, и оба знали, что он знает.

    Одиннадцать лет назад он сказал четвёртому: тебе землю дать — ты братьев съешь.

    Старик сел в седло и посмотрел на небо. С полудня наволакивало, от Твердцы тянуло сыростью — к вечеру, глядишь, заморосит.

    Съешь, не съешь… А только тот, четвёртый, к броду бы нынче вышел. Первым бы вышел, поперёд отца.

    Гостомысл тронул коня.

    Об таком думать было поздно, пусто и не по службе.

    * * *

    К среднему броду вышли загодя и встали на своём брегу, как велел Гостомысл.

    Полсотни при бронях стояли молча. Копья к ноге, луки за спинами, стрелы в тулах. Строй для встречи, но всё же строй. Пусть видят с воды, что земля не пустая. Сам он встал перед серединой, пеший, отдав коня Нечаю. Разговаривать с водой сподручней на своих ногах. Помирать тоже.

    Твердца несла мимо серую весеннюю воду и играла на перекате. Морось, что собиралась с полудня, так и не пролилась — висела в воздухе водяной пылью. Лес за рекой стоял размытый, будто во сне.

    Ждали долго. Дружина наговорилась ещё на заставе, а чего не договорила, то каждый договаривал теперь про себя. Осока-десятник мерно оглаживал усы и сам того не замечал. Позади сопел молодой Нечай — ему впервой было ждать такого.

    Потом из-за поворота вышли паруса.

    Первым шёл корабль, каких Гостомысл не видал за всю жизнь, хотя жизнь его прошла у воды. Две мачты несли косые паруса, поставленные вкось ветру, и корабль шёл против этого ветра. Шёл ходко, без единого весла, с креном. Следом на вёслах выгребали две лодьи, чёрные от людей и железа. Замыкал струг.

    По строю прошёл вздох. Кто-то сзади забормотал молитву.

    Гостомысл стоял и считал по старой привычке, хотя считать было нечего. На лодьях шла сотня гриди с лишком, окромя гребли. На переднем корабле вдоль бортов стояли ещё десятки, и среди них зоркий глаз выхватил особых. Эти держались вольно, вразброс, а оружие сидело на них, как когти на звере. Эти не гридь — пострашнее гриди. А на Молгве, в полудне хода, ждал большой корабль с громом. Против его полусотни шла сила, какой на этой меже не бывало со времён большой войны.

    Всё, стало быть. Вот оно и пришло.

    Он поймал себя на том, что спокоен, и спокойствию не удивился. Вся его служба к этому дню и готовила.

    Передний корабль сбавил ход. Паруса на нём обмякли и полегли, как по волшебству, и корабль покатился к броду. Теперь лучше стало видать людей.

    У рулевого весла стоял седой кряжистый дед. Этот был понятен — кормщик. Хотя нет, не всякий кормщик правит таким кораблём. Вдоль бортов темнели люди. А на самом носу, впереди всех, стояли двое.

    Гостомысл стал читать их, как читал всю жизнь любую подходящую силу.

    Первое и самое неправильное, что бросилось в глаза — на месте вожака стоял молодой. Парень, двадцати лет в простой рубахе под кожухом. Он стоял неподвижно, чуть расставив ноги, как стоят на палубе природные речники, и глядел на берег. На строй. На него, Гостомысла. Спокойно глядел, словно хозяин на своё поле. Что уродилось, то и уродилось. Всё моё.

    И старик, мерявший людей перед сечей, ощутил под сердцем холодок. Такого холодка не дали ему ни флот, ни счёт клинков.

    Не ищи золота, старик, не ищи дорогого меча. Вон стоит самый страшный зверь этой воды — в простой рубахе. И от него по всей силе, что идёт следом, расходится опасность, что сжимает сердце.

    За плечом зверя стоял второй. На нём глаз и запнулся.

    Высокий, в чёрном, он стоял на полшага сзади, вольно и грозно разом. И было в нём узнавание, что кольнуло старика. В развороте плеч, в посадке головы, в том, как он держал руки. Было это что-то знакомое до оскомины — где-то виданное, давно виданное. Гостомысл гнал эту занозу прочь, не до неё. Заноза не шла. Она ныла, как ноет к непогоде старый перелом.

    Корабль зашуршал днищем по гальке и встал саженях в десяти, поперёк брода. Стало так тихо, что слышалось, как капает с обмякших парусов.

    Два строя глядели друг на друга через полосу серой воды. Полсотни на берегу, сила на воде, и никто не шевелился. Морось висела между ними. В этой тишине, натянутой, как тетива, решалось всё. Гостомысл набрал воздуху — начинать полагалось ему, хозяину берега…

    — ЗДОРОВО, ДЯДЬКИ!!!

    Со струга, что подваливал слева, орали и махали шапкой.

    — Вы чегой-то стоите, как на похоронах⁈ А это никак Волкова батьки земля⁈ — Светловолосый перевесился через борт и сиял, как начищенный котёл. — Точно евонная! Волк, слышь! Гля, порода-то — вылитый ты, тока старый! Батька, что ль, твой⁈ Здорово, батька!!! А мы к вам… это… В ГОСТИ!!!

    Тишина сделалась звенящая.

    На лодьях кто-то хрюкнул. Седой кормщик медленно, с наслаждением, закрыл лицо ладонью. Молодой зверь на носу не шелохнулся, только в углу рта у него что-то дрогнуло.

    А у Гостомысла в груди оборвалось и ухнуло вниз.

    Волк.

    Слово ударило, и заноза вошла до кости. Он рывком, уже не таясь, впился глазами в высокого. Разворот плеч был его. Посадка головы — покойницы-жены. А стать… Господи, да это ж он сам, у этого же брода.

    Слышал он, что носило где-то четвёртого по низовьям, при разбойных, при атаманах… При каком атамане, старик? Вот при этом. Вот же он стоит — у правого плеча самого страшного зверя на всей реке. У плеча таких держат первых.

    Высокий в чёрном повернул голову.

    Через десять саженей серой воды, через одиннадцать лет на Гостомысла глянуло чужое, взрослое, резаное лицо. И из этого чужого лица на него глядели глаза его четвёртого сына.

    — Твердислав… — сказал старик.

    Над водой стояла такая тишина, что услышали все.

    По лодьям прошло, как ветер по ржи. Ватага впервые слышала, как их Волка зовут.

    А Волк — Твердислав, четвёртый, волчонок — глядел на отца через воду и молчал. Между ними, на перекате, мелко и торопливо, как чужое сердце, билась о камни Твердца.

    — Ну чего… — растерянно сказал парень со струга, обводя глазами оба онемевших берега. — Чего опять не так-то?..

  

  
    Глава 4

    Сходни ударили в гальку, и Волк пошёл на отцов берег.

    Кормчий за спиной не сказал ни слова, только руку поднял — и вся сила осталась стоять на воде. Понимает, зверюга. Сюда со свитой не ходят. Эти десять саженей либо пройдёшь сам, либо нечего было и плыть.

    Десять саженей и одиннадцать лет.

    Галька хрустела под сапогами. Он по ней бегал босиком, он на ней чуть не оставил зуб, когда Милонег спихнул его с обрыва. Вода в Твердце пахла камнем и хвоей, как пахла всегда. От этого запаха внутри поехало что-то давнее, укрытое, чего Волк одиннадцать лет не трогал.

    Отец смотрел, как он идёт.

    Старый. Вот что ударило сильней всего. В памяти отец оставался глыбой: чёрная борода, голос, от которого приседали кони, ручищи, гнувшие подкову на спор с Вепрем. А у воды ждал седой отец, полегчавший, с морщинами, которые смотрелись как трещины в дубовой коре. Только глаза остались прежние. И перед полусотней он стоял впереди, как стоял всю жизнь.

    Он ведь помирать сюда вышел. Волк понял это ещё с палубы, по строю. Так не воюют. Так провожают себя, по чести и по службе. Старик собрался лечь под гром на родном броду.

    А с воды пришёл не враг, а сын.

    За три сажени отец шагнул навстречу. Волк не ожидал, но он взял его за плечи обеими руками, стиснул так, что врезалась кольчуга, тряхнул — будто проверял, не мерещится ли. И не отпустил. Держал и смотрел, ел глазами, и лицо его ходило, подыскивая слова. Волк видел вблизи то, чего ждал меньше всего.

    Не радость даже. Застарелую вину.

    Она стояла в отцовых глазах как слежавшаяся шерсть. Так смотрят на сад, выросший без хозяина: любуются и казнятся себя разом. Одиннадцать лет назад ему дали коня, топор и порог. Парень взял и выжил. И без него вырос.

    — Живой… — Голос дрогнул на первом же слове. — Ишь ты. Заматерел-то как.

    — Твоя порода.

    Отец издал горлом короткий звук, похожий на странную усмешку. Руки с его плеч он убрал медленно, с усилием. Дружина глядела в полсотни глаз, и воевода выпрямил спину, а глаза остались распахнутые, и вина из них никуда не ушла.

    — К нам-то… — Он мотнул головой на флот и не сумел спросить прямо. — По делу — или как?

    В голосе, против воли, стояло голое: ко мне? Ты — ко мне?

    — К тебе, отец.

    Старик прикрыл глаза на один вздох. Волк увидел — и забирать этот вздох не стал.

    — Только вести я привёз худые. — Он повысил голос, чтобы услышал весь строй. — И говорить их буду при людях. Их это тоже касается.

    Отец поглядел на него, потом на дружину. Кивнул.

    — Говори.

    — Сперва скажите, что вы тут слыхали. Про Устье.

    Строй завозился. Ответил Осока — старый десятник помнил Волка ещё мальцом, а сейчас глядел, как на чужого:

    — Слыхали, что осаждали его. И что осаду сняли. Купцы брехали — Глеба-князя не то убили, не то судили… И что сосед наш сгинул куда-то со всей сотней. — Он помялся. — А ещё брешут, будто ходит по реке чёрный флот, и гром при нём. Только мы брехне не больно…

    Осока осёкся и поглядел на воду.

    — Не брешут, — сказал Волк. — Всё так. А теперь слушайте, чего вам ни один купец не расскажет, потому что не знает. Устье осаждали не Глебовы. То есть Глебовы тоже — да сами по себе они страшны не были. Сам бы он Устье не взял даже с Вепрем на пару, поэтому Глеб привёл орду Вильцев. Больше семи сотен.

    Берег охнул разом, в полсотни глоток.

    — Вильцев⁈ — Осоку аж качнуло. — Откуда семь сотен⁈ Их же… они же за болотами! Они большой ордой сроду не ходили! Да и как — мимо нас⁈ Тут бы всякая застава увидала!

    — А вот это самый главный вопрос, Осока. — Волк говорил теперь тихо, и от этой тишины строй подался к нему. — Как. Семь сотен лесных прошли на Молгву — и ни одна застава не свистнула. — Он помолчал. — Потому что вели их тайными волоками. И волоки те были Вепревы.

    Стало очень тихо. Слышно стало реку на перекате.

    — Врёшь, — сказал Осока. Без крика сказал, почти попросил. — Твердислав… Ты ж его знал. Он же с нами о прошлом годе на этом самом броду вильцев сёк. Плечом к плечу. Он же…

    — Плечом стоял, а калитку за спиной держал. — Волк обвёл глазами строй. — Ему заплачено было, мужики. Уговор у них был с Глебом. Вильцам — Устье на разграбление, Глебу — устьевский стол, Вепрю — куны и доля в добыче. Вот он и расстарался, соседушка наш. Всю орду малыми отрядами тащил через свои земли у вас за спиной.

    Вот теперь берег взорвался. Осока от злости вогнал копьё в гальку. Кто-то матерился как матерятся, когда рушится то, на чём полжизни стояло. У этих людей за спинами лежали деревни. Бабы, ребятня, старики по починкам — всё, что заслоняла эта межа. И сосед, с которым делили межу, предал.

    Отец не проронил ни слова. Он стоял среди ревущего строя неподвижно, и лицо его темнело, наливаясь тем страшным, что Волк помнил с детства и что видел за всю жизнь раза три.

    — Где он, — сказал отец. Не спросил. Потребовал. — Вы взяли Вепря?

    Берег стих.

    — Нет его больше, отец. — Волк смотрел ему в глаза. — Взяли мы его на воде, со всей сотней. И перед концом я ему сказал — за что. — Слова падали в тишину, как камни в колодец. — За твои засеки, которые он продал. За эту межу.

    — Кто? — только и спросил отец.

    — Рука моя.

    Осока медленно стянул шелом. За ним второй. Третий. По строю пошло — без команды, вразнобой, и полсотни человек встали простоволосые перед тем, кого одиннадцать лет считали пропащим.

    А отец всё глядел на него. Долго глядел, и в распахнутых глазах его ворочались годы соседства, спасённые засеки, и волчонок, которому нельзя землю.

    — Пойдём на двор, сыне, — выговорил старик наконец. Голос был глухой, и службы в нём не осталось совсем. — Такое… такое сидя надо. И этого зови. — Он кивнул за плечо Волку, на воду, где на носу невиданного корабля стояла неподвижная фигура. — Старшого вашего. Я ж вижу, чей ты теперь… Как хоть звать-то его?

    — Кормчим зови. А так Ярослав он.

    — Кормчим… — Отец поглядел на флот, на чёрный флаг и покачал головой. — Ну, зови Кормчего. И вот что… — Он обернулся на дружину, и голос его впервые за утро отпустило: — Чего простоволосые встали, служилые⁈ Гостей с воды примать! Осока — баню тoпить! Которая изба почище — под стол! А то и на улице накроем. Тут никакой избы не хватит!

    И берег ожил, загомонил, задвигался — а со струга, который только того и ждал, немедленно грянуло:

    — ВО! БАНЮ! — Гнус висел на борту и сиял. — Слыхали, братцы⁈ Нам баню топят! Кормчий, а я говорил — хорошие люди! Я порубежных завсегда уважал! У меня дед сам с порубежья был — во-о-от с таки-им копьём!..

    — Это кто? — спросил отец.

    — Это Гнус. — Волк вздохнул. — Привыкай, отец. Он теперь и до тебя доберётся.

    * * *

    Кормчий сошёл на берег, когда дружина уже смешалась с гостями.

    Волк смотрел, как отец идёт ему навстречу, и ловил себя на том, что ему важна эта встреча. По-дурацки, по-мальчишески важно — как отец примет вожака. Одиннадцать лет прожил без отцова слова, а тут стоял и ждал, как малой у околицы.

    Сошлись они у самой воды. Седой воевода и парень в простой рубахе встали в двух шагах друг от друга и молча глядели. Два зверя мерили один другого, не пряча этого занятия, и берег притих.

    А ведь Ярик стал настоящим вожаком. После Устья он словно заматерел. Волк это еще давно отметил, а сейчас только подтверждал про себя.

    — Ярослав, стало быть, — сказал отец.

    — Гостомысл Твердятич, стало быть.

    — Молод ты. — Отец отметил это с интересом. — Мне про тебя такое рассказывали, что я думал — тебе лет сто. И росту ты сажень.

    — Брешут. Сто ещё не стукнуло.

    Старик хмыкнул. Поглядел на флот, на чёрный флаг, снова на Кормчего.

    — Сына моего под свою руку взял.

    — Он мне друг, а не гридень. Моей руки тут нет. — Кормчий выдержал отцов взгляд, не мигнув. — А скажу тебе, воевода, как есть: из всех, кто со мной ходит, твой сын — первый клинок. В любом деле. Второго такого на реке нет.

    У Волка в груди стиснуло и отпустило. А отец на один вздох прикрыл глаза, как давеча на берегу, и кивнул. Не Кормчему — себе.

    — Ну, идём, гость. В ногах правды нет.

    До городца шли всей толпой, вперемешку, и дорога успела сделать своё дело. Гнус пристроился к Осоке и уже дознался, что мёд у воеводы стоялый, пятилетний.

    — Пятилетний! — Гнус аж приостановился. — Осока, друг, ты пойми, я ж не пьянства ради спрашиваю. Я ж по мёду знаток. Меня в Устье к бочкам не подпускают — боятся, что оценю лишнего.

    — Оценщик, — хмыкнул Бес сзади. — Тебя от бочки в прошлый раз четверо оттаскивали.

    — То не оттаскивали! То я показывал, как за бочку держаться надо, если что!

    Порубежные заржали. Молодой Нечай, осмелев, спросил у Беса про шрам — и получил в ответ историю такой красоты, что даже Волк, слышавший её в шестом изводе, узнал не всё. Один Рыжий шёл молча, и порубежные на него косились с уважением особого рода: этот за всю дорогу не сказал ни слова, а топор у него сидел так, что слов и не требовалось.

    А потом открылся городец, и Волк замолчал сам.

    Двор детства оказался меньше, чем помнился. Вышка, что в памяти упиралась в небо, стояла обыкновенная — добротная дозорная вышка, каких он повидал сотню. Тын, через который малым перелезть было подвигом… нет, тын был тот же. Это плечи стали другие. У конюшни на том же гвозде висела сбруя. Лохматый пёс — не тот, но из того же помёта, поди, в пятом колене — брехал с цепи на чужих. И пахло двором, как пахло всегда: дымом, конём, смолой, сохнущим сеном.

    Домом пахло.

    Городец стоял пустой и хозяйничала одна дружина. Отец с порога начал распоряжаться, и видно было, что распоряжаться ему легче, чем говорить:

    — Нечай — конно на починки, скажи Сбыславу: отбой, пусть ворочаются, да не громко скажи, без «слава-те-господи», а то бабы до ночи выть будут от радости… Осока — гонца к князю. Скажи беда миновала, воевода на двор просит. И к Милонегу на вотчину гони кого. Пусть едут. — Он помолчал и добавил суше: — Все пусть едут.

    — Столы-то… — Осока поскрёб затылок. — Батюшка воевода, чем гостей-то? Бабы на починках, припас с обозом ушёл. Мёд есть, рыба вяленая есть, хлеба почитай нету…

    — Тащи что есть.

    Отец повернулся к гостям, и Волк впервые в жизни увидел, как этот человек смущается.

    — Вы это… не обессудьте, гости. — Старик развёл руками, и руки эти не знали, куда деться. — Не ждали мы вас. Мы, по правде сказать… — он глянул на сына и договорил честно: — мы помирать собирались, какое уж тут угощение. Бабы в лесу, столы пустые. Чем богаты.

    — Воевода. — Кормчий улыбнулся. — Нас на этой реке чем только не встречали. Стрелами встречали. Крестным ходом гоняли. Данью откупались, аж телегами везли. — Он кивнул на двор. — А чтоб человек столы пустые извинял, потому что помирать собирался, а не блины печь, — такое впервой. Мёд есть? Есть. Стало быть, богато.

    Старик поглядел на него и что-то у отца в глазах ещё раз перевесилось.

    Столы сдвинули из козел и досок посреди двора. Мёд вынесли в запечатанной корчаге, и Гнус при виде печати издал звук, каким встречают родню с того света. Кормчий распорядился выкатить вяленое мясо, сухари и другую снедь из устьевских запасов. Вышло не пиршество, а походный стол, за какими едены лучшие обеды на свете.

    Сели без чинов, но чин сложился сам. Отец во главе, по правую руку Кормчий, по левую Волк, дальше вперемешку — Осока, Некрас, десятники, и до самых ворот гудела дружина с ротными.

    И пошёл рассказ.

    Начал его отец с вопроса: «Ну. Сказывайте, как оно было, с самого начала», — и назад дороги не стало. Рассказывали все разом, в лицах, отнимая друг у друга лучшие куски.

    — … ты, дядька Осока, главное пойми: плотина ихняя реку запирала, а на плотине — орда! — Гнус чертил по столу пальцем. — И вот Кормчий говорит: жечь будем. Собрали мы четыре струга битых, набили смольём, соломой, всякой горючкой — брандеры называется, слово такое, я выучил… И повели их на плотину. В упор повели!

    — Как — повели? — не понял Осока. — Кто повёл-то? Они ж гореть должны!

    — Так мы и повели! — Гнус ткнул себя в грудь, потом в Беса, потом в Рыжего. — Я на одном, энтот чёрт на другом, Рыжий на третьем! А на переднем — сам. — Он значительно поднял палец. — Кормчий. Первым шёл.

    Осока поглядел на Кормчего. Кормчий пил мёд, как будто говорили не про него.

    — Идёшь, стало быть, — продолжал Гнус, понизив голос до страшного шёпота, — а струг под тобой уже ЗАПАЛЁН. Горит! Жар в рожу, смола трещит, а ты правь держи, чтоб корыто в плотину воткнулось, куда велено. И прыгать нельзя рано — снесёт корыто мимо. И поздно нельзя — сгоришь к лешему. А с плотины по тебе уже бьют!..

    — А оттолкнуть? — Осока подался вперёд. — Они ж баграми могли — оттолкнуть горящее-то!

    — Могли, — сказал Бес. — Совались. Только на «Нави» Волк подошёл с самострелами. — Он кивнул через стол. — Кто с багром высунулся — тот с багром и лёг. Ни один брандер не оттолкнули. Волк работал — любо-дорого. Я с воды гляжу, а на плотине как метлой метут.

    Порубежные разом поглядели на Волка. Волк пожал плечами:

    — Работа как работа. Вы б так же били.

    — Мы б так не били, — честно сказал Осока.

    — … а прыгали мы уже из огня! — Гнуса распирало дальше. — А наши нас из воды таскали, как щук…

    — Погоди. — Осока потряс головой. — Это что ж выходит… Вы вчетвером на горящих стругах, в упор, под стрелами… — Он поискал слово и не нашёл. — Это ж верная смерть. Как есть верная.

    Стало на миг тихо. Гнус вдруг ухмыльнулся своей настоящей ухмылкой:

    — А ты как думал, дядька. За просто так на реке ничего не горит.

    Отец слушал, не перебивая, и только тут, впервые за рассказ, разомкнул рот:

    — А потом?

    — А потом плотина занялась — и Кормчий, он уже перебрался, с «Разящего» добавил грому, — сказал Бес просто. — И войска не стало.

    Осока повернулся к Некрасу, как к брату-служилому, за подтверждением:

    — Ну а ты чего скажешь, сотник? Эти приврут — недорого возьмут. Вправду так?

    Некрас помолчал. Поглядел в чарку.

    — Я по ту сторону стоял. У Глеба. — Стол притих. — Так что про брандеры ихние не скажу — я их с воды видал. Идут четыре костра по реке, и на кострах люди стоят. Мы тогда ещё не поняли, что это. А поняли — поздно было. — Он поднял глаза. — Сечи я всякие видал, а чтоб войско — в дым, за один вздох, — не видал. Вот, сижу теперь тут. С ними. — Он усмехнулся криво. — И знаешь, что скажу, десятник? Слава богу, что с ними.

    Стало тихо, и в тишине отец медленно повернул голову к Кормчему.

    — Гром этот твой… — Старик подбирал слова. — Что ж он такое, Ярослав? Колдовство? Али наука какая?

    — Наука, воевода. Огонь, железо и ум. Колдовства не держим.

    — Ум… — Отец покачал головой. — Чуден век. Я всю жизнь топором межу мерил, а тут, вишь, счётом войска кладут…

    Договорить ему не дали. С той стороны тына ударили копыта. Пёс зашёлся лаем, и дружинник заорал через двор:

    — Батюшка воевода! Едут! Милонег Гостомыслич с Житобудом! И князь с има! Сам пожаловал!

    У отца дёрнулась щека.

    — Скоро обернулись, — сказал он тихо. — Ишь. По зову — так до вечера бы ползли.

    А Кормчий рядом неторопливо, со вкусом, подвинул к себе чарку — и Волк, знавший этого зверя лучше всех за столом, прочитал по одному движению всё, что сейчас будет.

    Зверь готовился принимать гостей.

    * * *

    Ворота отворили, и на двор вкатилось семейство.

    Волк смотрел, как они въезжают, и внутри у него было спокойно — сам удивился, до чего ровно. Он по-разному представлял себе эту встречу. Злился, придумывал слова, хоронил их обоих в мыслях и отпевал. А въехали они — и оказалось, что смотреть на них скучно.

    Первым верхом — Милонег. Старший брат раздался вширь и книзу. Стал он багровый, грузный, в парадном кафтане, что расходился на брюхе. За ним Житобуд на справной лошадке — этот усох, заострился, и глазки его уже стригли двор. А следом, на телеге, устланной ковром, ехал князь.

    Борислав Судиславич принарядился. Шапка с собольей опушкой, корзно с застёжкой, борода расчёсана — собрался, видать, со всей мочи, и всё одно смотрелся при своём воеводе, как гусь при орле. Слезал он с телеги с достоинством, которое пришлось поддерживать двум холопам.

    — Батюшка! — Милонег пошёл к отцу, раскрыв объятия, и голос у него был праздничный. — Живой! Слава богу, слава богу! А мы-то извелись! Мы ж как узнали, что беда миновала, — вмиг собрались, ни минуты не…

    — Обоз, гляжу, довезли, — сказал отец.

    Милонег запнулся на полушаге.

    — Довезли, батюшка… как не довезти…

    — Ну и ладно. Садитесь, гости.

    Отец сказал «гости» без нажима. Сыновьям — «гости». Волк увидел, как у Милонега побагровела шея, как Житобуд стрельнул глазами и они оба, точно по команде, повернулись к нему.

    Узнали.

    — Тверди… — Милонег открыл рот и закрыл. — Братка?.. Ты⁈

    — Я.

    — Живой! — Старший всплеснул руками и пошёл на него объятиями, как давеча на отца. — Братка! Родная кровь! А мы ж тебя!.. Мы ж думали!.. Одиннадцать лет ни весточки, ни словечка, мы уж и свечки ставили, и панихиду хотели!..

    — Не дошли руки? — спросил Волк.

    — А?

    — Панихиду. Не отпели, спрашиваю?

    Милонег заморгал, остановился на полпути и вышло это до того жалко, что Волку стало почти смешно.

    — Так это… — Старший брат оглянулся на Житобуда за подмогой. — Так живой же ты, чего ж отпевать…

    — И то верно.

    А Житобуд не подмог. Житобуд глядел мимо брата — на Кормчего, который сидел на почётном месте, по правую руку отца, и спокойно, со вкусом, доедал вяленого леща. Средний брат всегда был из них самый смышлёный и домыслил все остальное. Чёрный флот, гром, о котором гудит река, брат-покойник на почётном месте при страшном госте, — и Житобуд низко в пояс поклонился.

    — Дозволь пожелать, гость дорогой, имени не знаю… Здоровья тебе и удачи на воде. Мы люди малые, мельничные, а только вся округа уже гудит про твою победу, и мы, стало быть, всей душой…

    — Знаю, — сказал Кормчий.

    — … всей душой рады… — Житобуд сбился. — Чего, прости, знаешь?

    — Всё знаю. — Кормчий отложил леща и вытер пальцы. Поднял глаза — и Волк увидел, как средний брат под этим взглядом усох ещё на вершок. — Мельница у тебя. Помол берёшь со всей округи. Место сытое, тихое. — Он помолчал. — И броня у тебя добрая, вон, на телеге под рогожей лежит. Совсем новая.

    Житобуд открыл рот.

    — Это… в дорогу взял… времена лихие…

    — В дорогу. — Кормчий кивнул. — А когда отец твой к броду выходил — против моего флота, с полусотней, помирать, — ты где был? С бронёй своей ненадёванной?

    Тишина легла на двор такая, что стало слышно, как у коновязи фыркает Милонегов конь.

    — Мы обоз… — сипло начал Житобуд. — Обоз вели, баб, ребятишек…

    — Обоз Сбыслав вёл. Хромой. — Кормчий сказал это, потому что он уже спрашивал. Он всё уже спросил, пока шли от брода, у Осоки ли, у Нечая. — А вы с братом коней вьючили. Со двора. С ларцами.

    Милонег стал белый. Житобуд — серый. Ни тот ни другой не нашёл ни слова, и в тишине Кормчий обвёл их обоих презрительным взглядом, — и отвернулся. Всё. Кончился разговор. Двух старших сыновей воеводы списали при дворе.

    И Волк, глядя на это, понял, что Ярик за него отомстил — так, как сам Волк не смог бы, потому что любое его слово было бы сведением счётов, обидой младшего, одиннадцать лет ношенной. А тут чужой, страшный, ничего им не должный человек взвесил обоих при всех — и цену объявил. И цена была: ноль.

    — Кхм… — В тишину, оправляя корзно, вступил князь.

    Борислав Судиславич выждал, пока уляжется, — и пошёл к столу с достоинством, которое готовил, видать, всю дорогу. Остановился. Огладил бороду. И возгласил:

    — Ну-с… Я, князь земли сей, рад приветствовать…

    — Садись, князь, — сказал Кормчий, не дав ему разогнаться. — Мёд стынет. Разговор у нас к тебе. К тебе — и к воеводе твоему. Мы с уважаемым Гостомыслом Твердятичем кое-что обговорили уже, но остальное и ты должен слышать. Про землю разговор.

    И Волк почувствовал, как под ложечкой у него становится холодно и звонко.

    Князя усадили напротив Кормчего, и Борислав Судиславич немедленно принял вид государственного мужа. Выпрямился, возложил руки на стол и наморщил лоб. Милонег с Житобудом притулились ниже по столу. Эти после свершившегося мечтали стать невидимыми, и почти получалось.

    — Разговор наш простой, князь. — Кормчий отодвинул чарку. — Вепрева земля. Что ты про неё думаешь?

    — Вепрева… — Князь значительно пожевал губами. — Земля соседская, исконная… Вепрь, стало быть, сгинул, я слыхал… — Он покосился на воеводу, ища подсказки, не нашёл и решил брать глубокомыслием: — Тут думать надобно. Крепко думать. Земля — дело такое…

    — Думать некогда, князь. Я ухожу на юг, и вопрос решится нынче, за этим столом. — Кормчий начал выкладывать: — Земля та — ничья. Вепрь был сам себе князь, а взял я его на войне, которую он сам начал. По праву войны земля моя. Есть кто за столом, кто это право оспорит?

    Он обвёл стол глазами. Князь усиленно закивал — соглашаясь, — потом спохватился и замотал головой — вроде как не оспаривая, — и запутался окончательно.

    — Твоя, твоя, — выручил его отец. — По праву войны — твоя, это и по старине так.

    — Добро. А теперь слушайте, почему мне она не нужна и что я с ней сделаю. — Кормчий положил на стол ладонь. — Через ту землю идут тайные волока с вильцевой стороны. Вепрь их держал — Вепрь ими и торганул. Вепря нет, и волока стоят нараспашку. Торная дорожка для всякой швали — прямиком на Молгву, в обход всех застав. — Ладонь сжалась. — Я ухожу на юг и открытую калитку у себя за спиной я не оставлю. Её надо запереть.

    — Так это… — Князь оживился, ведь тут ему было понятно. — Так пожечь волока-те! Засеками завалить, и вся недолга!

    — Завалишь — расчистят. За месяц. — Кормчий даже не повернулся к нему. — Калитку не завал держит, князь. Её держит сторож. Живой, при силе, при дозорах, который на той земле сидит хозяином и с которого спрос. — Он поднял глаза на воеводу. — Скажи, Гостомысл Твердятич, прав я?

    — Прав, — сказал отец медленно. Он уже видел, куда идёт разговор, — Волк читал это по его лицу, — видел и не верил себе.

    — Стало быть, земле нужен хозяин. — Кормчий выдержал. — И я его сажаю. Нынче, здесь, при князе, при воеводе, при дружине — именем, по праву своему. — Он повернул голову, и голос его не изменился ни на волос: — Твердислав Гостомыслович. Вепрева земля, с волоками, с бродами, с весями — твоя.

    Двор молчал.

    Волк слышал, как потрескивает костёр у поварни. Как звякнула у кого-то из ротных пряжка и далеко, за тыном, на реке крикнула чайка. Он слышал всё это очень ясно, потому что внутри у него было тихо, как в проруби.

    Земля, на которую он мальцом глядел с этого берега — чужая сторона, Вепрева. Земля, которой ему нельзя.

    Тебе, волчонок, землю дать — ты братьев съешь.

    Одиннадцать лет он носил это в себе, как носят наконечник, который лекарь не решился резать, — врос, зажило, только ноет к непогоде.

    А теперь ему давали землю. Больше отцовой. Больше вотчин братьев, вместе взятых. Давали при них же.

    И он молчал.

    Потому что взять её значило… что? Осесть? Здесь, через броды от отца, воеводой при калитке — когда флот уходит на юг, на Холопий городок, на настоящую войну, ради которой он точил себя как клинок? Стать соседом Милонегу и Житобуду, врасти в эту землю, в эти броды?..

    А не взять — при отце — значило сказать, что прав ты был, батюшка. Не хозяин я. Волчонок и есть.

    — Ну?.. — Князь Борислав, не выдержав тишины, заёрзал. — Чего молчишь-то, Твердислав Гостомыслич? Этакий кус дают! Кланяйся да бери, покуда…

    — Помолчи, князь, — сказал отец и Борислава смело, как крошку со стола.

    Он встал во весь свой рост и поглядел на младшего сына через стол. Волк поднял глаза ему навстречу, потому что не поднять не смог.

    — Погоди, Ярослав, — сказал отец, не отводя взгляда от сына. — Дело ты говоришь, и сажаешь по праву. Только прежде, чем он тебе ответит… — старик набрал воздуху, — … я своё скажу. Что одиннадцать лет сказать надо было.

    Двор не дышал.

    — При всех скажу. — Отец обвёл глазами стол: князя, обмерших старших сыновей, Осоку с дружиной, Кормчего, — и вернулся к младшему. — Я тебе тогда сказал: тебе землю дать — братьев съешь. Помнишь.

    — Помню, — сказал Волк. Горло было сухое.

    — Так вот. — Старик выпрямился ещё, хотя дальше было некуда. — Смотрю я нынче на сыновей своих. Один брюхо наел и от беды коней вьючил. Второй с ларцом бегал, покуда я к броду шёл. А третий… третий у Изяслава служит и носу сюда не кажет. — Он помолчал. — А четвёртый, которого я с одним топором за порог… четвёртый пришёл с реки — и привёз мне спасённую межу. И предателя покарал — за мои засеки. И стоял нынче передо мной, и силы за ним — полреки, а он… — голос у старика сорвался, и он додавил его: — а он у меня и горсти земли не попросил. Ни тогда. Ни теперь.

    Старик поглядел на свои руки.

    — Ошибся я, Твердислав, — сказал отец. — В тебе одном из четверых и ошибся. Прости, коли сможешь. А земля… — он поднял голову, — землю бери. И не сомневайся: хозяин из тебя выйдет получше, чем из меня отец вышел.

    Волк сидел не шевелясь.

    Одиннадцать лет он ждал этих слов — не зная, что ждёт. Наконечник, вросший под сердце, повернулся — и вышел, и стало больно так, как бывает больно только от выходящей стали, когда рану очистили.

    Он медленно встал, потому что ноги держали плохо.

    — Отец…

    Голос не пошёл. Волк стоял перед седым стариком и не мог выговорить второго слова.

    И тогда старик сам обошёл стол.

    И обнял его аж до хруста, как в детстве. Волк услышал у самого уха глухое, в бороду:

    — Вырос-то какой… Мать бы поглядела.

    Двор взорвался.

    Орала дружина, орали ротные, Гнус свистел в два пальца так, что с тына снялись галки, Осока лупил по столу ладонью, князь Борислав, ничего до конца не поняв, на всякий случай прослезился, — а поверх всего этого рёва Бес уже тянул чарку через стол:

    — За хозяина калитки! За Твердислава Гостомысловича!!!

    И только Кормчий не орал.

    Волк поймал его взгляд поверх отцова плеча. Зверь сидел, вертел в пальцах чарку и смотрел на них с отцом со своей вечной прищуренной ехидцей.

    И Волк вдруг понял — всё это было посчитано.

    Всё. С самого начала. С разговора на воде у Крутца — «скоро я тебя с роднёй знакомить буду». Калитка, земля, имя при князе — да, дело, да, война, всё правда. Но зверь вёл сюда флот не только за калиткой.

    Он спланировал этот вечер до каждого слова.

    Кормчий чуть приподнял чарку.

    И Волк поднял свою.

  

  
    Глава 5

    Обоз воротился с починков под вечер — и городец ожил, словно дом, когда в него вносят огонь.

    Бабы вваливались в ворота с узлами, с ребятнёй на руках, с недоверчивым гомоном. Нечай, как ни велено было, всё ж проболтался по дороге и про гостей, и про воротившегося Твердислава, и теперь каждой требовалось всё увидеть своими глазами. Увидели. Заголосили. Кинулись — кто к мужьям, кто к печам. Вскоре двор было не узнать. Столы, что стояли сиротски, с вяленой рыбой да сухарями, обросли горшками, задымилась поварня, запахло кашей с салом, и девки в лучших платках уже шныряли между лавок, стреляя глазами в чёрных гостей.

    А у бани выстроилась очередь.

    Баню Осока затопил ещё днём, по воеводину слову, и теперь она работала, как хорошая кузня. Наши выходили оттуда красные, ошалелые, с прилипшими волосами, и первым вышел Гнус — распаренный до сияния.

    — Всё, — объявил он двору, садясь за стол с достоинством архиерея. — Года три можно не мыться. Я впрок попарился. Веником меня тут один охаживал, дай бог ему здоровья, — я думал, помру. Два раза душа выходила, я её за подол ловил.

    — А чего ж воротилась-то? — спросили от поварни. Спросила крепкая румяная баба с половником — жена Осоки, как я понял по тому, как Осока при её голосе подобрался.

    — А куда ей, милая! — Гнус развёл руками. — Там, — он ткнул пальцем вверх, — таких столов не накрывают!

    Двор грохнул. Осокинская жена зарделась и от полноты чувств бухнула Гнусу в миску черпак каши, от которого аж миска присела.

    Пир пошёл всерьёз.

    Я сидел на почётном месте, по правую руку от старика, пил мало и делал то, что делаю на всех пирах, — слушал. Двор гудел ладно. Порубежные с ротными уже перепутались за столами так, что не расплести. Некрас с Осокой на пару поминали какие-то общие броды — оказалось, служили в молодости под одним стягом, мир тесен, а река теснее. Бес учил молодого Нечая метать нож в столб — Нечай попадал через раз и сиял, девки у поварни следили за Бесовыми руками, забыв про горшки. Рыжий молча ел. Возле него сама собой образовалась стайка ребятни. Они сидели полукругом, смотрели, как он ест, и почему-то это было им интереснее всех Гнусовых баек.

    А потом на него налетела девка.

    Она возникла с крынкой наперевес — румяная, быстрая, с растрёпанной косой и таким голосом, что куры у тына присели:

    — Это кто ж так гостя посадил, ироды⁈ В самый угол, к сквозняку! А ну двигайся, воинство! — Ребятня брызнула, как мальки. Девка утвердила крынку перед Рыжим, подбоченилась и оглядела его всего — с сапог до макушки. — Ба-атюшки. Это сколько ж тебя растили, такого? На тебя ж холста не напасёшься… Молока пей! Чего глядишь? Молоко пей, говорю, а то мёдом вас тут упоят, знаю я наших!

    Рыжий поглядел на неё. На крынку. Взял. Выпил — всю, не отрываясь, потому что под таким взглядом не выпить было нельзя.

    — Во-от, — удовлетворилась девка. — А теперь сказывай: тебя как звать?

    Рыжий помолчал.

    — Рыжий.

    — Это не имя, это масть! — Она фыркнула. — Меня вон Веснухой дразнят, так я ж не откликаюсь… — Подумала и честно добавила: — Откликаюсь. Ну и ты откликайся. Рыжий так Рыжий, мне-то что, у меня конь Соловый — тоже не жалуется… Пирога хочешь? С рыбой! Сама пекла, не бойся!

    И, не дождавшись ответа, умчалась — коса вразлёт, — и через минуту перед Рыжим стоял пирог, а Веснуха уже сидела напротив, подперев щёку, и рассказывала ему про коня, про сестру, про то, как о прошлом годе медведь задрал корову, а она, Веснуха, его ухватом… Рыжий ел пирог и слушал. И где-то на медведе с ухватом у Рыжего дрогнул угол рта.

    Вверх дрогнул.

    Гнус, проходивший мимо с чаркой, встал как вкопанный. Поглядел на Рыжего. На Веснуху. Открыл рот — а Бес, не оборачиваясь, взял его сзади за ворот и увёл.

    Волк сидел слева от отца. Они почти не говорили, но старик нет-нет да и скашивал глаз на младшего. Взглядом наверстывал одиннадцать лет, по глотку.

    И тут Осока, разомлевший, громкий, хлопнул ладонью по столу:

    — Не, ну а всё ж таки, гости дорогие! — Он навалился на стол, ища меня глазами. — Вот вы говорите — к межени на юг, на юг… А на юг — это куда? Чего там, на юге-то? Басурмане? Торговать, что ль, али как?

    Стол притих ближним краем — дальний ещё гудел.

    Я отставил чарку.

    — Не торговать, Осока. — Говорить я стал негромко, и оттого притих и дальний край. — Слушай, раз спросил. Внизу, где наша Молгва в Вологу падает, на стрелке, стоит торг. Холопьим городком зовётся. Знаешь, чем торгуют?

    — Чем?

    — Людьми. — Я дал слову лечь. — Нашими. Степняки по вёснам гонят туда полон. С юга подымаются бусурманские купцы с серебром. И идёт торговля. А князь тамошний с каждой проданной головы берёт долю. И Орде с той доли дань платит.

    Двор молчал уже весь. Осокинская жена застыла с половником над котлом.

    — К межени у них съезд, — продолжал я. — Большой торг: степь пригонит живой товар, юг привезёт серебро на закуп, князь сядет считать долю. Соберутся все разом. — Я обвёл глазами столы. — Вот к межени и мы придём. Торг — выжечь. Полон — распустить по домам. Серебро ихнее… — я усмехнулся, — серебро заберём. Не пропадать же добру.

    Тишина сделалась такая, что слышно было, как в поварне трещат угли.

    Порубежные глядели на меня, разинув рты. Они поняли, что я не в набег собираюсь, а в поход. Поход это слава, о какой поют, добыча, о какой брешут, и дело, за которое на том свете, поди, наливают без очереди.

    У молодых загорелись глаза — у Нечая аж рот приоткрылся. Мужики постарше задумались. Их тоже взяло, я видел, — но у них за спиной были волоки, дворы, вон бабы у поварни… Хотелось — и не бросишь. Двор качался на этих весах молча.

    — Госссподи… — выдохнула осокинская жена и перекрестилась половником. — Это ж… это ж сколько душ вызволите…

    — Сколько будет на торгу — столько и вызволим.

    — А степняков⁈ — Нечай не выдержал, вскочил. — Степняков-то — что⁈

    — А степняков, — сказал я, — спросим, почём нынче люди.

    Двор выдохнул — злым, коротким, единым звуком, — и загудел, и гудел бы до утра, но тут поднялся старик.

    Гостомысл встал во главе стола, дождался тишины — при нём она наступала быстро — и поднял чарку. Поглядел на меня. На сына. Куда-то за тын, где темнела над бродом его межа.

    — За гостей, — сказал он. И, помолчав, добавил слово, которого я от него не ждал: — И за юг.

    Выпил до дна, сел — и через плечо, только мне и Волку бросил:

    — Договорить бы надо, Ярослав. Не за столом.

    * * *

    От пира ушли, когда двор допелся до протяжных песен, что заводят бабы, а мужики подхватывают вполголоса, глядя в огонь.

    Старик повёл нас к вышке. Не сговариваясь повёл именно туда, на свой пост, и я это отметил, ведь серьёзный разговор человек ведёт там, где его сила. Под вышкой горел костерок дозорных. Гостомысл кивнул, и Первуша с напарником снялись без слов, оставив нам огонь.

    Сели на брёвна. Внизу шумела на перекате Твердца, из городца долетала песня.

    — Ну. — Старик поворошил угли прутом. — Сказывайте, как надумали. Про землю.

    — Просто надумали. — Волк вытянул ноги к огню. — Земля моя по праву, как дадено, — тут всё крепко, и спасибо тебе, отец, за слова твои… А сидеть на ней будешь ты.

    Прут в стариковой руке остановился.

    — Как это?

    — А вот так. Правь обеими межами — своей и моей. Одна рука, одна калитка. — Волк усмехнулся. — Ты ж не думал, отец, что я тут репу сажать останусь? Я на земле не гожусь. У меня от тына тоска, я проверял. Мне вольный ветер ближе.

    — Ветер ему… — Старик покачал головой, но спорить, похоже, не собирался. Он ответ знал раньше, чем спросил. Старик по всему думал о другом. Долго думал, шевеля прутом угли, и наконец сказал, не поднимая головы: — Ладно. Стало быть, так. Землю приму. Только и ты, Ярослав, прими кое-что.

    — Говори.

    — Меня возьми. — Старик поднял голову. — На юг. С вами.

    Волк поперхнулся мёдом.

    — Чего⁈

    — Того. — Отец даже не повернулся к нему. — Я, сыне, всю жизнь на этих воротах простоял. Я на них парнем встал, при старом князе. Я на них мать вашу схоронил. Я всю жизнь гляжу в одну сторону — за реку, в лес, откуда придут. — Голос у него пошёл тяжелее. — А они, суки, пришли с другой. От соседа. Всё, что я стерёг, Вепрь продал за куны — и вся моя служба, выходит, стояла на честном слове паскуды. — Он швырнул прут в огонь. — Засиделся я. Прирос, как пень. А пню, Твердислав, видать недалеко — я это нынче понял, когда твой… когда ваш флот из-за поворота вышел, а я про него знал одни сказки.

    — Отец. — Волк подался вперёд. — Ты слышал, куда мы идём? Это не межу держать. Это Холопий торг, там степняки, там…

    — А ты меня не пужай степняками. — Старик повернулся к сыну, и в глазах его заплясал огонь. — Я степняков сёк, когда ты ещё мамкину титьку искал. Ты мне вот что скажи, вояка: ты сечь больше моего прошёл? Ну-ка, посчитаем. На пальцах.

    — Я…

    — Вот и помолчи.

    Волк открыл рот. Закрыл. Поглядел на меня — ища подмоги, — и я впервые в жизни видел первого клинка реки в таком положении. Его только что отбрили, как мальца, и отбрил единственный человек на свете, которому это можно. Занятно.

    А потом я смотрел на старика и считал всерьёз, потому что просьба того стоила. Воевода, который читает засаду по мятой осоке. Который водил сотни. При котором любая зелень станет гридью. Таких на реке — по пальцам одной руки пересчитать, и все при местах… И просился он не от дури и не от обиды. Старик хочет в последний свой поход. Мир посмотреть и себя показать. Чтобы было что у смертного одра вспомнить. Отказать такому — всё равно что живого в домовину уложить: сиди, дед, стереги.

    — Не гожусь? — Старик понял моё молчание по-своему. — Стар?

    — Годишься, — сказал я. — В том и беда, воевода. Ты один стоишь заставы — потому тебя и нельзя снять с межи, не заперев межу. Калитку голой не оставлю. Это условие тебе: найдёшь на своё место того, кто тебя заменить сможет — идёшь. Не найдёшь — не обессудь.

    — Первуша, — сказал старик сразу. Думано было, стало быть, до всякой просьбы. — Молодой, да въедливый. Броды знает, зелень уже сам гоняет, и врать не умеет вовсе — я проверял, у него уши краснеют. — Он усмехнулся. — А на первый год приставлю к нему Сбыслава — хромой, да голова светлая. Вдвоём потянут.

    — Поглядим Первушу. Время есть.

    — Погляди, погляди… — Старик оживал на глазах — распрямлялся, теплел, будто из него вынимали по одному старые гвозди. — Ах ты ж… Юг. — Он потёр ладони и вдруг разбойно хохотнул. — Слышь, Твердислав. А ведь врут люди, что жизнь короткая. Это они просто на воротах сидят.

    — Ты погоди радоваться, — буркнул Волк. — Кормчий ещё Первушу не глядел… И это… — Он помялся и выдал главное, что его грызло: — Отец. Ты со мной-то в одном строю стоять сможешь? Ты ж меня послед-ний раз видел, когда мне через плечо глядел. А я с тех пор, знаешь… я с тех пор по-другому режусь.

    Старик поглядел на сына и ухмылка его стала шире.

    — Вот на юге и проверим, кто по-каковски режется. Ты да я. — Он подмигнул. — Братьев твоих не зову, не боись. Куды им — у них ларцы.

    И тут уже заржали оба, одинаково, вскинув головы. Я сидел между ними и смотрел, как ржут два волка, старый и матёрый, и думал, что за этим, пожалуй, и стоило плыть в такую даль.

    — Одно ещё, воевода, — сказал я, когда они отсмеялись. — До юга. Скоро в Устье — сход. Вся река съедется. Приезжай. И Борислава своего привези — пусть хоть раз посидит на настоящем совете.

    — Сход… — Старик сощурился. — Нечай брехал чего-то с брода. Это чего затеял-то? Дань делить?

    — Наоборот. Уговариваться, как реку без дани держать. Дозоры перекличкой, весть по берегу, шваль бить миром, не поодиночке.

    — Ишь ты… — Гостомысл поглядел на меня поверх огня, и взгляд был долгий, оценивающий, стариковский. — А на кой-оно тебе, Ярослав? Вот тебе, тебе самому. Флот у тебя, гром у тебя. Ты и один всех строишь. На кой-тебе нас, лоскутных, за один стол сажать?

    Хороший вопрос. Честный. Я поглядел в огонь.

    — Хочу, чтоб вот тут, на твоём броду, обоз прошёл ночью. Без охраны. — Я поднял глаза. — И чтоб никто не удивился. Мне тыл нужен, чтобы можно было вдаль смотреть…

    Старик молчал долго. Твердца шумела внизу, в городце смеялись.

    — Ночью… без охраны… — повторил он наконец, пробуя слова на вкус. — Я такого не видал. Ни разу. Всё, что по этой воде ходило, — озиралось. — Он крякнул и поднялся с бревна. — Буду на сходе. И дурня своего привезу… Пошли к столам, что ли. А то Осока там без нас весь мёд отгадает.

    И пошёл вниз, к пиру, — прямой, лёгкий, помолодевший.

    Волк глядел ему вслед. Потом на меня.

    — Слышь, Кормчий… Это чего было-то? Я ему землю привёз. А он мне — «посчитаем на пальцах, кто сечь больше прошёл»…

    — Порода, Волк. — Я поднялся с бревна. — Ты чьим ветром дуешь, думал?

  

  
    Глава 6

    Спать меня уложили с почётом — в лучшей горнице, на перине, под тканое одеяло.

    Зря старались. На перине я не сплю, потому что в ней тону. За время жёстких лавок и палубных досок спина забыла, что бывает мягко, и вспоминать отказывалась. Я лежал поверх одеяла, слушал, как догуливает двор и думал.

    Думал про Изяслава.

    Встречи не миновать — это я знал твёрдо. Лодчонка-дозор ушла вверх от Крутца четыре дня тому. Купец обронил про «сборы». Флот наш пойдёт вниз мимо его волоков, и князь обязательно выйдет поглядеть и поговорить. Намерения узнать. Не может не выйти, ведь на его реке завелась сила, что съела трёх князей, и не посмотреть на неё в глаза может только дурак. А Изяслав не дурак. На волоке дураки не сидят.

    И что я ему скажу, когда мы сойдёмся?

    Я перебирал — и всё выходило криво. Счёт у меня к нему был, и счёт двойной. Бесов — первый. Степка, уморённый у него на весле и скинутый в воду без креста. Я до сих пор помню мальца, что тогда махал мне под водой.

    И был у меня ещё один к нему счет, что с первым перекликался. Это ведь Изяславовы каратели шли жечь Гнездо за соляной караван. С его приказа началась вся эта война — Зуб, Городец, и всё колесо, что докатилось до нынешнего дня. Он, понятно, о том не знает. Он много о чём не знает.

    А сделать с ним — что?

    Я честно разложил доску. Воевать с ним нельзя. Пятьсот гриди у него. У меня вдвое меньше. Флот у меня есть, а у него нет. Полезу на берег — положу людей в чужих засеках. Не полезу — он и не почешется: отойдёт от воды и переждёт. Щука и медведь получается: скалься через берег хоть до седых волос — никто никого взять не сможет.

    К тому же был еще один момент в этом деле. Строго рациональный. Мытаря не перевоспитаешь — он отжимать будет себе землю и реку пока дышит. Порода у него такая. Сегодня он тихий, потому что без флота, но флот он построит. Лес у него свой, серебро с волока капает каждый день, корабелов наймёт — год, два, и на моей реке снова встанут чужие боевые лодьи, и морока вернётся с процентами. Договориться? О чём? Всякий договор с мытарём живёт, пока мытарю выгодно.

    Бить нельзя. Терпеть нельзя. Договариваться не о чем.

    Я лежал и прикидывал так и эдак, с какого бока к этой задачке подступиться и надкусить Изяслава. В той жизни такие задачи я не решал, но прекрасно знаю, что конкурента не резали — конкурента ДАВИЛИ: тарифом, маршрутом, скоростью. Отбирали грузопоток, и самый зубастый пароходчик без грузопотока за навигацию превращался в музей…

    Я перестал дышать.

    Грузопоток.

    Сила Изяслава — не гридь. Гридь — следствие. Сила его в том, что мимо его волоков не пройдёшь. Всяк купец, идущий с верховьев или в верховья, обязан вылезти на его берег и заплатить за переход. Именно с этой обязаловки кормится пять сотен мечей, ну и флот. Волок — корень. Остальное — ботва.

    А если станет можно пройти мимо?

    Я сел на лежанке.

    Вепревы волока. Тайная дорожка с Твердцы за водораздел, которой прошла орда. Целая орда ведь прошла — стало быть, дорожка живая, сквозная… Стоп. Я осадил себя. Пешие прошли. Орда — это ноги да ноша на горбу. А купцу надо протащить лодью с грузом, и вот тут вопрос, на который у меня ответа нет: почему этой дорожкой не ходят?

    Ведь не ходят же. Рядом с Изяславовым волоком лежит обходной путь — и ни один купец его не проторил, хотя мыт кусается, а торговый человек за резану удавится. Значит, что-то там такое помимо Вильцев, что дороже всякого мыта. Путь длиннее вдвое? Водораздел горбами, что лодью на катках не втащишь? Речки с той стороны мелкие, гати гнилые, топь? Вепрь-то со своими проводниками малым числом проскакивал, а обоз — не проскочит… Не знаю. Ничего не знаю, кроме одного того что даром такие дороги не пустуют. У пустой дороги всегда есть цена, и цену эту надо увидеть глазами, прежде чем считать дальше.

    Потому что если цена подъёмная — если там можно намостить, расчистить, углубить, поставить на перевале ворот, как я «Навь» из ила таскал, — тогда…

    Тогда Изяслав кончится. не сразу, но со временем кончится. Иссякнет его денежный поток.

    Только он ведь не станет смотреть, как его сушат.

    Я поймал эту мысль за хвост и додумал до конца. Первый же чужой караван, ушедший обходом, и Изяславу донесут — купцы народ говорливый. И он посчитает всё за один вечер, он не дурак. И придёт посуху уничтожить наши волоки. Дорога-то сухая, в гатях да просеках, самое его поле. Пятьсот гриди за ночь вырежут дозоры, сожгут мосты, завалят перевал — и будут правы по-своему. Его душат, он отбивается. Тягаться с ним на суше сегодня мне нечем.

    Стало быть, так. Глядеть — сейчас. Торить — тихо и своих пускать помалу, без шума, гати крепить, будто для заставы. А открывать на всю реку — после юга. Когда за спиной будет серебро торга, войско, обмятое походом, и сход, что освятит дорогу общим уговором, — вот тогда пусть приходит жечь. Тогда поглядим, кто кого.

    Сырой замысел. Дырявый. Может, завтра на перевале я увижу такое, что весь он рассыплется трухой.

    Но проверить его мог только один человек, который полвека прожил через межу от этой дорожки и знает про неё то, чего не знает никто.

    Я поворочался еще какое-то время. Даже поспал немного. Разлепил глаза, поглядел в оконце — светало потихоньку, но до петухов рановато.

    Ну ничего. Кто рано встаёт, как говорится…

    * * *

    Хозяина я нашёл быстро — старик спал по-походному, в малой горнице у сеней, и дверь держал приоткрытой.

    Постучать я не успел.

    — Кто? — Голос из темноты был ясный, без единой сонной трещины. К голосу, я не сомневался, прилагался топор.

    — Кормчий. Дело есть, воевода.

    Возня, кресало, огонёк лучины. Гостомысл сидел на лавке в исподнем, седой, всклокоченный, и глядел на меня. На лице у него были писаны два вопроса: горим или напали. Третьего он пока не додумал.

    — Что стряслось?

    — Ничего. Разговор есть. Про Вепревы волока.

    Старик поглядел на меня. На оконце, где едва серело. Снова на меня.

    — Про волока, — повторил он медленно. — Сейчас?

    — Сейчас.

    — Ярослав. — Он потряс головой, как конь от овода. — Меня за полвека будили затемно раз сто. И всякий раз — либо пожар, либо вильцы, либо помер кто. А ты — про волока…

    В сенях скрипнула половица, и в дверях образовался Щукарь — в кожухе поверх исподнего, со своей лучиной.

    — Ага, — сказал дед. — Поднял уже, волчья сыть. Как знал я, как знал.

    — Ты-то чего не спишь? — удивился Гостомысл.

    — Его чую. Сквозь стену, как непогоду. Он же просто так не спит, упырь этот ночной. Он либо бесовство какое чудит, либо думает. А как думает, так у всех потом забот полон рот. — Щукарь прошёл и сел без приглашения. — Тебя с чем поднял, воевода? С пожаром или с задумкой?

    — С… разговором. Про волока.

    — С задумкой, стало быть. — Дед покивал и потянулся к корчаге. — Ну, наливай тогда. Помянем наше спокойствие. Точнее твоё.

    — Да что ж у вас за порядки такие⁈ — не выдержал Гостомысл. — Середь ночи! Про волока! И все идут, будто так и надо!

    — А так и надо, — сказал Щукарь. — Он, воевода, по дурному не будит. Дурное принесёт — пошли его да спи. А он дельное носит, паразит. В том и беда.

    Гостомысл крякнул, поглядел на нас обоих — и полез за портами.

    — Чуден у вас заведён порядок, гости…

    Пока он одевался, на огонёк подтянулись остальные — в моей ватаге на свет среди ночи сходятся, как мотыльки. Волк возник в дверях бесшумно, одетый так, будто и не ложился. Следом всунулся Бес — этот спал. Рожа мятая, шрам подушкой отпечатан. Обвёл горницу глазами и оживился:

    — О. Совет. Голова, а режем кого?

    — Никого.

    — А чего тогда ночью?..

    — Сядь и слушай.

    Расселись тесно: лучина, корчага мёду, пять рож в полутьме. Гостомысл сложил на столе руки и поглядел на меня исподлобья:

    — Ну, Ярослав. Излагай своё дело, что до петухов не терпит.

    — Излагаю. Только сперва сам ответь мне на один вопрос, воевода. — Я подался вперёд. — Вепрева дорожка. Она ведь лежит рядом с Изяславовым волоком. Мыт у Изяслава кусается. Орда прошла по ней — стало быть, путь сквозной. Так почему за всё время ни один купец её не проторил?

    Гостомысл глядел на меня. Я видел, как за его глазами ворочается главный вопрос — ЗАЧЕМ мне это среди ночи, — но старик всё же решил ответить.

    — Потому что дурных нет. — буркнул он с лёгкой досадой. — Дорога есть, да её нету.

    — Это как понимать?

    — А вот так. Ты сперва пойми, как Изяславов волок устроен, тогда и Вепрев поймёшь. — Он налил себе, выпил, утёр бороду. — Волок — это не «сел да поехал». Лодью первым делом разгружают. Всю, до последнего мешка. Гружёную её посуху никакой силой не сдвинешь. Груз идёт на подводы, порожнее корыто ставят на катки и запрягают волов. И вот тут вся Изяславова сила начинается. Путь у него через водораздел ровный. Низинкой лежит, седёлком эдаким. Ни подъёма, ни спуска в нём нету. Катки мужиками катятся, подводы рядом пылят. На волоке том целое село живёт. Волочане их называют. У них и волы, и подводы, и амбары, и постой. Купец пришёл, заплатил, и всё село на него работает. За седмицу обернулся — и на другой воде. Дорого? Дорого. Зато идётся. Деды так ходили, и отцы ходили, и никто не жаловался.

    — Так. А Вепрева?

    — А на Вепревой холмы.

    Старик сказал это, как ставят точку, и потянулся к корчаге. Я ждал. Он налил, но пить не стал.

    — Два холма, один за другим, поперёк всей дорожки. И кончился разговор, Ярослав. Лодью на холм не втащишь, да и катки назад стреляют. Хоть полсотни мужиков впряги — умаешься одно корыто переть, а за первым холмом второй стоит, ухмыляется. Был бы холм один, может, и прокопали бы за столько-то лет седловину. А два — копай не копай, замаешься. Пешему ещё ничего. Перевалил да пошёл, орда вон прошла. А торговой лодье там ходу нет. Дорога есть, да её нету. Понял теперь?

    — Понял. Что там ещё?

    Гостомысл помолчал. Когда заговорил снова, голос сел на тон ниже.

    — А ещё та дорожка идёт краем ихних болот. Вильцевых. Не через болота — их земли туда только краем подходят. Только… — Он поглядел на Волка. Волк молча кивнул. — Худые там места. Наши туда не ходят. Не потому что заказано. Потому что не возвращаются. При мне смельчаки совались раза четыре, за мёдом да за зверем, ведь угодья там нехоженые, богатые. Ни один не вышел. И тел не сыскали. Вильцы, надо думать, их и приголубили. — Старик перекрестился. — Кто у самой кромки бывал, те сказывают, что тихо там не по-лесному. Птица не поёт. Зверь тропы обходит. И глядит на тебя лес. Затылком чуешь, а никого нет. Пробовали туда ходить, чтобы Вильцев отгонять, да бестолку. В тех чащобах с ловушками только голову класть.

    Стало тихо. Трещала лучина. Бес перекрестился и сплюнул через левое плечо.

    — Ну. — Гостомысл откинулся и сложил руки на груди. — Услыхал, чего хотел. Теперь ты говори. На кой-тебе среди ночи дорога, которой не ходят?

    Я обвёл глазами горницу. Четыре лица в неровном свете ждали.

    — Затем, что по этой дороге я хочу пустить волоки мимо Изяслава.

    Щукарь поперхнулся мёдом. Волк медленно поднял бровь. А Гостомысл поглядел на меня внимательно — так глядят на человека, проверяя, в уме ли он.

    — Ярослав. Ты меня слушал ли? Там холмы.

    — Слушал. Холмы, вильцы и никакого села с волами. — Я кивнул. — А теперь вы меня послушайте, все, — затем и поднял вас до петухов… С Изяславом нам воевать не с руки. Мириться я с ним тоже не собираюсь. Счёт у меня к нему набежал очень уж большой. Да и у Беса есть. — я поглядел на помрачневшего друга. — Изяслав мытарь, а мытарь всегда отжимает своё назад. Флот он скоро построит, к бабке не ходи, потому что серебро с волока каплет ему каждый день. Год, два — и на нашей реке снова встанут чужие боевые лодьи. И всё начнётся сызнова.

    — Верно судишь, — сказал Гостомысл. — Изяслав обиды не забывает. Ждать умеет, а забывать не умеет.

    — Вот. Бить нельзя, ждать нельзя, мириться не о чем. Остаётся одно. — Я поднял чарку и поставил её посреди стола. — Вот Изяслав со своей гридью, а гридь его кормит волок. — Я убрал чарку со стола. — А теперь представьте, что мимо пройти стало можно. Что осталось от Изяслава?

    Тишина. Щукарь глядел на пустое место, где стояла чарка. Потом уставился на меня.

    — Погоди… — Дед даже привстал. — Это ты что ж… Это ты его волок пересушить удумал? Чтоб купец Вепревой дорожкой пошёл, а Изяславова села — как не бывало?

    — Ну.

    — Так там же холмы!!!

    — А у нас в лодьях дырки, — сказал я. — Тоже говорили — нельзя.

    Щукарь открыл рот. Закрыл. Сел.

    — Вот же ж… — сказал он с чувством. — Вот же ж зараза какая. Воевода, ты понял, нет? Он опять её удумал. Мысль эту свою. Я по роже вижу — удумал уже, всё, пропали.

    Гостомысл переводил взгляд с деда на меня, и в глазах его воинский азарт бился со здравым смыслом.

    — Ярослав. Холм — не лодья. В холме дырку не провертишь. Как ты купца через два холма поведёшь?

    — Пока не знаю, — сказал я честно. — Может, и никак. Может, приду, погляжу — и вся моя задумка трухой рассыплется. А может, и не рассыплется. Я, воевода, в жизни повидал дороги, где посуху телега вязла, — а после по ним обозы шли. Холм холму рознь. Нужно смотреть какой крутизны, какой длины, что за земля там, где вода подходит. Это глазами глядеть надо и ногами мерить. — Я поглядел в оконце: серело уже всерьёз. — Потому собирайтесь. Светает. Идём глядеть.

    — Куда⁈ — Щукарь аж задохнулся. — Сейчас⁈

    — Сейчас. До холмов дойдём, посмотрим, порядимся и вернёмся. Воевода — проводником пойдём с нами, а ты, Щукарь, — глаза твои мастеровые мне там нужны. Волк, Бес — со мной. Полтора десятка при нас, харч на день. — Я встал. — И вот ещё что. Про то, что я тут говорил, — молчок. Узнает Изяслав раньше срока — придёт и сожжёт дорогу, покуда она тропинка. Дорога живёт, пока про неё молчат.

    Они поднимались — кряхтя, переглядываясь, допивая на ходу. Гостомысл встал последним. Уже в дверях он обернулся:

    — Слышь, Ярослав. А ведь и правда чуден ты. Мне бы кто сказал: придёт человек и станет князя дорогой воевать — плюнул бы. — Он покачал седой головой. — Дорогой. Не мечом, не огнём. Дорогой… Это ж кем надо быть, чтоб такое удумать.

    — Купцом, — сказал Щукарь мрачно, нахлобучивая шапку. — Купцом и упырём. Идём, воевода, чего встал. Я с ним с ледохода хожу — он не отстанет.

  

  
    Глава 7

    Вышли, едва рассвело.

    Гостомысл повёл нас своей тропой, вдоль Твердцы вверх, и первые же вёрсты показали, что ходок старик страшный. Шёл он с виду неспешно, вперевалку, а только тропа под ним таяла сама собой. Он где срезал, где перешагнул, где обошёл сырое, — и ни одного лишнего шага. Старик тёк, словно вода в знакомом русле. Мои растянулись следом цепочкой — Волк, Бес, Лыко с Вороном, Брага, полтора десятка своих при топорах и харче.

    Замыкал Щукарь, и Щукарь был недоволен.

    — Нет, ты мне объясни, — пыхтел он мне в спину. — Я-то вам на кой в этом походе? Я мастер корабельный. Моё дело — дерево да вода. А вы меня в горы поволокли. Я тебе что, землемер? Козёл горный?

    — Глаза твои нужны.

    — Глаза… Глаза мои дома, на верфи остались, вместе с разумом. — Он попыхтел ещё. — И сапоги я не расходил. Новые сапоги-то, я их к пиру берёг, а не по буеракам… Долго ещё?

    — К полудню будем, — не оборачиваясь, сказал Гостомысл.

    — К полудню. — Щукарь вздохнул с большим значением. — Ну-ну.

    А Гнус был счастлив.

    Угодья пошли нехоженые, богатые, и он нырял с тропы то за ягодой, то к дуплу, и рот его не закрывался ни на вздох. Лес ему отвечал как родному. То белка процокает, то сойка заорёт, — и выходило у них что-то вроде разговора.

    — Борть! — доносилось из кустов. — Мужики, борть, вот те крест! Мёду в ней небось!.. А малинник! Медвежий малинник, точно говорю, вон как помято… Дядька Гостомысл, а мишки у вас тут какие? Крупные?

    — Крупные, — сказал Гостомысл.

    — А злые?

    — Как когда.

    — Ободряет, — сказал Гнус и перешёл с обочины на середину тропы.

    Я шёл, слушал их вполуха и думал про греков.

    Была в той моей жизни книжка про древних мореходов. Читал я её на вахтах, от скуки, а вышло впрок. Запала мне оттуда одна дорога.

    Стоял у греков город Коринф, а при нём был перешеек — узкая каменная перемычка между двумя заливами. Кто хотел попасть из моря в море, тот обходил её вкругаля, мимо гиблого мыса. Про тот мыс сами греки говорили: пошёл в обход — забудь о доме. Там недели ходу, штормы, скалы. И коринфяне удумали хитрость. Они вырубили прямо в камне дорогу через перешеек. Дорога та была с двумя колеями, как санный след. На колеи поставили возок, широкую телегу-платформу. А на возок ставили корабль и тащили посуху, от воды до воды.

    Веками так возили, перекидывали с моря на море целые флоты, и боевые лодьи, и купцов. Шесть вёрст камня против недель гиблого моря. Вся торговля пошла через Коринф, и город разбогател, как мало кто в тех землях.

    Вот оно, самое главное. Разбогател не тот, кто сидел на мысу и стриг проходящих. Разбогател тот, кто построил дорогу.

    Колею в камне мне не вырубить, да и не надо. Тёсаные лежни с жёлобом сработают не хуже, а дерево мы умеем. Сани под лодью тоже понятны. Рама-ложе по обводу днища, лодья в ней сидит, как в люльке. Одна беда оставалась. У греков перешеек был ровный, возок по нему тянули волы да люди. А у нас холмы, и в лоб на склон ни вол не тянет, ни артель.

    Зато у меня есть то, чего у греков не было.

    Нам просто нужно будет поставить кабестаны на холмах. Канат вниз, крюк в сани, четверо мужиков на вымбовках. И поползёт вверх то, что двадцать человек с места не сдвинут.

    Складно выходило. Подозрительно складно, а этому я верить давно отучен. Всё решит место. Какой уклон, какой грунт, есть ли строевой лес под сваи, близко ли вода.

    Поглядим.

    — Кормчий. — Гнус вынырнул из кустов с новой заботой на роже. — Слышь, чего спрошу. А правду воевода сказывал — что дальше места худые? Что лес… это… глядит?

    — Правду.

    — А. — Гнус поглядел на какие-то ягоды в горсти. Есть их он передумал. — И мы, стало быть, прямо туда?

    — Краем.

    — Краем — это хорошо. — Он повеселел и тут же скис обратно. — А край у него где? Он же не столбами мечен… Или мечен?

    — Мечен, — сказал Гостомысл. — Дойдёшь — увидишь. Мимо не пройдёшь.

    Гнус открыл рот спросить, чем мечен. Поглядел старику в спину — и закрыл.

    К полудню лес расступился. Тропа выкатилась на прогалину, к речке вьюну, о которой отец Волка рассказывал. Была она неширокая, тёмная, в ольховых берегах. Шла с той стороны водораздела и падала к Твердце перекатистым плёсом. Я присел у воды и опустил ладонь.

    Речка отозвалась и показала мне карту дна.

    Глубина у неё оказалась добрая, дно чистое — песок с камешком, ям нет, топляка нет. Лодья пройдёт. По большой воде и гружёная пройдёт, до самого… я повёл даром по течению… до самого подножья. Вода подводила дорогу к холмам сама.

    Уже подарок.

    — Ну вот. — Гостомысл встал рядом и кивнул вверх, где за ольхой поднимались в небо два зелёных увала, один за другим. — Вот они, Ярослав. Холмы твои. Гляди.

    Я поднялся с корточек и стал глядеть.

    Глядел я долго и чем дольше глядел, тем яснее понимал, что старик всю жизнь смотрел на эти холмы глазами пешего человека.

    К холмам подошли берегом речки, и с каждой сотней шагов мне становилось веселее.

    Первый увал вставал из леса зелёным горбом. Издали, от прогалины, он глядел грозно, как всё, на что смотришь снизу, а вот вблизи начал оседать и распрямляться. Я шёл, смотрел на его склон и прикидывал уклон. И выходило отлично, потому что видел я не стену и не лоб, а долгий ровный подъём.

    — Ну? — Гостомысл перехватил мой взгляд. — Вот тебе холм. Что скажешь?

    — Скажу, когда ногами промеряю. Веди на самый верх.

    Лезли всей ватагой. Гнус считал шаги вслух и сбился на четвёртой сотне. Щукарь пыхтел, поминал новые сапоги, но от меня не отставал ни на шаг, и глаза его уже бегали по склону. Мастер в нём проснулся раньше, чем дед согласился вставать.

    А я шагами мерил длину подъёма, глазом брал крутизну, ковырял носком грунт. Земля шла добрая. Супесь с камешком, сухая, плотная. Не глина, что плывёт под дождём, не песок, что съезжает. Такая земля сваю держит намертво. И лес стоял по всему склону — сосна, ровная, строевая, руби на месте да теши. Всё своё, и главное, что всё тут.

    На вершине я встал и поглядел вперёд.

    Мне открылась неглубокая седловина, версты полторы. За ней второй увал, брат-близнец первого, такой же тягун. А за вторым, внизу, блестела вода. Другая речка, той стороны. От воды до воды, через оба холма, выходило вёрст пять. Может, шесть.

    Шесть вёрст. У греков, вроде, было столько же.

    — Чего застыл? — Щукарь отдышался и встал рядом. — Ну, горы. Ну, высоко. Красиво, спору нет. Дальше чего?

    — Дальше, дед, гляди сюда. — Я присел на корточки и разгрёб ладонью хвою до земли. — Все глядите. Показывать буду.

    Они обступили — Щукарь, Гостомысл, Волк, Бес, Гнус сзади вытянул шею. Я взял сучок и повёл по земле борозду.

    — Вот склон, по которому мы лезли. От самой воды до верха. Теперь глядите, что на нём встанет. — Я провёл две черты рядом, вдоль борозды. — Кладём по склону настил. Брёвна тёсаные, вполдерева, крепим к лагам, а посередине каждого выбираем жёлоб. Две колеи выходит, как санный след, только деревянный. Снизу доверху, ровной лентой.

    — Настил… — Щукарь присел рядом. — Так. А по колеям чего?

    — А по колеям едет вот что. — Я нарисовал промеж колей прямоугольник. — Сани. Рама из бруса, широкая, по обводу лодейного днища. Полозья под рамой окованы и смазаны, сидят в желобах. На раму ставим лодью. Целиком, Щукарь. С грузом. Не разгружая.

    Стало тихо. Гостомысл смотрел на мои каракули, и брови его сходились всё ближе.

    — Погоди, Ярослав. Гружёную лодью… вверх по склону… — Он поднял глаза. — Кто ж её потянет? Тут никаких волов не станет. И полсотни мужиков не станет.

    — Никто не потянет. Её покрутят.

    — Чего?..

    — Ворот, воевода. — Я воткнул сучок в вершину борозды. — Вот здесь, наверху, ставим барабан со спицами, как колодезный, только в десять раз здоровей. Мы такие делали уже. На барабане канат. Канат вниз по склону, крюком в сани. К барабану этому привязываем вола, ну или мужики крутить будут. — Я поглядел на Гостомысла. — Ты колодезным воротом ведро таскал? Одной рукой ведь идёт, какое хочешь ведро. Вот тебе тот же колодец, только лежачий. Ворот не устаёт и не надрывается, ему всё одно, что ведро тянуть, что лодью. Крути себе да крути.

    Гостомысл глядел на борозду. Потом на склон — вниз, до самой речки, — и я видел, как он прикладывает моё к своему холму.

    А Щукарь уже не глядел никуда. Щукарь сидел над каракулями, и губы его шевелились.

    — Барабан как мы делали, но надо будет его заглублять очень сильно и каркас делать, иначе вырвет. Полозья окованные… — бормотал он. — В жёлоб их, стало быть, чтоб не соскочили… А жёлоб салом лить или дёгтем… И канат… Стой! — Он вскинулся. — Канат! Ты какой толщины канат крутить собрался, умник⁈ Лодья гружёная — это ж вес какой! Твой канат лопнет — и сани твои с лодьёй вниз по желобам твоим как полетят! Кто внизу стоял — поминай как звали!

    — Верно, дед. Потому канат — двойной, и вяжем через блок. — Я дорисовал. — Блок на санях: канат от ворота вниз, через блок, и назад наверх, к свае. Тяга надвое делится, канату вдвое легче… — я усмехнулся, — … а это, Щукарь, та же наука, что у нас в талях на мачте. Ты её знаешь, потому что ей паруса поднимаешь.

    Щукарь открыл рот. Закрыл. Поглядел на свои руки, которые тыщу раз тянули тали, потом на склон, потом на меня.

    — Тали… — сказал он с отвращением. — Тали на горе. Лодья на телеге. Дорога из дерева… — Он набрал воздуху, и я приготовился к обычному концерту, но дед выдохнул и сказал только: — А спуск? Вверх втянул, ладно. А вниз? Она ж сама покатит, дура такая, разгонится — и в щепу.

    — А вниз тем же воротом тормозим. Канат не тянет — теперь канат держит. Трави помалу, она и сползает шагом… — Я поднялся, отряхнул ладони. — Плечо за плечом. От воды — на первый холм воротом. По седловине — волами, там ровно. На второй холм — снова воротом. И вниз, к той воде, на канате. Шесть вёрст, четыре ворота, одна воловья упряжка. Лодья прошла от воды до воды — и груз её никто пальцем не тронул.

    Молчали все.

    Гнус переводил глаза с борозды на склон и обратно. По лицу его было видно, что он уже рассказывает это кому-то в корчме, и выходит у него вдвое красивей и втрое неправдоподобней. Бес щурился и считал что-то своё. Волк стоял, скрестив руки, и усмешка у него была та самая, углом рта.

    А Гостомысл всё смотрел на склон. Долго смотрел. Потом повернулся ко мне, и лицо у него сделалось растерянное и злое разом.

    — Всю жизнь, — сказал старик. — Всю жизнь я мимо этих холмов хожу. Дозором хожу, на охоту хожу. Холмы и холмы, каких везде… — Он мотнул головой. — А ты пришёл, полдня походил — и на тебе. Дорога. Была земля как земля — стала дорога… Как ты глядишь-то так, Ярослав? Каким глазом?

    — Голодным, воевода. Я на этой дороге, считай, свою реку строю… — Я поглядел вниз, на речку, на прогалину, где остались гридни с харчем. — Ладно. Само не построится. Спускаемся — и последнее на сегодня дело. Хочу до вечера на кромку глянуть.

    Замолчали как-то разом.

    — На кромку, — повторил Гостомысл. Не спросил. Просто повторил, и голос у него сел.

    — На кромку, воевода. Дорога краем их земли пойдёт — стало быть, надо мне ту кромку видеть своими глазами. — Я стал спускаться первым. — Веди.

    Сзади было тихо. Потом Гнус сказал негромко:

    — Во и сходили за земляничкой.

    * * *

    К кромке шли споро, и с каждой сотней шагов лес менялся.

    Сперва он был обычный. Сосна, папоротник и извечный комариный звон. Гнус трещал про борти, Лыко с Брагой вполголоса спорили, чья очередь тащить харч. Потом тропа стала пропадать. Она сузилась до звериной, нырнула в ельник и пропала вовсе. Гостомысл пошёл медленнее, забирая вдоль сырой низины, и смотрел теперь не вперёд, а под ноги и по сторонам.

    Разговоры за спиной завяли сами собой. Сперва до полушёпота, потом народ замолчал совсем.

    Лес стоял глухой. Ели смыкались над головой, свет сквозь них пробивался серый, цеженый какой-то, и в этом свете стояла тишина. Ни треска, ни шевеления. Словно ваты в уши набили. Я отметил про себя, когда смолкли птицы. Шагов триста назад ещё цокала белка, а теперь ничего.

    — Стой, — тихо сказал Гостомысл.

    Он стоял у сухой сосны, невесть как затесавшейся среди елей. На стволе, на высоте лица, темнел выжженный, глубокий знак, размером в две ладони. Он сплетался из линий в узел, каких я не видал ни на одном берегу. Выше знака, на обломанном суку, висел лосиный череп. Старый, зелёный уже от времени, рогами вниз.

    — Ихняя метка. — Старик говорил вполголоса. — Стало быть, дошли. Отсюда земля Вильцев начинается. А может, уже началась. У них не по-нашему, Ярослав. Столбов нет, межи нет. Метка тут, метка там, а где промеж них черта, про то одни вильцы знают. Может, мы уже с полверсты по их земле топчемся.

    Сзади кто-то охнул. По вздоху я узнал Гнуса.

    Я огляделся, прикидывая в голове, где местные байки, а где правда.

    Шагах в двадцати правее, в молодом ельничке, земля лежала неправильно. Глаз сразу не цеплялся, но если присмотреться, увидишь настил из лапника, присыпанный хвоей. Вокруг него хвоя валялась как попало. Настил был шириной в сажень, а под ним, наверняка, яма. Я повёл глазами дальше, вдоль прогала. На краю прогала стояла наклонная лесина. Подрубленная. Комель держался на честном слове, вершина легла в развилку соседней ели, а вниз от развилки уходила в траву тёмная волосяная вожжа.

    Яма на тропе. Лесина на сторожке. И прогал этот был не прогал, а воронка. Зверю и человеку ход подсказан, и ход считан.

    — Воевода. Вон та лесина наклонная. И настил под ней, левее. Видишь?

    Гостомысл поглядел, потом выдохнул сквозь зубы.

    — Вижу… Тьфу ты. Прямо у метки поставили. Досюда, выходит, ходи смело, а от метки первый шаг — и ты в яме. — Он повернулся ко мне, и лицо у него отяжелело. — Всё, Ярослав. Дальше я не поведу, и не проси. Я эти места знаю. Оттого и знаю, что дальше только голову класть. Тут каждый прогал считан, каждая тропка стережёна. Деды наши ходили вильцев отгонять, силой ходили, при копьях. Назад пришли не все, а кто пришёл, тот в этот лес боле ни ногой.

    Я стоял и смотрел в глубину.

    Ельник уходил вниз и темнел там до черноты. Стало слышно, как за спиной дышат пятнадцать мужиков. Бес подошёл и встал у плеча. Я скосил глаз. Пальцы его перебирали гайтан с оберегами, и сам он этого не замечал.

    — Голова, — сказал он вполголоса. — Поглядели, и будет. Пошли отсюда. Не наше тут.

    Страх за моей спиной поднялся стеной. Я его чуял, как чую перегруз на корме, и понимал, что вот она, моя настоящая беда. Не яма под лапником. Купца по тракту, где у возчиков шевелится хребет, не заманишь никаким барышом. Дорогу мало построить. С этим лесом надо решать.

    Тут подал голос Гнус.

    Он протолкался поближе, держась на всякий случай поближе к отряду, и спросил у Гостомысла шёпотом. Любопытство в том шёпоте насмерть боролось со страхом.

    — Дядька воевода… А они чьи? Вильцы-то. Каким богам требы кладут?

    — Тёмным. — Гостомысл ответил нехотя, через силу. — Толком никто не знает. Старики сказывали, что молятся они ночным богам, которых у нас и поминать боятся. Светлых у них вовсе нет. И требы ихние… — Он помолчал. — Кровью они требы кладут, Гнус. Людской. Потому вильцы и полона берут. Кого в лесу взяли, тот у них на камни лёг. Так старики говорили.

    Гнус сглотнул и перекрестился. Кто-то из гридней сплюнул через плечо.

    А у меня в голове щёлкнуло. Знакомо так щёлкнуло.

    Так ложится в паз деталь, которую долго вертел в руках и не знал куда деть. Я стоял, смотрел в чёрный ельник и считал расклад.

    Все мужики этого племена, а, скорее всего, не только этого, ушли в поход. Ушли и никакой вести от них нет. Сейчас там за болотами сидит племя из баб, стариков и недоростков и ждёт хоть какого слова. Ждёт и не дожидается. Род без мужиков — мёртвый род, и это им известно куда лучше моего.

    И вот какая интересная штука — все их мужики у меня в плену и только я решу вернуть их или нет. Хорошая позиция.

    Гостя с таким знанием не кладут в яму на подходе. Его сперва слушают. А уж поговорю я с ними как надо. Не знаю, помогает ли мне покровитель или нет, но пусть посмотрит на тех, кто беззащитных режет, поближе.

    Я в эту чушь не верю, но если предположить, то кровь крови рознь. Одно дело в бою жизнь забрать другое дело как трус беззащитных резать.

    И идти надо сейчас, пока дозор глядит и весть пошла к их старшим. И идти одному. Толпа с железом для этого леса — война. нападут как пить дать, им терять нечего.

    — Так, — сказал я.

    Видно, голос у меня был не тот, потому что обернулись все разом.

    — Есть идейка. Ждите здесь. Я пошёл.

    Мгновение висела полная тишина.

    — Куда⁈ — Бес очнулся первым. — Э! Голова! Куда пошёл⁈ Туда⁈ Один⁈

    — И я! — сипло сказал Гнус. Он был белый, как берёста, и по роже было видно, что сказанному он сам не верит и уже жалеет. Отступать было поздно. — Чего уж… И я, стало быть.

    — Ярослав. — Гостомысл шагнул ко мне, словно пытался остановитьм еня у края обрыва. — Ты меня слышал ли? Оттуда не выходят.

    — Слышал. Потому и не пойду далеко. Вы меня видеть будете. — Я оглядел их всех. Беса, серого Гнуса, старика, притихших гридней. — Полтора десятка мужиков с железом для этого леса война. — Я кивнул на настил под лапником. — А мне поговорить с ними надо. Пришёл я открыто, среди дня, не таясь. Так что сразу не нападут.

    — А как разглядят? — тихо спросил Гнус.

    — А вот это мы и выясним.

    Волк за всё это время не проронил ни слова. Он смотрел на меня своим взглядом и в конце коротко кивнул. Что-то своё он понял.

    — В общем, приготовьтесь и ждите. Ну и ничему не удивляйтесь, если что. Придётся на их языке говорить.

    И я пошёл.

    Мимо сухой сосны с лосиным черепом. Мимо жжёного знака. Краем прогала, обходя настил по чистому, вниз, в ельник.

    За спиной стояла мёртвая тишина. Потом Гнус, пристроившийся рядом, сказал шёпотом, слышным на весь лес:

    — Я с тобой, Ярик, раньше срока поседею. Но отходить не буду.

    Бес, пристроившийся рядом, только кивнул.

  

  
    Глава 8

    Гнус много чего в жизни повидал.

    Он тонул два раза, горел один, от медведя бегал один раз, а на спор с Рыжим съел жабу. Жаба, кстати, оказалась ничего, курятиной отдавала. Так что человеком он себя считал бывалым, пуганым, и думал, что удивить его на этом свете уже нечем.

    А вот поди ж ты.

    Стоял он теперь в чужом мёртвом лесу, за черепами, за жжёными знаками, куда живые люди отродясь не совались, и смотрел, как Кормчий собирается будить лесную нечисть. Причём не как-нибудь тайком, а в голос.

    Пошли они втроём. Кормчий впереди, а он с Бесом следом, потому что друга бросать нельзя. Гнус тогда враз пожалел о трёх вещах. Что напросился в поход. Что вообще родился на свет. И что перед выходом навернул полную миску каши, потому что каша в брюхе теперь лежала камнем и просилась наружу. Остальные остались у меток — рукой подать, если бегом да с перепугу. Только Гнус нутром чуял, что если тут кто за кем побежит, то не они за подмогой.

    Лес молчал.

    Не так молчал, как молчит лес добрый, где ветка хрустнет, дятел стукнет, сойка какая заорёт дурниной. Тут тишина стояла густая, как холодец. Ель чёрная сомкнулась поверху, свет шёл серенький, дохлый, и в этом свете каждая коряга глядела рожей. Гнус старался на коряги не смотреть, но коряги смотрели на него.

    — Эй! — гаркнул вдруг Кормчий, и Гнус подскочил на месте. — Хозяева-а! Выходи, разговор есть!

    Голос ушёл в ельник и сгинул. Ни эха, ничего. Сожрал лес голос и не поморщился.

    — Хватит по кустам сидеть! — Кормчий упёр руки в бока, как на своей палубе. — Я по-хорошему пришёл! Два раза по-хорошему не зову!

    Тишина. Только где-то слева, далеко, хрустнуло тихонько. И справа хрустнуло. Гнус хруст этот услышал не ушами даже, а мокрой спиной. Обкладывают. Как волки обкладывают, с боков заходят. Он покосился на Беса. Бес стоял смирно, рожа спокойная, только желвак на скуле ходил да рука будто невзначай лежала на топорище.

    А Кормчий постоял, послушал тишину, покивал каким-то своим мыслям, и сделал такое, от чего у Гнуса каша в брюхе смёрзлась окончательно.

    Он поднял голову к чёрным еловым вершинам. И заговорил. Спокойно так, по-свойски, как со старым знакомцем через стол.

    — Ну что, друг мой Покровитель. Видал, а?

    Гнус перестал дышать.

    — Полюбуйся, кому ты тут землю отдал. — Кормчий широко и по-хозяйски повёл рукой вокруг. — Тёмным богам, вишь, требы кладут. Ночным. Твоим, стало быть, братьям, а то и тебе самому, кто их разберёт. А сами? По кустам сидят, как мыши. Ловушек понатыкали. Черепов навертели, знаков нажгли и думают, что все враз перепугались. Смельчака какого заезжего исподтишка резануть — это они могут. А чтоб выйти да в глаза поглядеть — кишка тонка.

    Голос у него был спокойный, даже скучный какой-то, и от этой скуки делалось хуже всего.

    И тут Гнус заметил, что в лесу темнеет.

    Вроде и полдень миновал недавно, а серый свет садился на глазах, наливался синим, грозовым. Понизу, по мху, потянул ветерок. Нехороший ветерок, холодный, он шёл понизу, как течёт вода, и катил перед собой, шурша, сухие иголки.

    «Свят-свят-свят, — заметалось у Гнуса в голове. — Это ж он его… это ж он с ним взаправду… Ой, мамочки. Ой, зря мы сюда. Ой, зря-а…»

    — Я ведь чего пришёл-то. — Кормчий всё беседовал с вершинами. — Показать тебе их пришёл. Погляди, думаю, сам. Кому они там требы кладут, тебе ли, не тебе, — нам с тобой без разницы. У нас уговор честный: я тебе кровь воинов даю, ты мне — силу. А эти… — он усмехнулся, и у Гнуса от той усмешки поджалось всё, что могло поджаться, — эти невинных режут да с того силу поиметь думают. Дешёво силу берут. По-воровски.

    Ветер наддал. Ель заскрипела где-то в глубине, длинно, тоскливо, будто дерево во сне застонало.

    — Так что решай, друг мой. — Кормчий говорил уже в полный голос, и голос его катился по мёртвому лесу, как гром перед бурей. — Выйдут говорить — будем говорить. По-соседски. А не выйдут… — Он помолчал, и в тишине стало слышно, как шуршат гонимые ветром иголки. — Не выйдут, стало быть, доля их такая. С бабами и ребятнёй я не воюю, не мой промысел. А самих — раздёргаю. Под корень. И место освобожу — глядишь, лучше кто сядет, посговорчивей.

    Гнус стоял ни жив ни мёртв.

    Он много страшного слыхал на своём веку. Слыхал, как Атаман приговоры говорил. Как Волк обещал кишки на кулак намотать, и ведь не врал. Только такого он не слыхал никогда. Стоит человек посреди чужого проклятого леса, разговаривает с небом, как с ровней, и буднично так, между делом, целое племя к расходу приговаривает. И небо — вот что самое поганое — будто слушает. Темнеет, ветром отвечает, елями скрипит.

    «А ну как и правда слушает? — подумал Гнус, и от мысли этой захотелось сесть на мох, где стоял. — Ой, дурак ты, Гнус. Ой, дура-ак. Сидел бы у меток с Брагой…»

    И тут в ельнике, шагах в тридцати, хрустнуло уже не таясь.

    Кусты можжевеловые качнулись. Бес рядом сделался каменный. А Кормчий опустил глаза от вершин — будто с неохотой отрываясь от беседы, — и сказал в кусты обычным своим голосом:

    — Ну, долго выползать будете⁈

    Из можжевельника выбрались люди.

    Гнус их сперва за нежить принял, вот те крест. Потом разглядел и устыдился. Люди как люди, только сушёные какие-то. Впереди жилистый, кривой, как коряга дед, в шкурах мехом наружу, борода клочьями, а в бороде косточки вплетены, птичьи вроде. За ним второй дед, помоложе и потрухлявей. И трое недорослей с сулицами. Эти были тощие, глазастые, копья держат крепко, а поджилки трясутся, издаля видать. Гнус на них поглядел и малость отпустило его. Он-то думал, тут лешие в сажень ростом, а тут вон чего. Заморыши.

    Дед с косточками вышел вперёд и стукнул посохом.

    — Ты чаво шумишь, чужак? — Голос у него был скрипучий, как несмазанное колесо. — Чаво припёрся на нашу землю? Иди подобру, покуда цел. Тут тебе не…

    — Никуда я не пойду, — сказал Кормчий.

    Сказал даже не деду, а мимо куда-то, и голос его звучал скучно. Ярик словно от мухи отмахнулся, и от этого дед сбился и заскрипел по новой, уже громче:

    — Уходи, сказано! А то кликну мужиков наших — они из вас, пришлых, живо кровь пустят! Их у нас…

    — Не свисти, дед.

    Вот тут Гнуса и пробрало по-настоящему.

    Потому что голос у Кормчего вдруг налился, как парус ветром. Вот только что тряпка тряпкой висел, и вот уже гудит, тянет, аж мачта стонет. Слова упали и ветер понизу рванул им вслед, погнал иголки, засвистел в ельнике. А глаза у Кормчего… Гнус сбоку стоял, вполвзгляда видал — и того хватило. Полыхнули глаза. Может, свет так лёг грозовой. А может, и не свет.

    Дед присел. Прямо на глазах присел, как курица под коршуном.

    — Мужики ваши, — Кормчий шёл голосом по деду, — у меня. В полоне. Живые пока. И пока своё не отработают — домой не вернутся. А станете мне тут скрипеть да сулицами трясти — вы следом пойдёте. Всем гнездом.

    Небо над елями наливалось чернотой. Гдe-то за лесом, глухо проворчало — раз, другой. Недоросли с сулицами стояли уже серые, один губами шевелил, и Гнус его понимал всей душой. Сам он сейчас молитвы путал одну с другой и вперемешку поминал святых, водяного и покойную матушку.

    Лесные пятились. Это хорошо было видно по лицам, по тому, как второй дед мелко-мелко затряс головой, как недоросль крайний глянул на небо и присел за куст.

    А старый шаман упёрся.

    Кряхтя, выпрямился, выкатил грудь, вскинул посох с косточками и завёл. Забормотал — быстро, взахлёб, на своём, и слова были не слова, а будто камни. С каждым камнем у Гнуса волосья на загривке вставали дыбом. Наговор читает. Порчу шлёт. Ой, мамочки.

    Кормчий оскалился.

    — Это ты кому читаешь, старый⁈ — Он шагнул на шамана, и шаман поперхнулся своим бормотанием. — Мне⁈ Ты — мне⁈ — Ещё шаг. Дед пятился, тыча перед собой посохом, как слепой. — Ты чем силу-то взял, паскуда, что читать мне вздумал⁈ С кого взял⁈ С невинных, кого на камни клал⁈ С тех, кто ответить не может, — с них⁈

    Громыхнуло уже ближе. Гнусу почудилось — вот те крест, потом хоть режьте, — почудилось, что вокруг Кормчего потемнело. Не тень легла, а именно что сгустилось, как воду в проруби мутит. Он моргнул — вроде нет ничего. Моргнул опять — а оно есть.

    — Кому требы кладёте⁈ — ревел Кормчий, наступая. — Ну⁈ Имя! Говори имя, нечисть лесная!

    Шаман сипло выдавил одно слово — Гнус его не разобрал, да и не хотел разбирать, целее будешь. А Кормчий разобрал.

    И встал, а потом зло расхохотался, без единой капли смеха. И вскинул руку к чёрному небу.

    — Слыха-ал⁈ — гаркнул он вверх, в самые тучи, на весь лес, на весь белый свет. — Слышал, Покровитель⁈ Тебе кладут! Вот этими вот руками — тебе! Кровь невинную, воровскую — тебе на камни! И ты это принимаешь⁈ ЭТО — берёшь⁈ — Он набрал воздуху, и следующее проорал уже с такой лютой издёвкой, что у Гнуса захолонуло: — А не ошибся ли я в тебе, друг мой⁈

    И ка-ак шандарахнуло.

    Белым полыхнуло на весь лес, треснуло небо пополам, и тут же, без роздыху, ударило так, что земля поддала Гнусу в пятки, а в ушах заложило наглухо. Сосну где-то рядом развалило сверху донизу.

    Когда Гнус проморгался, лесные сидели на земле. И деды, и недоросли. Сулицы их валялись по мху, и крайний недоросль полз куда-то на четвереньках, не разбирая куда. Один шаман не полз — сидел, где стоял, глядел на Кормчего снизу вверх, и рот у него ходил безо всякого звука.

    А Кормчий опустил руку и брезгливо проронил сидящим:

    — Пошли. В село ваше ведите. Пока я вас терплю. И пока Старший брат терпит.

    Шли лесом, и лес их пропускал.

    Впереди ковыляли лесные — деды, за ними недоросли, подобравшие свои сулицы, только несли они их теперь, как хворост, лишь бы не бросить. Следом шагал Кормчий, чёрный от злости, и злость его не остывала, а наоборот, накалялась с каждым шагом. Гнус это чуял спиной, боками, всем собой. Рядом с таким Яриком было всё равно что рядом с закрытым котлом, под которым не гасят огня. Рванёт или нет, а отойти хочется.

    Остальным Кормчий махнул рукой от меток — за мной, мол. И ватага шла теперь сзади, шагах в тридцати, растянувшись цепочкой по чужой тропе. Гнус слышал, как они обсуждают вполголоса.

    — … в дерево, говорю, ударило! Сам видал, шагов сто от него!

    — Сто не сто, а сосну развалило. Дымится вон…

    — Мужики, а кому он там орал-то? Ну, вверх-то? Это ж он… это он кому?

    — Цыц! Кому надо, тому и орал. Ты имён не поминай, целей будешь.

    — Свят-свят…

    — А я говорил! — Это Брага, гордый, будто сам молнию заказывал. — Я всегда говорил: у Кормчего уговор. А вы ржали, дурни. Вот вам и ржали.

    Гостомысл шёл молча. Гнус разок оглянулся — у старого воеводы лицо было каменное, только глаза бегали по лесу, по лесным, по Кормчему, и в глазах этих читалось, что разум никак не мог уложить виденное. Волк шагал рядом с отцом и, наоборот, ухмылялся. Нехорошо так ухмылялся, с удовольствием. Этому всё нравилось.

    А лес редел. Потянуло дымком, тявкнула собачонка, и деревья расступились.

    Село лесных стояло на сухой гриве меж двух болотин, и Гнус, увидав его, даже засовестился, что боялся. Господи, а он-то думал. Десятка два жилищ, да и жильём это назвать язык не поворачивался. Полуземлянки, крытые дерном, кривые шалаши из жердей да коры, пара срубов в три венца, вросших в землю по самые оконца. Ни тына, ни ворот. Между землянками — грядки нищие, лук да репа, и рыбьи кости кучами, и сети драные на кольях.

    А из землянок глядели глаза.

    Бабы стояли у входов — сушёные, тёмные, в шкурах и дерюге, прижимали к себе ребятню. Ребятни было много, и была она страшная. Тощая, пузатая с голодухи, глазастая. Вот что Гнуса резануло — ни один малец не заревел, все молчали и смотрели. Как зверята из норы смотрят. Старухи какие-то, дед безногий на чурбаке, девки с коромыслами, застывшие, где стояли. И все молчали.

    Целая толпа мужиков с этой земли ушла, вспомнил Гнус. Видно, что худо им без мужиков, но как будто и с мужиками не лучше было. Земля-то бедная.

    Ему бы пожалеть их — он бы и пожалел, сердце-то не камень. Да не успел.

    Потому что Кормчий увидал идола.

    Идол стоял на краю села, на отшибе, под старой елью. Здоровый, в полтора человеческих роста, тёсанный из целого комля, чёрный от времени и сала. Рожа у него была плоская, злая, с прорезанным ртом, и рожа эта была вымазана. Свежим вымазана, бурым, и по дереву вниз шли потёки, старые поверх новых, слой на слое. А у подножия, на плоском камне, лежали косточки. Мелкие косточки, и Гнус вгляделся, и понял, чьи, и больше туда не глядел.

    Кормчий встал.

    Гнус стоял близко и видел, как у него сошлись лопатки. Медленно так сошлись, как у рыси перед прыжком. Секунду Ярик смотрел на кровавую рожу, на потёки и на камень с косточками. Потом выдохнул сквозь зубы что-то короткое, не по-здешнему.

    И пошёл на идола, на ходу выдёргивая топор.

    — Ой, — сказал Гнус.

    Шаман сзади захрипел, рванулся — недоросли повисли на нём сами, со страху. А Кормчий дошёл до идола, примерился, и с маху, с оттягом, ка-ак врезал, а потом ещё раз и еще и… снёс чёрной роже башку.

    Башка отлетела в мох. Гулко стукнула, покатилась и встала — рожей вверх, ртом в небо.

    И небо ответило.

    Грохнуло так, что Гнус присел и зажмурился, и в грохоте этом ему разом привиделось всё: и что Ярика сейчас испепелит на месте, и что земля разверзнется, и что отчим покойный был прав, когда говорил не ходить ему на реку. Гром катился и катился, перекатывался над селом, ломался о лес, и не было ему конца.

    А когда конец пришёл, и Гнус разлепил один глаз…

    Ярик стоял над обезглавленным идолом. Целый. Топор в опущенной руке, ноги враспор, и глаза у него горели — вот тут уже безо всяких «почудилось», горели, и всё. И он повернулся к селу, к упавшим на колени дедам, к бабам, вжавшимся в землянки, набрал полную грудь — и заревел:

    — ЧТОБ ИМЯ ЕГО!.. — гром докатывался ещё, и Ярик ревел сквозь гром, — … БОЛЬШЕ НЕ ПОЗОРИЛИ! Кровью воровской мазать⁈ Костьми невинными кормить⁈ ЕГО⁈

    Он ткнул топором в шамана — тот стоял на коленях, серый, как зола.

    — Ты! Старый! Слушай, один раз скажу. Пойдёшь по своим — по всем вашим гнёздам, сколько их есть по лесам. И чтоб завтра, к вечеру, все ваши были у Вепревой засеки. ВСЕ! Старшие, жрецы, кто у вас там за главного — все до единого! Будем решать, как вам дальше жить. — Он повёл топором по селу, по землянкам, по глазам в тёмных проёмах. — Послушаетесь — мужиков ваших верну. Живых. А не послушаетесь… — Голос упал, и стало тише грома и страшнее грома. — Изведу всех вас. Под корень. Мужиков ваших — в землю, а баб с ребятнёй заберу и раскидаю по чужим дворам и по дальним весям. И растворитесь вы, как соль в реке. Ни имени вашего не останется, ни памяти. Некому будет и вспомнить, что жили тут какие-то вильцы.

    Тишина стояла — мёртвая. Только дождевые первые капли, крупные, редкие, зашлёпали по лопухам, по дерну землянок, по чёрному обезглавленному комлю.

    Кормчий постоял ещё. Обвёл село глазами так, чтоб каждый на себе почуял. Плюнул под ноги идолу.

    — Время до завтра, — сказал он. И своим, через плечо сказал: — Назад ведите. Пошли, мужики.

    Обратно шли под дождём.

    Он начался, едва отвернулись от села, — сперва редкими шлепками по лопухам, а после припустил всерьёз, плотно, стеной. Лес зашумел, залопотал, ожил, и Гнус, подставив лицо под струи, поймал себя на том, что дождю этому рад до слёз. Дождь был обычный. Мокрый, холодный, правильный. После всего, что было, обычное принималось душой, как хлеб после голодухи.

    Лесные довели их до кромки. Шли они молча, гуськом, вымокшие до костей, и на Кормчего старались не глядеть. У сосны шаман остановился. Хотел, видать, что-то сказать, пожевал губами, да так и не собрался.

    — Время до завтра, — сказал ему Кормчий. — Не придёте — пеняйте на себя.

    И пошёл, не оборачиваясь. И все пошли.

    Ватага двигалась ходко, кучно, и чем дальше отступал за спиной чёрный ельник, тем живее делались люди. Сперва заговорили вполголоса. Потом в голос. Потом Брага загоготал над чем-то. Лес кругом стоял уже свой, сосновый, дождь сеялся сквозь кроны, и где-то заорала сойка — обыкновенная, глупая, золотая птица сойка. Гнус чуть не прослезился от её вопля.

    Сам он шёл рядом с Кормчим и помаленьку собирался с духом.

    Дух собирался плохо. Гнус косился на вожака — на мокрое лицо, на топор, которым… — и в голове у него никак не укладывалось одно с другим. Вот идёт Ярик. Свой, речной, с которым кашу из одного котла. А вот только что этот же человек орал в небо, и небо ему отвечало. И как теперь с ним заговорить, с каких слов? «Слышь, Кормчий, а гром — это ты нарочно?» Язык отсохнет.

    Гнус вздохнул. И спросил то, что спрашивалось само:

    — Слышь, Ярик… А неплохо было б щас пожрать чего. А?

    Кормчий повернул голову.

    И заулыбался. Обыкновенно заулыбался, по-человечески, во весь рот, и морок последний слетел с него, как вода с гуся.

    — Да уж, — сказал он. — Пожрать бы не мешало. Весь день на ногах, кишка кишке весть подаёт… — Он утёр мокрое лицо ладонью и вдруг хмыкнул, довольно, по-мальчишески: — Не, ну а как я их напугал, а? Видали? Они ж поверили. Темнота лесная.

    Гнус моргнул.

    — Дык… — осторожно начал он. — Дык а чего ж им не поверить-то было… Оно ж… того… Гром-то…

    — А что гром? — Кормчий пожал плечами. — Гроза с полудня заходила, я её ещё на холмах учуял. Парило с утра, мошка пропала, тучи из-за водораздела пёрли — тут к гадалке не ходи. Я ж на воде живу, Гнус, мне погоду знать по должности положено: проморгаешь грозу — утонешь. Ну я и рассудил: раз гром всё одно будет — пусть гремит на моё слово, а не сам по себе. Подгадал, поорал в нужный момент. Делов-то.

    — А… — Гнус поискал, за что уцепиться. — А молния? В сосну-то? Аккурат когда ты…

    — А куда молнии в лесу бить, по-твоему? В деревья и бьёт, в какие повыше. Гроза в лесу — завсегда чего-нибудь расщепит, спроси хоть воеводу. — Кормчий усмехнулся. — Свезло, что близко ударило, не спорю. К слову пришлось. Но уж это, брат, не моя заслуга — это ихние боги промахнулись.

    И он зашагал дальше, насвистывая.

    А Гнус остался переваривать.

    Оно, конечно, складно выходило. И про парило, и про мошку, и про тучи из-за водораздела — всё правда, сам вспомнил: парило, и мошка пропала, ещё дивился к полудню, чего это её нет… Складно. Кормчий завсегда складно объясняет, у него на всякое чудо своя мошка припасена.

    Только вот чего Гнус знал твёрдо, и никакая мошка этого знания перешибить не могла. Он там был. Он видал, как темнело, когда Кормчий с НИМ разговаривал. Он чуял тот ветерок понизу, от которого душа в пятки. Он видал, как сгустилось вокруг Ярика, когда тот на шамана попёр, — видал, моргал, а оно не делось никуда. И гром ударил не «к слову». Гром ударил, когда Ярик спросил у неба: «А не ошибся ли я в тебе?» Спросил — и получил ответ. Тут же. Сразу. Такое «к слову» бывает раз в жизни, да и то не у людей.

    Он покосился на Беса. Бес шёл рядом, мокрый, смирный, и глядел на спину Кормчего.

    — Слыхал? — шёпотом спросил Гнус. — Грозу, говорит, учуял. Подгадал, говорит.

    — Ага, — сказал Бес. — Подгадал.

    — Думаешь… взаправду подгадал?

    Бес помолчал. Дождь сеялся, сойка орала, впереди Брага ржал над чем-то с Волком.

    — Я думаю, — сказал Бес медленно, — что нам с тобой, Гнус, дальше про то думать не надо. Он вон — не боится. Ему можно. А мы люди простые… — Он перекрестился, и тут же сплюнул через левое плечо. — Да уж. Жизни не видали, дикари лесные. Куда им.

    И они переглянулись.

    И оба поняли, что у обоих чуть не полные штаны, и оба никому про то не скажут, и оба до самой смерти будут помнить, как чернело небо над проклятым ельником и как гремел гром на голос их вожака.

    А Ярик впереди насвистывал.

  

  
    Глава 9

    Вышли с рассветом.

    Дорога шла от бродов той стороной Вепревой. Наезженный просёлок вился меж перелесков, взбирался на угоры и падал в лощины. С каждого угора открывалась добрая, обжитая земля, с полосами пашни по склонам и дымами деревень в утренней дымке. Впереди шли Волк с отцом и князем Бориславом, за ними тянулась гридь, десятка четыре, при бронях и стягах, чтоб издали было видать, что едет власть. А мы с Бесом, Гнусом и Рыжим держались своей кучкой и разговор у нас шёл о высоком.

    — Не, ты погоди, — говорил Гнус. — Ты не отворачивайся, я ж любя. Я ж понять хочу. Вот мы вчера где были? В чаще мы были. С нечистью, можно сказать, глаза в глаза. Гром над нами гремел небесный, молонья в сосну садила, я до сих пор заикаюсь, вон, спроси кого хошь. А ты в это время где был?

    Рыжий молчал и глядел вдаль.

    — В лагере он был, — подсказал Бес. — При хозяйстве.

    — Во-от! При хозяйстве! — Гнус поднял палец. — А хозяйство у нас там какое? Правильно, никакого. Костёр да котёл. И чего ж ты, спрашивается, при том котле такого важного делал, что у тебя третий день рожа довольная?

    — Рожа как рожа, — сказал Рыжий.

    — Не, мужики, вы слыхали? — Гнус аж подпрыгнул от счастья. — Он заговорил! Второе слово за утро! Это, я вам скажу, неспроста. Это человека распирает.

    Я шёл, слушал их вполуха и смотрел.

    Смотреть было на что. Рыжий держался прямо, как всегда, и молчал, как всегда, только молчание у него нынче было другое. Я этого молчуна знал с первого своего дня на реке и все сорта его молчания выучил давно. Было молчание рабочее, было грозовое, перед дракой, было чёрное — то, с которым он сидел у костра, когда думал про своих. А это было новое. Тёплое какое-то. Он молчал и словно грел что-то за пазухой, и уголок рта у него нет-нет да и съезжал куда не положено.

    — А я знаю, чего он лыбится, — сказал Бес будничным голосом. — Ему на пиру пироги носили. С рыбой. Ему одному.

    — Пироги! — подхватил Гнус. — А молочко? Молочко-то, я сам видал, — крынками! Другим, между прочим, никто крынками не носил. Я вон у Осокиной хозяйки корочку выпросил — так она мне её чуть об лоб не расколотила. А этому — крынками. За какие такие заслуги, а?

    — За масть, — сказал Бес. — Сказано ж было. Рыжий — это масть. А масть, брат, либо идёт, либо не идёт.

    — И конь у ней Соловый, — глубокомысленно добавил Гнус. — Стало быть, к рыжему у ней душа лежит сызмальства… Слышь, Рыжий, а она тебе про медведя рассказывала? Как она его ухватом? Ты гляди, не серди её. Такая приласкает — неделю боком спать будешь.

    Рыжий засопел.

    Сопение это я тоже знал. Оно значило, что ещё слова два — и кто-то полетит в канаву. Гнус его тоже знал, потому немедленно заинтересовался облаками, а Бес усмехнулся углом рта и оставил последнее при себе. Умеют, черти. За столько-то времени — как не выучить, где у молчуна край.

    Я поглядел на Рыжего сбоку.

    Ухо у него горело. Но угол рта, съехавший вверх, на место так и не вернулся, и шёл человек так, будто у него за пазухой тепло. Я отвернулся и стал смотреть на дорогу.

    Пусть его. Из всех нас четверых у Рыжего за спиной было самое чёрное — такое, про что он не рассказывал никогда и никому, кроме нас, и все мы знали, что спрашивать нельзя. Сгоревший дом он носил в себе столько лет, что мы уж думали — так и будет носить до края. А тут приходит в Гостомыслов городец громкая девка с крынкой, ухватом машет, медведей пугает — и на тебе. Оттаяло. Чуть-чуть, с уголка, а оттаяло.

    Жизнь, она хитрее войны. Война выжигает, а жизнь потом прорастает, где не ждали. За этим, если разобраться, мы всё и затеяли — и дорогу, и межу, и вчерашний мой театр в чаще. Чтоб прорастало.

    — Деревня! — крикнули спереди.

    Я пригляделся. За перелеском, на пологом склоне у ручья, открылись дворы — десятка три, с огородами, с банями по-над водой. И дорога туда не была пустой. От крайних дворов навстречу нам уже бежала ребятня, за ребятнёй без шапок, степенно шли мужики, а у околицы собиралась целая толпа, и в толпе я разглядел знакомые рожи. Наши ротные, из Вепревых, — те, что позавчера сошли с лодей по домам. Стояли в первых рядах, при бабах своих, и махали.

    — Ишь ты, — сказал Гнус. — Встречают. С почётом. Это они нас так — или Волка?

    — Это они так новую жизнь встречают, — сказал я. — Пошли, мужики. Покажемся.

    Вепрев двор встал за деревней, на угоре, и был он крепок.

    Тын в полтора роста, ворота дубовые, за тыном терем в два жилья с гульбищем, амбары, конюшня, службы — всё справное, богатое, не чета Гостомысловой службистой скупости. Вепрь жил широко.

    Ворота стояли открытые к приезду — и по обе стороны от них ждала дворня. Десятка два людей выстроились вдоль тына: конюхи, ключник с связкой на поясе, стряпухи, девки, старый пёс на цепи, и все без шапок, все с поклоном, и по глазам было видать — боятся. Не нас боятся даже, а того, что будет дальше. Куда их теперь, кормильца-то нет, а кормиться надо.

    А посреди двора, на крыльце терема, стояла хозяйка.

    Вдова была ещё не стара — статная, в тёмном платке по-вдовьи, в тёмном платье без единой прикрасы. Стояла она прямо, руки сложив перед собой, и не кланялась. Ждала. За подол её держались двое — девчонка лет восьми да малец поменьше, и она легонько, не глядя, придерживала мальца за плечо, чтоб не таращился так на гридь.

    Дети. Вот тебе и раз. Про детей нам никто не сказал.

    Волк вошёл в ворота первым — и я видел, как он сбился с шага.

    На полшага сбился, никто чужой и не заметил бы, а я заметил. Шёл человек принимать землю, двор, хозяйство, — а посреди хозяйства стояла женщина в чёрном с двумя сиротами, и осиротил их он своей рукой, на воде, при прорыве. За дело осиротил, по войне, по вине их отца, — а вот поди ж ты, между «за дело» и вот этим крыльцом лежала пропасть, и через пропасть эту надо было теперь как-то шагать.

    Волк дошёл до крыльца и остановился. Двор затих совсем.

    — Здравствуй, хозяйка, — сказал Волк.

    — Здравствуй, Твердислав Гостомыслович. — Голос у неё был глубокий, без слезы. — Знаю, кто ты. И с чем пришёл — знаю. Земля теперь твоя, и двор твой. Люди сказывали.

    Она помолчала и всё так же прямо, не опуская глаз, договорила:

    — Об одном спрошу, при всех. Правда ли, что мужа моего ты убил своею рукой?

    Двор не дышал. Дворня замерла вдоль тына, князь Борислав за моей спиной издал горлом какой-то куриный звук. Волк стоял перед крыльцом.

    — Правда, — сказал он.

    — И правда ли, — она держала его глазами, — то, что про него говорят? Что он вильцев провёл. Что орду через свою землю пропустил, на соседей.

    Вот оно что. Вот чего она ждала на этом крыльце.

    — Правда, — сказал Волк. — Я при том был, как открылось. Хочешь — расскажу с глазу на глаз, всё как есть. Врать не стану и приукрашивать не стану. Продал он и межу, и соседей. Ты ли об этом не знала, что спрашиваешь?

    Вдова качнула головой — не отводя глаз.

    — Муж мой ни с кем своими делами не делился. Были у него ближники — сотник его Косой да пяток доверенных, — вот с теми и делал, тех и спрашивай… коли живы. А через земли наши, сказывают, шли — да мы не видали никого. Урочищами вели, ночами, мимо жилья, — на то, видать, и уговор был. Мы уж опосля узнали, когда с реки люди принесли.

    — Некого спрашивать, — сказал Волк. — Полегли все, кто при нём был. До единого.

    Вдова закрыла глаза.

    Стояла она так долго, глядя в никуда, и на лице её умирала последняя надежда, что брешут люди. Она хоронила её молча, при всём дворе, не позволив себе ни звука.

    Потом открыла глаза и поклонилась — в пояс, с достоинством.

    — Спасибо, что не солгал. — Она выпрямилась. — Теперь воля твоя, хозяин. Куда нам с детьми — скажи, туда и пойдём. Только за людей дворовых прошу: они не виноватые. Про дела мужнины не знали. Не гони их по миру.

    Волк молчал.

    Я стоял в трёх шагах и не встревал. Это была его земля, двор и пропасть — перешагивать ему. Гостомысл рядом со мной тоже молчал и глядел на сына. Князь Борислав, слава богу, не лез, потому что Осока предусмотрительно встал ему на ногу.

    — Никуда вы не пойдёте, — сказал Волк наконец. Голос у него был глуше обычного. — Вины мужа на бабе и детях нет — так по правде, и так будет. Живи в тереме, хозяйка. Вдовью долю тебе отпишем при князе, как положено, с деревеньки кормиться будешь. Детей расти и помогай хозяйство вести. Ты тут лучше всех всё знаешь. — Он помолчал и добавил через силу, но твёрдо: — А подрастёт сын — приходи ко мне. Гляну, каков вырос. Отцова вина на нём не виснет, запомни это и ему передай, когда в силу войдёт. Пусть растёт человеком, а не волчонком.

    Что-то дрогнуло у неё в лице — в первый раз за всю встречу. Она наклонила голову, быстро, пряча глаза, и прижала к себе мальца.

    — Услышала, — сказала тихо. — Дай тебе бог, хозяин… — и не договорила, повернулась и увела детей в терем.

    Двор ожил. Задышала дворня вдоль тына, ключник кинулся к Волку с поклонами и связкой, Гостомысл крякнул и полез зачем-то оглаживать бороду, а Гнус за моей спиной высказался шёпотом, слышным до середины двора:

    — Во-о… Это по-людски. Это, брат, по-людски, я аж запотел весь.

    Я поглядел на Волка.

    Он стоял посреди своего первого двора и смотрел вслед вдове с детьми. И было в его лице такое, что я отвернулся. Есть вещи, на которые и другу глядеть не надо.

    «Пусть растёт человеком, а не волчонком».

    Одиннадцать лет человек носил в себе отцов приговор, а как дошло до собственного суда над чужим мальцом — вон как повернул. Не отцовым словом. Своим.

    Порода породой, а растём, выходит, всё-таки не только из земли, в которую нас ткнули.

    — Хозяин! — Ключник семенил рядом с Волком, гремя связкой. — Дозволь, всё покажу: амбары, скотный, бертьяницу… Добра много, всё в целости, я берёг!..

    — Погоди с амбарами. — Волк обернулся к нам, и лицо у него было уже рабочее. — Кормчий. Отец. Пошли в терем, что ли. Дела делать надо — деревни ждут.

    * * *

    Сход собрали к полудню, на выгоне за деревней.

    Собирать, правду сказать, никого не пришлось — народ сошёлся сам, со всех окрестных весей, едва по дворам пролетело, что новый хозяин приехал. Мужики стояли плотно, шапки мяли, бабы сзади, ребятня вокруг. Вернувшиеся наши держались наособицу, кучкой, и вид имели гордый, потому что они тут были нынче главные люди, очевидцы, при новой власти свои.

    Первым говорил князь.

    Борислав Судиславич готовился к речи, видать, всю дорогу — и речь у него вышла длинная, гладкая и пустая как барабан. Про времена тяжкие, про волю божью, про то, что земля без хозяина сиротеет. Мужики слушали терпеливо. Потом князь провозгласил главное — что земля Вепрева отныне и навеки, по праву войны и при его княжьем свидетельстве, отходит Твердиславу Гостомысловичу, — и вот тут по сходу прошёл одобрительный гул. Про Твердислава здешние уже всё знали от вернувшихся: и чей сын, и как Вепря-предателя своей рукой, и что у Кормчего он первый человек. Такой хозяин деревням был понятен.

    Волк вышел вперёд и говорил коротко.

    — Жить будем так. Подати — как при Вепре платили, ни резаной сверху, а там может и поменьше, чтобы вам на развитие. Суд — у воеводы Гостомысла, отца моего. Он на меже всю жизнь, его правду вся Твердца знает. Обиженные Вепрем — подходи к нему же, разберём. — Он обвёл сход глазами. — Я на земле сидеть не буду, моё дело — война. Отец мой тоже со мной пойдёт, а временно поставит своего человека. Да и хозяйка у вас есть. Она управлять умеет.

    — А ты, стало быть, опять воевать, Твердислав Гостомыслыч? — крикнули из толпы. — На юг, бают, с Кормчим?

    — На юг.

    — А нас-то возьмёшь⁈ — Голос был молодой, задорный, из задних рядов. — Чего мы тут не видали!

    Сход заржал. Волк усмехнулся.

    — Кто роту подписал — тех беру. А кто не подписал — тем и тут дела хватит. Вот про дело вам Кормчий и скажет.

    И он отступил, отдавая мне сход, — а сход затих так, что стало слышно жаворонка над выгоном.

    Меня тут знали заочно. По рассказам вернувшихся, по слухам с реки, и слухи эти стояли сейчас в глазах у всего выгона. У мужиков — опасливые, у баб — жадные, у ребятни на заборах — восторженные до визга. Гром. Суд в Устье. Уговор с тёмным. Человек, съевший трёх князей. Ну что ж, поглядим, годится ли такая слава на мирное дело.

    — Слушай, народ, — сказал я. — Скажу два дела, оба вас касаются. Дело первое. Вильцы.

    Выгон качнуло. Слово это здесь было из тех, какими детей пугают, и по бабьим рядам прошёл шелест, как ветер по ржи.

    — Испокон вы с ними режетесь. Деды ваши резались, отцы резались, и конца этому не видать было. — Я помолчал. — Так вот. С этим будем заканчивать. Вчера я к ним ходил и вызвал на сход. Сегодня к закату старшие их, со всех лесов, придут к засеке. Ко мне придут. И я их приведу к миру.

    Тишина стояла оглушённая. Потом из передних рядов седой мужик — староста, по всему, — выговорил осторожно:

    — Батюшка… Кормчий… Оно, конечно… А только с има ж не мирятся. С има отродясь никто не мирился. Они ж… они ж лесные, у них и бог-то не наш, они ж слова не держат…

    — Со мной подержат. — Я припечатал, ничего не добавив, потому что здесь каждый уже слышал. — Не миром просить иду, дед. Принуждать иду. Их мужики, что с ордой ходили, — у меня в полоне, живые. Захотят вильцы своих мужиков живыми — будут жить смирно. Не захотят… — я пожал плечами, — стало быть, отучатся хотеть. Всё. Это моя забота, ваше дело — не лезть и не пужаться. Уяснили?

    Сход молчал, переваривая. Народ не верил, что резня, которой жили поколения, отменяется. Верилось с трудом. Но вернувшиеся стояли и кивали — эти видали, как отменяется и не такое, — и глядя на них, начал помаленьку кивать и сход.

    — И дело второе. — Я подождал, пока головы повернутся обратно. — Работа. Межу вашу будем переделывать. Засеку Вепреву — крепить, дозоры — ставить, а через холмы, что за Кривым ручьём, ляжет дорога. Большая дорога, торговая, с настилом и воротами, — какой на всей Молгве нет и не было. Строить её будут все: и ваши мужики, и вильцы, которых приведу. Бок о бок.

    — С вильцами⁈ Работать⁈ — ахнули сразу в несколько глоток.

    — С вильцами. За плату. — Я дал им осознать. — Серебром или товаром, по уговору, каждому работному. Топор есть, руки есть — приходи к воеводе, записывайся. Зима придёт — у кого в доме то серебро будет, тот и вспомнит, страшно ли было рядом с вильцем бревно тесать.

    Вот теперь загудели по-другому. Серебро — слово, которое перешибает любую жуть. Мужики уже прикидывали, переглядывались, бабы задышали мужьям в затылки. Староста мял шапку, и на лице его страх перед лесными боролся с арифметикой — и арифметика, судя по роже, брала верх.

    — И последнее на сегодня. — Я поднял руку, и гул сел. — Сегодня к закату у Вепревой засеки — сходка со старшими лесных. Место надо приготовить. Поляну расчистить, брёвен под сидение накатать, дров наносить. Нужны мужики — десятка два, до вечера. Кто пойдёт — тому первый заработок, нынче же и заплачу.

    Секунду выгон молчал.

    А потом вперёд полез давешний молодой. Вихрастый парень протолкался из задних рядов, на ходу поддёргивая порты:

    — Пиши меня, батюшка Кормчий! Я и с топором, и брёвна катать!.. — Он оглянулся на односельчан и добавил с отчаянной лихостью: — А что нечисть придёт глядеть — так я ж при тебе! При тебе, бают, и гром ручной!

    Засмеялись разом, до слёз, всей толпой, и смех этот был как первый ледоход. Ломало и уносило старый страх, на глазах уносило.

    — При мне, — согласился я. — Ещё кто?

    Руки полезли одна за другой.

    * * *

    К засеке воротились, когда солнце пошло под гору.

    Поляну мужики приготовили на совесть — расчистили широко, брёвен накатали полукругом, дров натаскали гору, и костры уже стояли сложенные, ждали огня. Работали весело, наперегонки, — серебро я заплатил вперёд, при всех. Слух о том, что Кормчий платит не скупясь и в тот же день, убежал по деревням раньше нас. К завтрашней записи у воеводы, чуял я, выстроится очередь.

    Теперь поляна опустела. Мужиков я отослал по домам — нечего им тут нынче делать, разговор не для лишних ушей, — и у засеки остались свои. Гридь встала полукольцом позади брёвен, при бронях, со стягами, Гостомысл с Волком по правую мою руку, князь Борислав, гордый и перепуганный разом, по левую. Костры запалили с темнотой первых теней — восемь костров, широким кругом, чтобы света было много. Пусть видят нас. И пусть видно будет их.

    Ждали молча.

    Солнце садилось за холмы и ельник за полосой жухлой травы наливался чернотой. Гнус у ближнего костра сидел тише мыши. Бес стоял у меня за плечом и не перебирал гайтан — руки держал на поясе, обе, и это у него значило высшую степень собранности. Рыжий… Рыжий просто стоял. Как стена стоит.

    — Идут, — тихо сказал Гостомысл.

    Я и сам уже слышал.

    Лес не хрустнул ни веткой — лесные ходить умели, — но от кромки, из сгустившейся под елями тьмы, отделились фигуры. Одна. Три. Десяток. Полтора десятка тёмных, сухих, в шкурах и личинах, они выходили на свет костров по одному, и вставали на краю поляны. Старики с посохами, жрецы с костяными оберегами до пояса, старшие от гнёзд. Наш давешний шаман стоял среди них с краю и смотрел в землю.

    Пришли. Причем много пришло. Я персчитал посохи и остался доволен.

    Впереди всех, опираясь на чёрную клюку, встал старик, каких я ещё не видал: древний, высохший до кости, в волчьей шкуре через плечо, и единственный из всех он смотрел не в землю и не на костры.

    Он смотрел на меня.

    — Ну, — сказал я негромко, одному Волку. — Началось. Зови к огню.

  

  
    Глава 10

    Волк вышел на два шага вперёд, к самой границе света.

    — Кормчий к огню зовёт! — Голос его прокатился через поляну и упал в темноту за спинами лесных. — Подходите. Садитесь. Разговор будет.

    И ничего не случилось.

    Лесные стояли, где встали, — полтора десятка тёмных фигур на краю поляны, между огнём и лесом. Ни один не шагнул. Старики опирались на посохи, жрецы глядели из-под личин пустыми прорезями, и все они молчали, а впереди, на полкорпуса ближе прочих, стоял древний в волчьей шкуре и смотрел на меня через костры. Не на Волка, который звал. На меня.

    Волк подождал. Оглянулся.

    Я не шевельнулся, и он отступил на своё место.

    Костёр трещал. Над поляной, над двумя молчащими станами, висела ночь, и в ночи этой шло противостояние без единого слова. Подойти к чужому огню и сесть, значит принять и огонь, и хозяина огня. Достоять, пока хозяин сам поднимется навстречу, — и хозяин уже не хозяин. Древний это знал. Он стоял, сложив руки на клюке, терпеливый, как пень, и глаза его в отсветах не мигали.

    Князь Борислав заёрзал на бревне. Вытянул шею, поглядел на лесных, на меня, открыл было рот — Гостомысл, не поворачивая головы, опустил ему на колено ладонь, и князь закрылся. По лбу его катилось, хоть ночь стояла свежая.

    В гриди за спиной кто-то переступил, и звяк кольчуги прокатился по поляне. Бес у Волчьего плеча стоял со сложенными на груди руками. Пальцы его правой руки медленно, сами собой, выстукивали что-то по локтю. Рыжий не шевелился вовсе. Гнус у корчаги забыл дышать.

    Тихо было так, что я слышал, как в дальнем костре оседают, шурша, угли.

    Стоят. Крепко стоят, черти лесные. И ведь не уйдут — некуда им уходить, всё ихнее у меня. А стоят. Последнее, что у них осталось, — вот эти полсотни шагов, которые они мне не хотят дарить.

    Ну и не надо. Мне не дарите.

    Я отвернулся от них к своему костру и сказал в мёртвую тишину:

    — Гнус. Наливай.

    Гнус вздрогнул всем телом.

    — Ч… чего наливать?..

    — Взвару. Остыл поди. — Я протянул чашу. — И воеводе налей. И князю. В горле сохнет.

    Секунду Гнус смотрел на меня во все глаза. Потом понял, просиял, и загремел корчагой с усердием, от которого расплескал полчаши.

    — А то ж!.. Взвар у нас, это, на смородинном листе!.. Воевода, держи!.. Князь-батюшка, горяченький!..

    Поляна задышала.

    Гостомысл принял чашу степенно, подул, отпил. Князь вцепился в свою. Кто-то в гриди шёпотом сказал слово, сосед хмыкнул. А я пил взвар мелкими глотками, смотрел в огонь и не смотрел на лесных вовсе. Вечер у меня шёл своим чередом. Гости не хотят к огню — воля гостей, постоят. Ночь длинная. Взвар горячий. Мне торопиться некуда.

    Полсотни шагов темноты между нами наливались с каждым глотком.

    Я пил взвар и смотрел на них — поверх чаши, через огонь, прямо в тёмные фигуры на краю поляны. Смотрел и улыбался. Пусть видят. Игру вашу я понял, деды. Понял — и играть не стану. Это вы пришли ко мне. Стойте, сколько гордость велит, — а только от этого ничего не изменится, и первым я к вам не встану.

    Они стояли. Я пил и улыбался.

    Гнус подлил мне, не дыша. Гостомысл грел ладони о чашу и глядел в огонь, будто происходящее его не касалось. Треснуло полено, искры ушли вверх.

    И древний пошёл.

    Он отделился от своих один — остальные не шелохнулись — и двинулся через поляну ровным, невесомым шагом, каким ходят по своему лесу. Чёрная клюка его не искала земли. Он не спешил и не медлил. Шёл так, как будто сам, своей волей, надумал прогуляться к чужому костру, и всякий, кто решил бы, что старика перестояли, был бы, по его разумению, дурак.

    Дошёл. Встал напротив и уставился на меня сверху.

    Вблизи он был — кость да жила под тёмной кожей, волчья шкура через плечо, и глаза немигающие, как у филина. Он стоял и смотрел на меня сверху вниз с плохо скрытой ненавистью. Молчание за него говорило: гляди, пришлый, я снизошёл. Я, хозяин леса, подошёл к твоему огню — цени и знай своё место.

    Я отпил взвара и посмотрел на него снизу вверх. С удовольствием даже. Сидеть под чужим взглядом — тоже наука. Сидит хозяин, стоит пришедший, и переиначить это никакому взгляду не дано.

    Молчали долго. Огонь трещал между нами.

    Дед смотрел на меня сверху, через огонь, и молчания не прерывал.

    Я тоже молчал. Взвар кончился, и я поставил чашу на бревно. В тишине этот стук прозвучал, как последний камешек на весах. Всё, дед. Стоишь ты, сижу я, поляна моя. Говорить будешь первым или простоим до петухов?

    — Верни мужиков.

    Голос его прозвучал сквозь зубы, без всякого «здравствуй». Так взыскивают долг с приблудного должника.

    — Всех верни. До последнего. — Клюка качнулась и уставилась мне в грудь чёрным концом. — А не вернёшь — мы лес закроем. Тропы наши станут смертью. Вода станет смертью. Людишек твоих будем ловить, как куниц, и класть на камни, покуда не поумнеешь.

    По гриди за моей спиной прошёл злой ропот.

    Шевельнулось железо, кто-то сплюнул, кто-то процедил слово, от которого дедовы старейшины на краю поляны подобрались. Гостомысл, не оборачиваясь, поднял ладонь, и ропот утих.

    А я улыбнулся.

    Сидел, смотрел на деда снизу вверх через огонь — и улыбался ему во весь рот.

    Дед нахмурился. Клюка его дрогнула. Чего угодно он ждал — а под улыбку говорить угрозы не умел никто и никогда.

    Я поворошил прутом угли.

    — Можете попробовать.

    Дед моргнул. Он не понял.

    — Только я за вами по лесам бегать не стану. — Я говорил скучно и ровно. — Я оцеплю вашу землю, и всё. Выжгу межи, так чтобы вы подобраться тайком не смогли. На каждой тропе из лесу встанет пост. На каждом выходе к воде — засека. К соляным вашим местам, к рыбьим, к торжкам, куда меха таскаете, — везде мои люди будут стоять. Вы из болотин своих носа не высунете.

    Я подкинул полешко и устроил его в углях поудобнее. Дед стоял и слушал.

    — Зверя своего вы за зиму выбьете, его у вас и так с гулькин нос, я по детям вашим видал. Вот тогда и поглядим, как вы перезимуете. Когда жрать станет нечего и начнёте друг дружку есть. К весне от вас никого не останется, дед. Ни одного человека. — Я поднял глаза от огня. — А мужики ваши всё это время будут живы и сыты. У меня. Так и продолжат работать. Только возвращаться им станет некуда.

    Я замолчал, и стало тихо.

    Костёр трещал. Где-то в темноте, у дальнего огня, фыркнула лошадь.

    Дед стоял надо мной, как стоял. Только клюка его, что целила мне в грудь, опустилась и ушла остриём в землю.

    А за его спиной, на краю поляны, зашевелились.

    Один из жрецов медленно повернул личину — к соседу, старику с посохом. Тот не ответил, глядел в землю. Ещё один, кряжистый, в рысьей шапке, переступил и оглянулся на лес. Крайний слева, самый молодой из старших, поднял руку и потрогал горло.

    Наш давешний шаман с косточками стоял среди них с краю. Этот не шевелился вовсе. Он смотрел на своего старшего неотрывно.

    Ну а я не торопился. Взял чашу с бревна, заглянул — пустая. Гнус сунулся было с корчагой и я качнул головой. Взвар полился в чашу.

    Гостомысл смотрел на лесных из-под седых бровей. Волк у края света склонил голову набок. Этот явно прикидывал сразу ли головы им посшибать или подождать ещё немного. Князь Борислав переводил круглые глаза с меня на деда, и по лицу его было видно, что рассказывать про этот вечер он будет до конца своих дней.

    Дед перенёс вес на клюку. Грудь его поднялась, рот открылся…

    — И не прикрывайся Хозяином.

    Я сказал это раньше, чем он выдохнул первое слово.

    — Вижу же, чем крыть собрался. Хозяин не выдаст, Хозяин за вас, лес испокон стоял… — Я поставил пустую чашу и поднялся с бревна. Разогнулся во весь рост, и теперь уже я смотрел на деда сверху, а огонь лежал между нами. — А ты оглянись, старый. Что толку вам от вашего Хозяина? Что толку от жертв ваших? Вы ему сколько поколений кровь на камни льёте — и где он? Мужики ваши в полоне. Все, до последнего. Бабы с голоду пухнут, дети прозрачные — я в селе вашем был, я видел. Зверь из лесу уходит. А вчера я вашему идолу голову снёс топором. И что? Испепелил меня Хозяин? Громом прибил? — Я развёл руками и ухмыльнулся. — Вот он я. Целый. А идол ваш лежит рожей в мох.

    Лесные на краю поляны стояли не дыша. Личины глядели пустыми прорезями. Вот только глаза за ними были наполнены страхом.

    — Знаешь, почему Чернобог вас не слышит, дед? — Я понизил голос, и тишина подалась ко мне вместе со всеми, кто в ней стоял. — Потому что заблудились вы в вере своей. Тёмный брат не принимает кровь невинных. Не берёт зарезанных исподтишка путников — связанных, слабых, тех, кто ответить не может. Такая кровь для него не треба. Ему кладут кровь воинов, взятую в честном бою. Вот его цена. Я-то знаю. Я с ним в расчёте. А вы ему краденое совали. Позорили имя его на весь лес. Вот он от вас и отвернулся и судьбу вашу отдал. Знаешь кому?

    Я дал вопросу упасть в тишину.

    — Мне.

    И деда прорвало.

    Он взвился всем телом, будто в него ткнули головнёй. Клюка взлетела над головой, волчья шкура съехала с плеча, и он заорал. Страшно заорал, в голос, брызгая слюной через огонь. Слова полетели вперемешку, наши и лесные, гортанные, рваные:

    — Лжа!!! Лжа поганая!!! Рот твой сгниёт за слова такие! Пришлый!!! Кто ты есть, чтоб волю Хозяина толковать⁈ Я!!! Я его волю ношу, деды мои носили, деды дедов!!! Кара на тебя!!! Тьма тебе в глаза, мор на семя твоё! Хозяин выпьет очи твои, вороны расклюют язык твой лживый!!! Кости твои!.. Кровь твоя!..

    Он приплясывал на месте, задыхался, тряс клюкой, и старые, страшные проклятья, копленные всей его долгой жизнью, сыпались из него горохом. Гнус за моей спиной мелко забормотал и, судя по звуку, крестился на каждое третье слово. Кто-то из гридней сплюнул через плечо. Князь Борислав съёжился на бревне и стал меньше.

    А я стоял и слушал. И было мне скучно.

    Так орут, когда из-под ног уходит последнее. Всю жизнь этот дед один толковал волю Хозяина — а теперь пришёл чужак и забрал его бога себе.

    Я ухмыльнулься, а потом и вовсе улыбнулся. Уж больно забавно дед скакал. А он остановиться уже не мог. Из него всё сыпалось и сыпалось.

    — Гнус, подкинь еще, — я повернулся к другу. — Боюсь он мне костер затушит слюнями своими.Гнус хрюкнул и Бес вместе с ним.Я же перевёл глаза с него на строй старейшин — и нашёл, кого искал.Давешний шаман, с косточками в бороде, тот, что вчера вёл нас в село, стоял с краю. Теперь он один смотрел на меня, потому что видел снесённую голову идола — и целого святотатца над ней. И теперь слушал, как его старший проклинает этого святотатца всеми карами, — и ждал подействует или нет.

    С каждым дедовым проклятием, что падало на меня и не оставляло следа, что-то в этих глазах менялось.

    А дед все не унимался и мне это надоело. Я махнул рукой старейшинам, привлекая внимание и сказал:

    — Мужики, уймите вашего блаженного. О деле говорить мешает.

    Старейшины не шевельнулись. Ясно. Унимать ТАКОГО у них рука не поднимется.

    Ладно. Проще сделаем.

    Я повернул голову к старейшинам и стал говорить с ними. Дед орал за краем — я говорил мимо него, не повышая голоса, и им приходилось тянуться ко мне сквозь его крик.

    — Теперь о деле, мужики. Я в селе вашем вчера был. Как вы живёте это же ужас один. Дети у вас голодные. Земля бедная, зверя, видать, подвыбили. Вы зиму не переживёте. Да и летом — то худо будет. Сами знаете. Не мне вам считать.

    Дедов ор начал спотыкаться. Орать в спину, которая тебя не видит, — надолго никого не хватает.

    — Смотрите что покажу. Боги богами, а жрать от этого меньше не хочется и у меня есть предложение.Я присел у костра и повёл прутом по земле черту. Старейшины подались вперёд.

    — Вот холмы. Тут ляжет большая, торговая дорога, от воды до воды. Волок называется. Будем купеческие лодьи с одного берега до другого перетаскивать, чтобы через нас все шли. — Я вёл прутом, и полтора десятка личин следили за прутом, как за живым. — Строить её нужны руки. Работать на ней надо. Еду горячую торговому люду продать, барабаны крутить, волов обихаживать. И стеречь её нужны люди. Доходить начало помаленьку?

    Старейшины переглянулись и парочка кивнула.

    — Так вот. Соглашаетесь — я мужиков возвращаю. Будут у меня на этой дороге работать за плату. Платить будем едой, товаром, серебром. Как своим людям, без обмана. Сыновья ваши будут дома, при деле и при хлебе. Дети голодать перестанут. Заживёте как люди. Одно условие у меня: с кровавыми требами заканчиваете. Резню на кромке забыть. Навсегда.

    Дед за костром уже сипел с перерывами, и в перерывах было слышно, как трещит огонь.

    Я поднялся.

    — Вам решать. — Я кивнул на сипящего. — Можете остаться с ним. Прятаться по кустам, класть краденую кровь на камни и к следующей весне от вас ничего не останется. А можете жить. По-людски, как все, у кого хватило ума. — Я помолчал. — Неволить не буду. Утром жду ответ.

    И отвернулся к своим.

    — Гнус. Вот теперь наливай. Пересохло — страсть.

    Гнус метнулся к корчаге, а за спиной у меня зашуршало.

    Я обернулся, хлебнул взвар и принялся глядеть, что там старичьё надумало.

    Старейшны переглядывались и шептались. Потом один махнул рукой и прошёл на мою сторону костра. За ним потянулись и остальные.

    А дед остался один. По ту сторону огня, в съехавшей волчьей шкуре, с клюкой. Рот его шевелился, но звука уже не было.

    — Ответ, стало быть, утра не ждёт, — сказал я. — Ну и ладно. Быстрее начнём, быстрее закончим.

    — Быстрее, — повторил за мной давешний шаман.

    Он вышел из строя на шаг и качнул косточками в бороде.

    — Только слово надо, громовой. По-вашему — клятва. По-нашему — обет. Без обета уговор что вода. Нынче есть, завтра утекла. Старшие обет дадут — гнёзда держать будут. Крепко будут. — Он помялся и договорил, глядя мне в глаза: — И ты дай. Ты своё — мы своё. Так по правде.

    Ишь ты. Сломались, перешли, а порядок блюдут. И правильно делают. Мне их обет нужен не меньше: старики поклянутся при всех — слово понесут по гнёздам, и каждый вилец в лесу будет знать. Дешевле любой заставы выходит.

    — Дам, — сказал я. — На чём клянётесь?

    — На огне. — Шаман кивнул на костёр. — Огонь всё слышит. Огонь Хозяину брат… — Он осёкся, покосился на меня и поправился с почтением: — Меньшой брат. Огню скажем — Хозяин услышит.

    — Годится. Веди, как у вас заведено.

    И они стали становиться к огню.

    Старики обступали костёр медленно, по старшинству, которое знали без слов. Мне показали место против шамана, через пламя. Наши смотрели молча. Гостомысл поднялся с бревна из уважения к чужому обряду. Старая порубежная школа. Волк остался, где стоял, Бес с Рыжим при нём, а Гнус забился за спину Рыжего и выглядывал оттуда одним глазом.

    Дед с клюкой остался вне круга.

    Никто его не гнал. Про него забыли. Он стоял в темноте по ту сторону, один, и круг сомкнулся без него.

    Шаман заговорил.

    Говорил он на своём — гортанно, мерно, нараспев, и старики подхватывали концы слов общим выдохом. Я не понимал ни слова и понимал всё. Такие вещи говорятся одинаково на всех языках. Слово. Огонь. Род. Костёр перед ним горел ровно, и старые лица в его свете были торжественны.

    Потом он замолчал и посмотрел на меня. Мой черёд, стало быть.

    — Скажу по-своему, — предупредил я. — Огонь, слыхал я, все языки разбирает.

    По кругу прошло одобрение.

    — Слово моё такое. — Я говорил громко, на весь круг, на всю поляну. — Мужиков ваших верну. Платить буду, как своим, без обмана. Земли вашей не трону. Веры вашей не трону. Обычая не трону — окромя кровавых камней, тем стоять не дам. Худого без вины не сделаю никому, ни старому, ни малому. А кто из моих ваших без вины тронет — спрошу, как за своего. — Я помолчал. — Вот моё слово. При огне сказано.

    Шаман кивнул, поднял руки над костром ладонями вниз и набрал воздуху для последних слов.

    А с холмов дохнуло.

    Порыв прошёл по поляне низом во все костры. Пламя припало к углям, выбросив тучи искр, и поляна на один вздох ухнула в темноту. Потом пламя встало. Поднялось выше прежнего, и свет плеснул по кругу и по задранным лицам.

    А с елей сорвалось вороньё.

    Стая снялась и пошла над поляной. Грай ударил сверху, из пустой темноты. Орали над самым огнём, кружили над воздетыми руками шамана.

    Круг рухнул на колени.

    Все повалились, где стояли, — старики, жрецы, сам шаман, — утыкаясь лбами в землю, и сквозь вороний грай над поляной пошёл общий стон. Гнус сполз по спине Рыжего куда-то вниз. Князь крестился обеими руками попеременно. Даже по гриди прошло. Они качнулись, кто-то охнул, звякнуло железо.

    Я стоял среди коленопреклонённых и смотрел вверх, в орущую черноту.

    Стая откружила и ушла. Грай стих за холмами. Стало слышно костры.

    Старики поднимались с колен по одному. Глаза их глядели на меня теперь так, что делалось почти неловко.

    — Обет принят. — Голос шамана сел до шёпота. — Слышали все. Птицы Хозяина слово взяли.

    — Ну и славно. — Из темноты, кружась, спланировало воронье перо. Я поймал его, поглядел и сунул за пазуху. — Утром жду старших у засеки. Будем считать, кому сколько людей и куда первых ставить. А теперь по домам. Ночь на дворе.

    И лесные потянулись к кромке, оборачиваясь через шаг. Последним, один, брёл дед с клюкой. У края темноты он остановился. Обернулся. Посмотрел на меня через всю поляну и скрылся во тьме.

    Я отвернулся к своим и усмехнулся. Надо же как ветром ворон вспугнуло. Занятно.

    Что-то больно мне везёт с погодой в последние дни. Привыкать не буду.

    — Господи-святы… — Гнуса прорвало шёпотом на всю поляну. — Вы видали⁈ Нет, вы видали⁈ Птицы!.. Это ж они слово принимали, я сам видал, у меня аж вот тут…

    — Так. — Я забрал у него корчагу, потому что корчага ходила ходуном. — Охрана у дороги будет, считай, местная. Уже хлеб… Щукарь!

    — Тут я, — мрачно отозвался Щукарь от дальнего костра.

    — Завтра с утра размечаем первый увал. Чертежи саней чтоб к обеду были. Нечего время терять.

    Щукарь открыл рот. Закрыл. Обвёл глазами поляну — вытоптанный круг, чёрное небо, меня с корчагой.

    — Сани ему, — сказал он с чувством. — К обеду. Тут птицы небесные обеты принимают, а ему сани… Тьфу! Будут сани. Токмо уговор, Кормчий: ежели за чертежом чего с неба слетит — черти сам!

  

  
    Глава 11

    Утро у засеки началось с мешков.

    Я поднялся до света — сон в эти дни шёл короткий, дела гнали, — и первое, что велел, собрать еды. Вильцево село стояло у меня в глазах со вчерашнего дня. Землянки. Молчащая ребятня по тёмным проёмам. Дети, прозрачные до синевы, что смотрели на чужих огромными глазищами. Такое из головы не выкидывается, сколько дел сверху ни клади.

    — Волк. Сколько в Вепревых амбарах жита?

    — Ключник сказывал — много. — Волк поглядел на меня, соображая. — Вепрь запасливый был… Ты чего удумал?

    — Лесным собрать. На все гнёзда, крупы, соли, мяса вяленого. Старейшины придут — чтоб телеги стояли готовые.

    Волк поднял бровь. Подержал её так. Опустил.

    — Моя земля — мои амбары, — сказал он. — Собе­рём. Только с нашего тоже добавь, а то скажут — Волк добрый за чужой счёт.

    — Добавлю. Гнус, возьми парней и со струга возьми сухарей каких, соли немного, солонины.

    Засуетились. Гостомысл, послушав, крякнул и послал Нечая к себе на заставу — «пусть с ледника возьмут, чего там есть». Князь Борислав, сообразив, куда ветер, торопливо пообещал прислать «от щедрот». Закатали телегу, вторую, мешки ложились рядами, и над всей этой суетой стоял недоумённый гуд. Гридь таскала и не понимала зачем. Кормить лесных, что дедов резали. Мир миром, обет обетом — а это уж как-то…

    Вслух, однако, не роптал никто. Побаивались.

    Зато один не из гриди не утерпел.

    Житобуд прикатил к засеке с утра пораньше — принесло его, видать, ещё затемно. Пронюхал средний братец, что у Вепревой межи большие дела заворачиваются, и явился крутиться. Привёз бочонок мёду «брату на новоселье», ходил за Волком по пятам, заглядывал в глаза и считал, считал глазками всё, что видел. А как понял, куда грузят мешки, — не стерпел.

    — Погодь, погодь… — Он заступил дорогу мужику с мешком и повернулся ко мне, и голос его пошёл вверх: — Это что ж деется, люди добрые? Это… лесным⁈ Нечисти этой — жито⁈ Да они ж соседей наших и нас испокон резали! Да пущай передохнут с голоду, туда им и дорога, всей округе легче! А то ишь — крупу им, соль им! Соль-то нынче почём, вы считали⁈

    Двор притих. Мужик с мешком застыл, не зная, нести дальше или ставить.

    Я подошёл к Житобуду. Он был ниже меня на голову, и сразу это вспомнил.

    — Соль я считал, — сказал я. — Теперь ты посчитай. В тех гнёздах сидят старики, бабы и ребятня. Мужиков там нет — мужики у меня. Резал людей не тот младенец, который нынче с голоду пухнет. — Я помолчал. — А теперь главное, мельник, и ты запомни крепко. Я вчера этим людям слово дал, а они мне — своё. С этого дня они мои, а своих я не морю голодом. Ни правых, ни виноватых, ни тех, кто тебе не нравится. Особенно последних.

    — Да я ж не… я ж только про соль…

    — Про соль. — Я кивнул и усмехнулся. — Тогда так, раз ты считать любишь. С мельницы твоей — десять мешков муки. Сюда, к засеке. Прямо сейчас можешь начинать — до полудня обернёшься, если мешкать не станешь. — Я наклонился к нему чуть ближе. — За пять мешков заплачу серебром, по весу. А пять мешков ты дашь сам. От щедрот. Голодающим детям — ты ж у нас добрый человек, просто про соль забеспокоился. Вот и покажешь округе, какой ты добрый.

    Житобуд открыл рот. Посчитал. По лицу его прошла мука, но двор смотрел, гридь смотрела, брат смотрел, и деваться из этого угла было некуда.

    — Пять… от щедрот… — выдавил он. — Как не подсобить… для мира-то, для деточек…

    — Вот и славно. Чего стоишь? Мука сама себя не привезёт.

    И Житобуд пошёл. Побежал почти — к телеге своей. Бочонок мёду так и остался стоять посреди двора, всеми забытый.

    Гнус за моей спиной шумно выдохнул и сказал вполголоса, для всей гриди разом:

    — Видали, братцы? Пришёл с бочонком — уехал без порток. Пять мешков за так, пять за серебро, и ещё спасибо скажет, что в добрые люди записали…

    Гридь заржала, и мешки понесли веселей.

    * * *

    Лесные пришли, когда солнце поднялось над кромкой в два дерева.

    От пятнадцати гнёзд явилось семеро, старших над старшими. Вёл их давешний шаман с косточками. Личин нынче никто не надел. Шли открыто, при свете, через поле от кромки к засеке, и шли трудно. Я видел, чего им стоил этот путь. Голым полем, среди бела дня, к чужой силе. Их деды так не хаживали никогда.

    Дошли. Встали. Поклонились с достоинством все семеро.

    — Пришли, громовой, — сказал шаман. — Считаться пришли, как велел.

    — Добро, что пришли. Садитесь к столу. — Я повёл рукой на врытый у засеки стол с лавками. — Только сперва вон туда гляньте.

    И кивнул на телеги.

    Они повернулись и замерли.

    Телеги стояли три, гружённые с верхом. Мешки с крупой рядами, кули соли, вязанки вяленого мяса. Поверх всего лежала Житобудова мука — сам привёз, сгрузил, и пересчитал при Гнусе. Добра было на все гнёзда, с запасом.

    Лесные смотрели на телеги и молчали.

    — Это ваше. Собрали еды вам на деревни, соль, мясо, мука. Разберёте по селениям, старшие разделят по дворам. Телеги вернёте.

    Молчание стояло долгое. Деды пялились на еду и не могли понять к добру это или к худу.

    — За что? — спросил наконец шаман.

    Голос у него был осторожный. Подвоха он ждал. Они все ждали подвоха — всем своим лесным опытом, в котором даром не давали ничего.

    — За то, что я в вашем селе был. Детей ваших видел. — Я пожал плечами. — До жатвы далеко, мужики придут не завтра. Не смотреть же, как ребятня умирает, пока мы тут дороги чертим. Всё. Другой цены нет. Садитесь, дело ждёт.

    Они не сели.

    Стояли и смотрели теперь уже с удивлением. Вчера они склонились перед громом и перед птицами. Перед силой склонились. Сила им была понятна, силе кланялись все их поколения. Но вот настал новый день и им дали три телеги жита. По соседски, как помощь в трудную минуту.

    Сухой дед, старший из семерых, сказал вдруг что-то по-своему, коротко и гортанно. Шаман обернулся к нему. Дед повторил твёрже, и остальные отозвались вразнобой.

    — Что он сказал?

    Шаман помолчал, подбирая слова. Косточки в бороде качнулись.

    — Старый Ворон сказал: огню мы клялись, потому что боялись. А этот день велит запомнить по-другому. — Он поднял на меня глаза. — Теперь будем помнить, что пошли за тобой не только за страх, но и за добро. От хлеба.

    — От хлеба самая крепкая служба и выходит. Садитесь, старшие. Дорогу чертить будем.

    И они сели.

    Я кликнул своих, и к столу сошлись все, кому положено: Гостомысл с Первушей, Щукарь с моими вчерашними каракулями под мышкой, Волк, князь Борислав. Житобуд, обернувшийся с мукой, тоже пристроился с краю — его никто не звал, но и не гнал: пусть слушает, ему полезно. Народ обсел стол с двух сторон, наши и лесные вперемешку, и я развернул бересту.

    — Гляди, старшие. Вот вода ваша, вот наша. Вот холмы. Дорога пойдёт так.

    Уголёк повёл черту, и семь седых голов склонились над ней.

    Сперва лесные только смотрели. Потом Старый Ворон протянул тёмный палец и ткнул в бересту, в самую середину черты, и сказал своё гортанное.

    — Говорит — тут мокро, — перевёл шаман. — По весне заливает, озерцо стоит долго.

    — Насколько заливает? По колено? По пояс?

    Ворон выслушал перевод, фыркнул и показал ладонью себе по грудь.

    — Ого. — Я поглядел на черту. — Стало быть, тут не гать — тут насыпь нужна, с водоспуском… Добро, что сказал, дед. Мы б весной хлебнули.

    Уголёк пополз в обход, и Ворона прорвало. Он тыкал в бересту пальцем, как дятел, и шаман едва поспевал переводить. Тут ключ бьёт из-под камня, воду можно брать. Тут глина, в дожди поплывёт. Этим распадком не веди, там по осени лоси ходят на солонец, стадо всю просеку стопчет. А вот тут, тут веди, тут грива сухая, дедова тропа лежала… Остальные лесные подтягивались один за другим: заспорили о чём-то между собой, два старика разругались в голос из-за какого-то ручья, шаман махал на них руками, — а я вёл уголёк, стирал, вёл заново, и черта на бересте выправлялась у всех на глазах.

    — Ну и ну, — сказал Гостомысл вполголоса. — Я эту сторону полвека воевал. А гляжу вот — и не знал её вовсе.

    — На то и они здесь, воевода. Никто не знает лес лучше тех, кто в нём прячется… Так. — Я отряхнул руки и оглядел стол. — С чертой закончили. Теперь все слушайте главное. Для того и собрал всех.

    Я поднялся.

    — Вы думаете, мы тут волок строим. Дорогу, чтоб лодьи перетаскивать с воды на воду. — Я обвёл стол глазами. — Так вот: волок — это половина дела. Меньшая половина.

    — Это как — меньшая? — не понял Гостомысл. — А большая где?

    — А большую сейчас покажу. Считайте со мной. Купец пришёл с лодьёй. Лодью приняли, поставили в сани, потянули через холмы. День она идёт, а то и два, коли очередь. И всё это время купец — где?

    — Ну… тут, — сказал Первуша. — Ждёт.

    — Ждёт. Здесь. С мошной на поясе. — Я поднял палец. — Умаявшийся, голодный, при деньгах — и ему некуда деться. Вот теперь думайте: чего ему надо?

    — Пожрать! — брякнул Гнус раньше всех и сам смутился. — Ну а чего… С дороги-то — первое дело.

    — Верно. Пожрать. Молодец. — Я кивнул. — И вот у Изяслава на волоке что? Постой с кормёжкой, каша да лавка вдоль стены — всё. А у нас встанет трактир.

    — Чего встанет?..

    — Изба едальная. Большая — печи в два зева, столы на полсотни ртов, и варятся в ней с утра до ночи: щи с мясом, каша с салом, пироги, рыба, квас. Работники посменно здесь же, чтоб в любой час горячее подать. Голодный человек с дороги за горячее платит не глядя.

    — На полсотни ртов⁈ — Староста деревенский, который пришел с мужиками от Волка земли, аж привстал. — Батюшка, да откуда ж полсотни-то разом⁈

    — От очереди, дед. Лодьи-то по одной через холмы идут — стало быть, у вымола всегда очередь стоит. Три лодьи, пять, в добрый день десять. На каждой купец, приказчики, гребцы — вот тебе и полсотни ртов, и все при серебре, и всем скучно… — Я усмехнулся. — А где очередь скучает — там торг сам родится. Вдоль очереди пойдут коробейники с лотков продавать пироги горячие, квас, обереги, что лесные друзья вырежут, мелочь всякую. Купец приедет к себе, оберег покажет Скажет, не землях страшных был и вон чё привез. С руками оторвут. Бабы ваши с лотками, старшие, — я повернулся к лесным, — и ваши тоже. Дичина копчёная, мёд бортный, ягода — у деревенских такого нет, а купец за лесное платит вдвое.

    — Стой, стой, батюшка!.. — Староста замахал руками, как от наваждения. — Это чего ж выходит — моя Лукерья с пирогами к лодьям пойдёт, и ей за то серебром⁈ Кажный день⁈

    — Каждый день, покуда вода стоит.

    — Госссподи… — Староста сел мимо лавки, его поймали. — Да она ж… да у ей пироги-то — вся волость знает!.. Лукерья!.. — Он вскочил и заорал было в сторону деревни, но его усадили обратно.

    Шаман переводил, спотыкаясь, и лица лесной делегации вытягивались всё сильнее. Один из стариков — сухонький, в бобровой шапке — вдруг зачастил что-то, дёргая шамана за рукав.

    — Спрашивает, — перевёл шаман, — рыба ихних озёр… чёрная, копчёная, какой на реке нет… её тоже — к лодьям?

    — Её — первой. За диковинную рыбу купец платит, не торгуясь.

    Старик в бобровой шапке откинулся и уставился в небо, шевеля губами. Считал.

    — Погодь, Кормчий… — Волк щурился, соображая. — Ты сказал — купец тут день, два. А ночевать?

    — А вот. Постоялый двор у нас есть. Заходи, дорогой. Клети чистые, полати. Избы попроще для гребцов. Баня при нём — человек с воды первым делом в баню просится, а из бани в трактир, а из трактира спать, и за всё платит.

    — И за сон⁈ — Первуша не выдержал, влез поперёк старших и покраснел ушами, но вопроса не забрал. — За сон-то — платить⁈ Спать же… спать же даром можно, под телегой!

    — Можно, — согласился я. — Под телегой, в росе, с комарьём, при своём добре вполглаза. А можно за резану — на полатях, в тепле, добро под сторожей, и выспаться по-человечьи. Ты сам после недели на вёслах — куда ляжешь?

    Первуша открыл рот. Закрыл. И сказал честно:

    — На полати…

    — Все на полати, — кивнул я. — В том и торг… Дальше. Лодья после волока завсегда с болячками. Нужно где смолу поправить, где скобу, где доску. Значит, смолокурня нужна, плотницкая, кузня малая, а это скобы, гвозди, оковка. Плати да чинись, покуда сам паришься.

    — Это верно! — крякнул Гостомысл. — Это первейшее дело! У Изяслава, слыхал я, за смолой купцы в село бегают, кланяются… А у нас, стало быть, всё на месте⁈ Ай да… — Он мотнул головой и посмотрел на меня странно. — Слышь, Ярослав, а ведь я на этом волоке, пожалуй, до старости не заскучаю. Хотя нет, на Юг все равно пойду.

    — То-то же. Щукарь!

    — Ну, — с подозрением отозвался дед.

    — Разметишь под мастерские место и под чинную верфишку — где лодью на берег брать, чтоб от воротов не мешала. Ставить будут уже без тебя, местных выучим, — но разметка твоя.

    — То-то же, что разметка… — проворчал Щукарь, а сам уже шарил глазами по бересте, прикидывая.

    — Дальше. Одёжа. Человек в дороге вечно драный. Значит, нужна швейная изба. Подшить, залатать, рукавицы, порты — бабье ремесло, верный доход. Проводники нужны. Речка-вьюн мелкая, купец сам по ней медленно пойдёт, а ваши мальцы её наизусть знают. Вот и служба: проводить за плату от устья до вымола.

    Шаман не успел довести перевод — лесные загудели сами. Старик в бобровой шапке вскинулся, застучал ладонью по столу, зачастил, и двое за ним подхватили, перебивая.

    — Чего это они? — не понял Гнус.

    — Спорят, — перевёл шаман, и в скрипучем голосе его прорезалось что-то вроде гордости. — Бобёр говорит: его внук речку-вьюн с закрытыми глазами пройдёт, ночью пройдёт. А Глухарь говорит — его внуки раньше на воде сидели… Делят уже. Кому водить.

    — Пусть делят, — сказал я. — Работы всем хватит… Дальше. Дрова, смольё — очереди топиться надо, вариться надо… — Я загибал пальцы, и пальцев не хватало. — И это я ещё не всё посчитал. Где люди при деньгах стоят и ждут — там кормится всякое ремесло, какое ни приложи.

    Стол гудел. Житобуд с краю шевелил губами и загибал пальцы следом за мной — на второй руке уже. Князь Борислав сидел красный, и его распирало на глазах.

    — Это ж… — Он обвёл всех глазами, ища поддержки. — Это ж не волок выходит… Это ж целый… посад выходит! Торговый!

    — Дошло до князя, — сказал я.

    — Погоди, погоди, Кормчий!.. — Князя несло, он привстал и упёрся ладонями в стол. — Посад… А посад — это ж дворы! Дворы — это ж дымы! А с дымов… — он задохнулся от открывшегося, — с дымов же дань идёт!.. Это ж на моей… то есть на Твердислав… то есть… — Он запутался, чья земля, покраснел гуще и сел. — Ну, словом, богатство же! Прямо тут! Из ничего!

    — Не из ничего, князь. Из дороги. Запомни это слово, оно тебя ещё не раз удивит… Посад и выходит. Год, другой — трактир один, потом второй понадобится. Двор постоялый один — потом у второго вымола ещё. Ряды выстроятся, ремесло съедется, — на пустом месте, у двух холмов, вырастет торговое место, какого на Молгве нет.

    — Батюшка Кормчий. — Первуша поднял руку, как малец на выучке, и уши его пошли красным, но голос держался. — Дозволь спросить. А стеречь-то это всё… Посад, ряды, дворы, добро купеческое. Это ж какой сторожи надо? Это ж не застава — тут дозор днём и ночью, и на вымолах, и в рядах, и на дороге… — Он сглотнул. — Это всё… мне?

    Стол притих. Гостомысл поглядел на своего выученика с интересом.

    — А ты как думал, — сказал я. — Тебе. В том твоя служба и будет — не межу от вильцев стеречь, той войны больше нет. Порядок стеречь. Чтоб купца не щипали, чтоб в рядах не крали, чтоб пьяный гребец трактир не разнёс. Боишься?

    Первуша подумал. Честно подумал, наморщив лоб.

    — Боюсь, — сказал он. — Только… — уши его дошли до свекольного, но глаз он не отвёл, — только это ж служба какая… Такой ни у кого нет. Я согласный.

    — Порода, — вполголоса сказал Гостомысл неизвестно кому, и в голосе его стояло довольство.

    — И работа в посаде — всем. — Я повёл рукой через стол, от наших к лесным. — Деревенским — поля, печи, постой, ремёсла. Лесным — лес, дичь, мех, резьба, проводка, дозор. И в трактире работать, и на дворе постоялом — всем, кто рук не прячет. Мне без разницы, из-за какой кромки работник, лишь бы работал.

    Шаман кончил переводить — и Старый Ворон медленно поднялся с лавки.

    Он стоял, опираясь о стол, глядел на меня белыми глазами, и долго, мерно говорил, со стариковскими остановками, и шаман переводил следом, вполголоса:

    — Говорит… Он мальцом был — его отец за кромку водил, показывал: вон там люди, они нам смерть, мы им смерть, так было при дедах и так будет всегда. Он состарился с этим… Говорит: выходит, отец врал. Не со зла врал — сам не знал… — Шаман запнулся, дослушал и договорил: — И ещё говорит: жалко, что ты, громовой, на полвека опоздал. Он бы в твоём трактире… поварёшкой бы…

    Ворон закончил сам, по-нашему, — вытащил откуда-то из глубин своей седой памяти два корявых слова:

    — Щи. Варить.

    Стол лёг.

    И тут прорвало Гнуса.

    — Кормчий!.. — Он протолкался от телег, где считал мешки, и глаза у него горели. — Слышь, Кормчий, а я⁈ Ну это… в трактир-то — старшим кого посадишь⁈ Я ж по едальной части!.. Я ж знаешь как могу — я ж в Устье у Дарьи всё хозяйство наизусть!.. Ну куда тебе тут без своего человека, сам посуди!

    Стол грохнул. Ржали все — наши в голос, лесные скрипучим своим смехом, Щукарь стучал ладонью по столу.

    — Тебя, Гнус, к трактиру подпускать нельзя, — сказал Бес. — Ты ж его сам и съешь. С полатями.

    — Я для пробы!.. Старшему положено пробовать!..

    — Всё, — сказал я. — А ты, Гнус, мне на воде нужен. Кто струг водить будет? Кроме тебя некому. Да и привязался я к тебе.

    Гнус расплылся в улыбке и принялся строить рожи Бесу.

    — А теперь последнее на сегодня, и по домам — дел до заката гора… Гостомысл Твердятич. Первуша. Подойдите оба.

    Они подошли — старик степенно, парень одёргивая рубаху. Стол притих, и лесные следом, чуя важное.

    Я кивнул Волку, и Волк с Брагой выволокли из-за телег сундук. Он грохнул на стол — доски крякнули. Я откинул крышку.

    Серебро лежало вровень с краями.

    Гривны в связках, обрубки, монета россыпью, восточная и наша вперемешку. Солнце нырнуло в сундук и заиграло, и над столом встала тишина.

    — Госссподи… — выдохнул староста в который раз.

    Житобуд издал горлом тонкий звук. Князь Борислав перекрестился на сундук, как на образа. Лесные глядели молча, но лица их закаменели. Серебро на всех языках серебро.

    — Это на дорогу. — Я положил руку на край. — Воеводе под начало, Первуше под запись. Отсюда наём: всякому работному плата. Отсюда инструмент: топоры, пилы, скобы, канат. Считать честно, записывать всё. Первуша, грамоту разумеешь?

    — Разумею. Дьячок учил.

    — Будешь писать все расходы. Всяк, кто получил, — в бересту: кто, за что, сколько.

    — Осилю, батюшка Кормчий.

    — И ты, князь. — Борислав вздрогнул и оторвался от сундука. — Дорога всем миром строится — стало быть, и княжье плечо надобно. С волостей твоих пойдут работные — не препятствуй, подсоби. Подводы понадобятся, лес с твоих угодий, хлеб для артелей — воевода скажет, ты дашь. Потом на дороге работать вместе будем, так что в накладе не останешься, сам слышал, что тут вырастет.

    — Да я… — Князь приосанился. — Да я всей душой! Для такого дела!.. Ты только это, Ярослав… ты воеводе накажи, чтоб он мне тоже… ну… записывал. Чего я дал. А то как считаться-то…

    — Запишут тебя, князь. Первым столбцом.

    — Во. — Борислав удовлетворился и снова уставился в сундук.

    — Ну и всё тогда. — Я захлопнул крышку, и поляна выдохнула. — Работа с завтрашнего утра, воевода распоряжается, старшие людей готовят, как сговорено. А наши — собираться. К вечеру отходим.

    — Отходим! — Гнус подскочил с готовностью. — Слыхали, братцы⁈ На юг!

    — Дел невпроворот, — кивнул я. — Лодьи достраивать, пушки ставить, к походу собираться — до межени месяц, а работы там на три. Так что прощайтесь, мужики, да по лодьям… Гостомысл Твердятич. — Я повернулся к старику. — Тебя не тороплю и не забираю, тут ты нужней. Наладишь дело, поглядишь, как пошло, Первушу погоняешь — и приходи в Устье сам. Через полмесяца жду.

    — Приду, — сказал Гостомысл. — Как не прийти. Я, Ярослав, теперь до самого юга… — он усмехнулся в седую бороду, — я теперь, считай, отвязанный.

    * * *

    Собирались недолго. Походному человеку собраться — что подпоясаться.

    К вечеру всё было увязано и снесено к лодьям, и у сходней завертелось прощание. Полдеревни сбежалось глядеть, как отходит чёрный флот. Вернувшиеся ротные тискали своих баб — эти оставались при земле до общего сбора, до гонца с юга.

    Гостомысл прощался с сыном у воды.

    Я к ним не подходил. Стояли двое, старый и молодой, одной породы, говорили мало. Под конец старик взял Волка за плечи и тряхнул, как тогда у брода. Волк сгрёб отца в ответ. Постояли так и разошлись, и всё у них теперь было ладно.

    А у последних сходней я приметил Рыжего.

    Веснуха прибежала из городца растрёпанная, с узелком. Они отошли от сходней в сторонку, за ивняк, и стояли там вдвоём. О чём говорили — не слышал и слышать не хотел: не моё. Видел только, как она сунула ему узелок, как он взял. Она махала руками, а он слушал. Потом они постояли тихо, близко, и она побежала прочь, не оглядываясь, а Рыжий смотрел ей вслед, пока Бес не свёл его за локоть по сходням.

    Отвалили с закатным светом.

    Флот вытягивался на стрежень — «Навь» головной, за ней лодьи, струг. Берег махал нам, и долго ещё было видно на угоре две фигуры: прямую стариковскую и тонкую Первушину рядом. Потом Твердца повернула, и берег закрыло лесом.

    Я стоял на корме и смотрел назад, на холмы.

    Там оставалась дорога, которой ещё не было. Просека, которую начнут рубить завтра. Посад, который пока — уголёк на бересте. Три дня назад тут была глушь, куда не совались смельчаки. Ничего. Поглядим через месяц.

    Я прошёл на нос.

    Бес стоял там один и смотрел вперёд, вниз по реке. Лицо у него было такое, что Гнус, сунувшийся с разговором, осёкся на полуслове и тихо отошёл.

    Внизу, за устьем Твердцы, начинались Изяславовы воды.

    — Скоро, — сказал я.

    Бес не обернулся.

    — Знаю, — сказал он.

  

  
    Глава 12

    Утром, позавтракав, мы сидели возле борта. Я переводил дух, прикидывая в голове планы на будущее и то, что уже сделано.

    Бес, сидящий рядом, вдруг буркнул, не поворачивая головы:

    — Ярик. А не сбежит серебро-то? В лес. Или по карманам. Мужики — народ слабый до чужого добра. — он повёл плечом. — Ты им сундук выкатил, показал и ушёл. Гостомысл — старик, Первуша — малец, князёк этот Борислав за копейку удавится. Разворуют же. А без серебра — какая дорога?

    Я усмехнулся. Бес, как всегда, зрил в корень, но сильно недооценивал власть Гостомысла.

    — Не разворуют, потому что я там паутину сплёл.

    Бес скосил на меня глаз.

    — Они теперь там все друг за другом смотрят, — сказал я, облокачиваясь на фальшборт. — Лесные с голоду пухнут, им пропитание нужно как воздух — они деревенских порвут, если те стройку сорвут. Деревенские поняли, что посад их озолотит, — они сами любого татя вилами заколют, кто к сундуку сунется. А над ними Гостомысл и Первуша. Да ещё гридь. И князь, который ждет своей доли. Они теперь повязаны все — страхом, серебром и будущим. Ни одна монета там мимо записи не уйдёт, потому что сосед на соседа донесёт первым. Так что не переживай. Дорога строится. Да и мы без надзора не оставим. На юг сходим и вернёмся проверять.

    В этот момент «Разящий» открылся за поворотом, где мы его и оставили.

    А берег напротив него был занят большим шатром.

    Он был белый, с прапором на маковке. А от шатра к воде тянулся лагерь: коновязи, телеги, дымы костров, и люди, люди. У берега покачивались три простые лодьи. Всё было расставлено, как товар на прилавке: гляди, гость дорогой, и проникайся.

    — Ага, — сказал я. — Приехали. Ну, этого и ждали.

    — Изяслав? — Волк встал рядом у борта, сощурился на прапор. — Сам пожаловал. Ишь, войска-то выкатил… Это он нас так встречает или пугает?

    — Это он себя показывает, Волк. Чтобы мы прониклись… — Я оглядел лагерь ещё раз, от шатра до коновязей. — Ладно. Поиграем и мы… Так! Значит, порядок такой. Со мной на берег идут: Волк, Бес, Рыжий, Гнус, Брага, Ворон и Лыко. И из молодых вон, Первака возьмём. Он в плечах, как ворота, пусть постоит для красоты. Всем надеть доспех парадный. Брони чищеные, всё лучшее, что есть.

    — О! — обрадовался Гнус. — Люблю красиво сходить! А по какому случаю праздник?

    — Князь в гости сейчас звать будет… И вот ещё что. — Я прикинул в уме. — Бочонки малые возьмите. Пустые. Штуки четыре.

    Стало тихо. Гнус поглядел на Беса. Бес на Волка. Волк на меня.

    — Бочонки, — осторожно повторил Гнус. — Это… зачем нам у князя бочонки, Кормчий?

    — Потом увидите.

    — Не, ну а всё ж таки?..

    — Гнус.

    — Всё, молчу. Бочонки так бочонки. — Он пошёл искать требуемое, бормоча: — Может, мёду нам туда нальют… С князя-то станется, ага, дождёшься от него…

    — Ярик, — начал было Бес, но я поднял руку.

    — Я помню, друг. Я дам знак, когда ты вступишь. Я не забыл.

    Он только кивнул и крепко стиснул рукоять топора.

    Мы подошли, встали борт о борт с «Разящим». Оттуда нам уже орал Клещ — соскучился, чертяка:

    — Здорово, Кормчий!!! Ну наконец-то! А мы тут баклуши бьём — вон, соседи прибыли третьего дня, встали, глядят! Мы глядим, они глядят — весело!.. Сам князь Изяслав пожаловал! Наверное тебя сейчас зазывать станут!

    И точно — от берега уже отвалила малая лодчонка, на два весла, с посыльным. Молодой гридень в справной брони подошёл к борту, задрал голову и громко провозгласил:

    — Князь Изяслав Мстиславич — тебя, воевода, к себе требует! Немедля!

    На палубе присвистнули.

    — Тре-е-бует, — с удовольствием повторил Гнус. — Слыхали, братцы? Требует нас. Немедля.

    — Ну-ну, — сказал я. — Пошли поглядим, чего он там требует… Ступай, служилый, передай, что заглянем.

    Лодчонка отвалила, а у борта уже сам собой собрался совет:

    — Слышь, Кормчий, — Брага скрёб в затылке, — а может, ну его к лешему? Чего мы там не видали? «Требует» он… Постоит-постоит да свалит. А то — «требует»…

    — Не свалит, — сказал я. — А не придём — знаешь, что будет? Будет он думать, что мы испугались. И вся река следом так подумает — у него вон толпа народу слухи разносить… А мы не испугались. — Я повернулся к «Разящему» и возвысил голос: — Клещ! Слушай приказ! Как сойдём — разворачивай «Разящий» бортом к лагерю. Не спеша разворачивай, красиво. Пушки — к бою. Фитили запалить и держать. Без моего слова не работать… но чтоб с берега дымок видели.

    Секунду Клещ переваривал. Потом с корабля долетело счастливое:

    — А-а-а!!! Понял!!! Сделаем в лучшем виде, Кормчий! Так повернём, что у них там квас скиснет!!!

    — Вот и вся недолга, — сказал я своим. — Он нас пужать вздумал, а мы не из пугливых. Одевайтесь, гости дорогие. Бочонки не забудьте.

    * * *

    «Навь» подвалила к отмели носом, зашуршала днищем, и сходни ударили в песок.

    Сходили мы не спеша. Я первым, за мной Волк с Бесом, следом остальные. Ещё на палубе я оглядел своих и остался доволен. Чёрные плащи, чёрные бармицы, под плащами горела чищеная бронь. Не гости с реки сходили на берег. Сходила ночь при оружии.

    Встречать нас выслали полтора десятка гридней. Стояли они поперёк луга при копьях, и лица их под шеломами вытягивались с каждым нашим шагом по сходням. Глядели на «Навь». На плащи. На Рыжего, под которым прогнулась доска.

    Потом старший их решил показать себя.

    Таких я на всякой пристани видал десятками. Сотник не сотник, а гонору на воеводу. Грудь колесом, борода лопатой, взгляд поверх голов. Он вышел вперёд, упёр руку в бок и оглядел нас с ленцой.

    — Та-ак, — протянул он. — Прибыли, стало быть… речные. Оружие сымай. К князю с железом не ходят. Сложите вот тут, у моих молодцов. На обратном пути отдадим… ежели будет кому отдавать.

    И ухмыльнулся своей шутке. Молодцы его ухмыльнулись следом.

    Я даже шага не сбавил. Просто на ходу сунул пальцы в поясной кошель, выудил мелкую медяшку и небрежным щелчком кинул её сотнику. Он поймал её чисто на рефлексе. Раскрыл ладонь, непонимающе уставился на монету.

    — Это за шутку, — бросил я, проходя мимо. — Как выучишь новую — ещё дам.

    Я отодвинул его плечом и пошёл к шатру. Волк с Бесом молча прошли следом, а Первак на них так зыркнул, что у молодцов отпала охота права качать.

    Шатёр стоял на взгорке, распахнутый полами к реке.

    Перед шатром лежал большой, красный ковёр, с шитыми птицами. На ковре, в резном кресле с высокой спинкой, сидел князь Изяслав Мстиславич.

    Был он крупен. Не жирен, а именно крупен. Широкая кость, тяжёлые руки на подлокотниках, седая грива до плеч. Борода с проседью расчёсана надвое, корзно алое, застёжка золотая, перстни. По правую руку от кресла стояли четверо ближников в богатых бронях, по левую ещё двое. Все шестеро глядели на нас с брезгливым интересом, как дворня на приблудных собак.

    Перед ковром не было ни скамьи, ни табуретки. Голая трава, вытоптанная до земли. Стоять нам на ней полагалось перед сидящим князем, как просителям.

    Старая песня. В той жизни в эти игры играли кожаными креслами да длинными столами. Тут вот ковром и травой. А суть одна на все века.

    И человеку, который в такое играет, — и цена одна на все века.

    Всё, князь. Кем бы ты ни был для этой реки — для меня ты кончился, не сказав ни слова. С силой я разговариваю как с силой, а с тобой теперь буду — как ты того стоишь.

    Не доходя до ковра трёх шагов, я остановился. Обернулся к своим и кивнул.

    Стук. Стук. Стук.

    Три бочонка встали перед ковром донцами кверху. Крайний ближник дёрнулся было, но Бес поглядел на него, и ближник передумал.

    Мы сели.

    Я на средний, Волк по правую руку, Бес по левую. Я устроился, вытянул ноги. Остальные мои встали за спиной.

    Над лугом повисла тишина.

    — Ты не серчай, князь, что со своим прибором. — Я огладил бочонок ладонью. — Видим же — поиздержался. Шатёр, ковёр, войско вон одето… а на лавку гостям уже не достало. Ничего. Волок нынче не тот, все говорят.

    Сзади, в карауле, кто-то сдавленно хрюкнул и стих.

    Лицо Изяслава наливалось снизу вверх, от бороды. Ближники его стояли, как вкопанные, и глядели кто на князя, кто на бочонки, и никто из них не знал, что тут теперь полагается делать.

    — Ты… — Голос у князя звучал с угрозой. Он подался вперёд, и кресло под ним скрипнуло. — Ты дерзить мне вздумал, щенок речной⁈

    — Спаси бог, князь. — Я наигранно удивился. — Какая ж дерзость. Забота одна. Ты нас в гости требовал — мы пришли, со своим прибором, чтоб тебя не объедать… то есть не обсиживать. Гость хозяину не в тягость быть должен. Так нас учили.

    — Дерзишь, — сказал князь. — В моём стане. Смело… — Он ухмыльнулся с презрением. — Ну, коли смелый — слушай, зачем зван.

    Он подался вперёд и пошёл говорить:

    — По моей земле ходишь! Мимо волока моего — три версты отсюда волок мой, дедовский! — шастаешь взад-вперёд, как по своим сеням! Мыта не платишь! Поклона не бьёшь! Слова не прислал — кто таков, с чем идёшь! Князей по реке воюешь, города берёшь, попов гоняешь — а мне ни весточки, будто нет меня! — Он навис, упершись кулаками в подлокотники. — Так я напомню, что я есть! Я на этой воде — власть! Дед мой мыт ставил, отец держал, я держу! Пятьсот клинков у меня! Всякий торговый гость мне кланяется! А ты — пришлый, безродный! И ты мне ответишь, здесь и сейчас: по какому праву ты по моей реке ходишь⁈

    Он закончил. Луг молчал. Гридни за его спиной стояли гордые. Вот он, князь. Вот она, гроза.

    Я дослушал. Выдержал паузу — точно ли всё, не будет ли ещё.

    И спросил:

    — По твоей — это по какой?

    Изяслав моргнул.

    — Что?..

    — Река твоя — это которая? — Я обернулся и поглядел на плёс. «Разящий» уже стоял к берегу бортом, и дымок над ним вился тонкий, ровный, домашний. — Вот эта, что ли?

    Изяслав проследил мой взгляд.

    Он тоже посмотрел на воду и явно ждал, что я сейчас начну козырять этим кораблём.

    А я не стал.

    — Чтобы на воде мыт брать, князь, под ногами палуба нужна, — сказал я просто, как очевидную вещь. — А лодей у тебя, бают, не осталось. Сгорели лодьи. Так что клинков на луг можешь хоть тысячу выгнать — толку-то. Вода не земля, по ней пешцем не ходят. Выходит, брать мыт тебе нынче нечем. Зубов нет.

    Я повернулся к нему.

    — Общая теперь река, Изяслав. Кто по ней ходит, того и река.

    Тишина над ковром налилась. Князь сидел, положив руки на подлокотники, и молчал. Я показал ему пустой капкан — и он это понял раньше собственных ближников. Всё войско за его спиной прямо сейчас не значило ничего, потому что у неё нет лодьи под ногами.

    Молчал он долго. Пережёвывал. А потом подобрался в кресле и заговорил барским голосом, с ленцой. Чем-то меня облагодетельствовать решил.

    — А ты мне глянулся, речной. — Он огладил бороду. — Дерзок, да не глуп. Такие люди мне надобны… Слушай же мою милость. Беру тебя на службу. Ко мне пойдёшь, под мою руку. Корм положу, двор дам при волоке, людишек твоих пристрою. Служи честно — а там, глядишь, и в ближники выйдешь. — Он откинулся, довольный собой. — Цени, безродный. Иным такое за всю жизнь не выпадает.

    Мои сзади не шелохнулись. Только Волк издал носом короткий звук — как перед дракой или перед смехом, у него не разберёшь.

    А я поглядел на князя и вдруг вспомнил.

    — Слушай, князь, — сказал я. — Историю тебе расскажу. У нас на севере сказывают… Жил один мужик. И была у него собака — злющая, здоровенная, весь двор в страхе держала. И повадился к нему во двор медведь. Раз пришёл — курятник разнёс, два пришёл — корову задрал. Собака брешет, рвётся, а толку нет: медведь её и не замечает. Ну, мужик тот думал-думал, да и вышел к медведю на третий раз. Встал посреди двора и говорит: слышь, медведь. А иди-ка ты ко мне на цепь. Собакой моей будешь. Корм положу, конуру справлю. Цени — иным псам такое за всю жизнь не выпадает.

    Я помолчал.

    — Как думаешь, князь, чем кончилось?

    Тишина стояла такая, что слышно было, как на плёсе, у «Разящего», плеснула рыба.

    И тут не стерпел один из ближников. Молодой, из тех, что стояли по левую руку, — красавец в узорной брони, с золотой гривной на шее. Его прорвало, он шагнул вперёд, и рука его легла на рукоять топора:

    — Да что ж это!.. Ты как с князем говоришь, пёс речной⁈ Тебе честь оказывают, а ты!..

    — Тебя не спросили, — сказал я, не поворачивая головы.

    Молодой остался стоять с открытым ртом и рукой на рукояти, ни туда ни сюда. Махать железом ему никто не велел, а слов у него больше не было. Постоял. И убрался за спины — под взглядами своих же.

    Изяслав за всё это время не шевельнулся, только рожа его наливалась дурной кровью.

    — ВЗЯТЬ!!! — Он вылетел из кресла, и кресло опрокинулось за его спиной. — Взять псов! В железа!!!

    Караул кинулся к нам с копьями наперевес. Ближники рванули оружие, от коновязей бежала гридь, и над всем этим набирал силу рёв двух сотен глоток.

    Я набрал полную грудь и крикнул через плёс — во всю капитанскую глотку:

    — ХВО-О-ОЩ!!! МУЗЫКУ!!!

    С воды долетело счастливое «ща-а!..».

    И грохнуло.

    Гром ударил через плёс. Ядро легло в берег шагах в двадцати от шатра. Дёрн, комья, пыль, — всё это полетело веером, и застучало по земле и по шатру.

    Бегущие встали, как в стену упёрлись.

    А потом берег бросился на землю. Караульные, гридни, дворня у костров — повалились кто ничком, кто на четвереньки. Кони рвали коновязи, и над всем оседала пыль да звенела тишина, что стоит в ушах после пушки.

    Мои не шелохнулись. Их этим громом было не удивить — они под ним жили.

    Я поглядел на князя.

    Изяслав стоял у опрокинутого кресла. На ногах устоял, отдам должное. Только держался рукой за грудь, и лицо у него было серое.

    — Вот теперь я понял, как с тобой дела вести, — сказал я. — Никак. Званых гостей хватать — это тать с княжеским прапором… Так что запомни, повторять не стану. Сиди на своём волоке. Носа на реку не суй. Встречу на воде — голову твою на мачту повешу, будет заместо прапора.

    Князь молчал. Грудь его ходила ходуном.

    — А теперь главное, за чем сходил. — Я поднялся с бочонка и оправил плащ. — Должок у тебя перед нами, князь. Давний. Только взыскивать его буду не я.

    И я повёл головой влево.

    Бес поднялся с бочонка.

    Он прошёл вперёд на самую траву перед ковром. Встал против князя, постоял. А потом поднял руки и снял шлем.

    Волосы упали ему на лоб. Он мотнул головой и повёл глазами по свите князя.

    И нашёл.

    — Ты, — сказал Бес.

    Глядел он на сотника из левой пятёрки. Тот был немолод, грузен, с сивой бородой во всю грудь. Стоял среди прочих, ещё не отошедший от пушечного грома, и под Бесовым взглядом начал сереть.

    — Не признал? — Голос у Беса был ровный. Страшнее ора был этот голос. — А ты приглядись, Сыч. Лодья гребная, полста вёсел. Я на третьей скамье сидел от кормы. А рядом малец. Стёпкой звали.

    Сотник молчал. Глаза его пошли по сторонам, к князю, к своим. И нигде ничего не нашли.

    — Вспоминай. Малец грести не поспевал. Двенадцать годов — куда ему весло. И ты его учил плетью, в два хвоста. День учил, другой. На третий он кровью харкал, а ты всё учил. А на четвёртый доучил. — Бес говорил, вколачивая слово за словом в тишину, и слышал его весь берег. — Тогда ты велел снять его с цепи и кинуть за борт. Живого ещё. Без креста, без камня. Как дохлую собаку кидают. А сам у борта стоял и смеялся. Рыбам, говорил, тоже жрать надо.

    Берег не шевелился. Князь стоял у опрокинутого кресла, глядел то на Беса, то на сотника, и по лицу его было видно — вспоминает и он.

    — Брат это мой был. Степан. Один он у меня на всём свете был.

    Бес помолчал и сказал как сплюнул:

    — Я вызываю тебя на Божий суд, Сыч. Здесь, на этом лугу, при твоём князе и при всём народе. — Он чуть наклонил голову набок, и тут впервые в голосе его прорезалась злость. — А не выйдешь — вся река узнает, как сотник Изяславов детей плетьми учит да за борт мечет. И как за княжий подол спрятался, когда спросили. С тем и живи. Сколько сможешь.

  

  
    Глава 13

    Голова сидел на бочонке перед князем и разговаривал.

    Бес стоял за его левым плечом и глядел. Со стороны поглядеть — скука: сидит человек, ноги вытянул, ладонью бочонок оглаживает, будто кота. Говорит негромко, лениво. А княжий берег от этого разговора трещал, как лёд под возом, — Бес это слышал всей шкурой, у него на такое слух был.

    С князьями так не говорят.

    Бес всякое повидал. В обозах вырос, при дружинах, — он видал, как с князьями говорят. В пояс кланяются, на коленях ползают, лбом в землю стучат. Один раз видал, как посадник крупной городины с князем лаялся, — так тот лаялся, а сам потел. А Голова не потел. Ярик сидел на смоляном бочонке, как на лавке в своей избе, и жалел Изяслава за бедность, а ещё предлагал ему поглядеть, чья нынче вода.

    И оттого, что это было всерьёз, вся кровь в Бесе пела.

    Вот, стало быть, как оно вышло, думал он, глядя на алое корзно, на перстни и седую гриву. На княжьем лугу стоим, в чёрном, при оружии, и князь нам не указ. А ведь три месяца тому — кем были? Он, Бес, — гребец с чужой лодьи, спина да цепь. Ватага — шваль речная, лесные тати, кем попало были, всех и делов — что резаны считали да от гриди по протокам бегали. Кабы он тогда, с цепи, сюда сунулся — его б до шатра не допустили. Стоптали б конями у коновязей, и вся недолга.

    А Голова пришёл — и стало можно.

    Он же гребёт под себя всю реку, Голова-то. Как сом омут гребёт: Гнездо взял, Устье взял, князей подмял, флот спалил, вильцев — и тех под руку свёл. Куда ни ступит — там его берег. Бес сперва думал — Талан у него. Ну, Талан и Талан, за Таланом ходить — сытно… А потом понял, что не Талан это. Мужики про Талан брешут, когда объяснить не могут. Голова просто сам по себе такой. У него в башке река на десять лет вперёд считана, и он по ней идёт, как по писаному, и всех своих несёт с собой. Оттого за ним и идут — не за громом его, не за серебром даже. За тем, что у него свои как ближники, а не расход. Бес вожаков навидался — бешеных, жадных, дурных, что людей кладут за медяк и не заметят. А этот — за гребца с цепи вон, с князя спрашивать сел.

    За гребца с цепи.

    Бес повёл глазами по свите Изяслава. Кто где стоит, у кого рука к железу ближе, кого первым, если что…

    И увидел.

    Сивая борода во всю грудь. Плечи оплывшие, брюхо наел на береговой службе, — а всё одно узнал бы из тысячи. Со спины бы узнал. По голосу бы узнал, по сапогам. Сыч стоял в левой пятёрке, среди ближних, и скучал. Жарко ему было на солнце, он переминался и отгонял слепня.

    Слепня он отгонял.

    В ушах у Беса встал тонкий, ровный звук, как комар над ухом, — и луг с князем, и голос Головы ушли за этот звук, как за стену. Осталась борода. Топор на поясе висел — свой, притёртый, обух знакомый до последней щербины, — и рука сама знала, сколько шагов до левой пятёрки и что делать на последнем.

    Семь шагов. Восьмой — замах.

    «Без знака не лезь».

    Ярослав сказал это утром, на палубе, глядя в глаза. Не при всех сказал — ему одному. Я скажу, когда можно. И Бес тогда кивнул, — а сейчас стоял, и слово это держало его. Упёрлось в грудь, и не шагнуть.

    Он медленно, через нос задышал, как перед нырком учили, — вдох, выдох, вдох. Звон отступил. Вернулся луг, вернулся голос — Голова там что-то про медведя рассказывал, свита каменела, — и Бес разжал пальцы, которые, оказывается, уже лежали на топорище.

    Не сейчас. Стало быть, не сейчас.

    Он умел ждать. Вот чего про него не знал никто — ни Гнус, ни Рыжий, ни ватага, для которой он был Бес-зубоскал, двум смертям не бывать, где наша не пропадала. Смеяться — оно нехитро. Смеёшься — не воешь. А под смехом, на самом дне, у него все эти месяцы Стёпка лежал. Не забытый — куда его забудешь, — а отложенный, потому что дотянуться было нечем. Ну зарезал бы он Сыча из-под куста, кабы подобрался. И сдох бы под копьями тут же. И кому от того легче — Стёпке? Стёпке не легче. За Стёпку если уж мстить, то мстить вслух. Чтоб при людях, при князе ихнем, чтоб вся река узнала, за что.

    Для такого нужен вес. А весу у гребца с цепи — цепь да весло.

    И Бес ждал. Прибился к Голове и ждал. Сперва за Таланом, так себе врал, а нутром-то, нутром он с первого дня чуял, куда эта сила катится. Вниз она катится, по реке, и река кончается Изяславовой водой. Он ни разу не сказал того вслух — ни Голове, ни себе самому толком. Просто точил ножи, когда борта поворачивали вниз по течению. И ждал, когда вал докатится.

    Вот. Докатился.

    — … Должок у тебя перед нами, князь. Давний. — Голова откинулся на бочонке. — Только взыскивать его буду не я.

    И повёл головой влево.

    Бес шагнул вперёд и стал снимать шлем.

    — Ты, — сказал Бес.

    Сыч не понял сперва. Оглянулся — не стоит ли кто за спиной, — потом ткнул себя пальцем в грудь, и по сивой бороде пошла ухмылка. Свита ещё не отошла от пушки, ближники стояли серые, а этот уже ухмылялся. Крепкий был, старой закалки. Тем слаще будет.

    — Не признал? — Бес говорил спокойно. Голос не дрожал, и это было хорошо, потому что внутри всё гудело. — А ты приглядись. Лодья гребная, полста вёсел. Третья скамья от кормы. А рядом малец сидел. Стёпкой звали.

    Ухмылка на бороде застыла и стала помирать.

    — Вспоминай, Сыч. Малец грести не поспевал — куда ему, двенадцать годов. И ты его учил. Плетью, в два хвоста. День учил, другой. На третий он кровью харкал, а ты всё учил. А на четвёртый доучил. — Слова шли сами, без запинки. Бес их не готовил — они в нём лежали готовые, слово к слову, всё это время. — И велел снять его с цепи и кинуть за борт. Без креста, без камня, как собаку кидают. А сам у борта стоял и смеялся. Рыбам, говорил, тоже жрать надо.

    Берег молчал. Князь у опрокинутого кресла переводил глаза с Беса на Сыча, и по лицу его видно — вспоминал.

    — Брат это мой был. Степан. Один он у меня был на всём свете.

    Бес перевёл дух.

    — Я вызываю тебя на Божий суд, Сыч. Здесь, на лугу, при твоём князе и при всём народе… А не выйдешь — вся река узнает, как Изяславов сотник детей плетьми учит да за борт мечет. И как за княжий подол спрятался, когда спросили. С тем и живи. Сколько сможешь.

    Сыч глядел на него. Долго глядел и раздумывал. Глазки у него поросячьи так и бегали туда сюда. Старый рубака считал. Потом придумал что-то и быстро повернулся к князю. Голос у Сыча оказался сиплый и до боли знакомый. От этого голоса у Беса свело скулы.

    — Княже!.. — Сыч развёл руками, и в жесте этом было сплошное недоумение. — Да что ж это деется-то⁈ Это кто ж говорит — погляди! Тать речной! Цепник! Он у меня на лодье в железах сидел! — а теперь мне с ним поле⁈

    — А ведь верно… — зашевелилась свита. Важный ближник при золотой цепи выступил вперёд: — Княже, сотник дело говорит! Божий суд промеж вольных ставится! Промеж ровни! А это беглый! Рабу — осина, вот и весь ему суд!

    — Осина!.. — подхватили из свиты. — По правде так!.. Ишь чего удумали — с цепником поле!..

    Изяслав молчал, и Бес видел, как князь оживает.

    Только что стоял серый у поваленного кресла — а тут расправился, приосанился, и в глазах затеплилось. Ему кинули верёвку, и он за неё взялся:

    — Так, — сказал князь, и голос его окреп. — Так! По обычаю сотник мой прав, речные. С холопом беглым поля не ставят — не заведено. Хочешь суда — приведи ровню. А нет ровни… — он развёл руками, и по свите пошли ухмылки, — стало быть, и суда нет. Не обессудь.

    — Ну, нет так нет, — сказал Голова.

    Он всё сидел на бочонке. Даже не поглядел на Сыча — князю сказал:

    — Обычай есть обычай, чтим. Раз невместно сотнику с моим человеком — встанет мой полещик. Тоже по обычаю, поди, не запрещено?.. — Он огладил бочонок. — Волк. Будь добр, уваж честное собрание.

    Про Волка тут слыхали.

    Бес увидел это раньше, чем кто-то раскрыл рот, — по свите увидел. Ближник с цепью осёкся на полуслове. Кто-то из сотников подался назад на полшага. И по гриди, по задним рядам, покатилось вполголоса: Волк… тот самый… который на сцепках… Про точно Волка на реке уже знали.

    А Волк уже выходил из-за бочонков.

    Шёл неспешно, на ходу отстёгивая плащ, и, выйдя, повёл плечами, разминаясь, а потом оглядел Сыча с головы до ног. Весело оглядел. Так весело, что у Беса, знавшего это веселье, прошло холодом по хребту.

    — Давай, старичок. — Волк улыбнулся. — Чего тянуть. Сейчас мы тебя быстренько освежуем. Да не боись ты, я скоро работаю — охнуть не поспеешь.

    Луг загудел весь разом, включая караул и свиту, и в гуле этом слышалось: и возмущение, и азарт, и то злорадное любопытство, с каким служилый люд глядит на чужую беду. Сотни глаз перебегали с Волка на Сыча, и Бес видел, как Сыч под этими глазами плывёт. Только что перед ним стоял щенок — раз плюнуть, и вся забота. А теперь плечи разминал Волк.

    — Погодь! — Сыч вскинул ладонь. Голос сел, он его откашлял и налил спесью заново: — Погодь, ишь скорый!.. Сам щенок напросился — сам пусть и стоит! А⁈ — Он оглянулся на своих, ища поддержки. — По правде говорю⁈ Кто звал — тот и стой!

    — По правде!.. — с готовностью загудела свита, которой очень не хотелось глядеть, как Волк свежует ихнего. — Кто звал, тот и в поле!.. Так заведено!..

    — Вот и сговорились, — сказал Голова.

    — К закату справим! — Ближник с цепью снова ожил, важности набрал: — Как жара спадёт! Круг положить, попа звать, роту читать — всё по чину, по обычаю!..

    — Сейчас.

    Голова поднялся с бочонка, и скука с него сошла.

    — Некогда мне тут с вами цацкаться. Круг — вот он, луг топтаный. Рота сказана, вина названа. Бог — он и в полдень Бог, услышит. — Он оглядел берег, и берег притих. — Поле будет сейчас.

    — Да где ж это видано!.. — задохнулся ближник. — Княже, да что ж они на твоей земле распоряжа…

    — Быть по сему.

    Изяслав сказал это, как наотмашь рубанул, и ближник заткнулся.

    Князь стоял, глядя поверх голов, на плёс, где дымил борт, и Бес вдруг понял, что деется у того внутри. Соскочить не вышло — полещиком Волк, это сотнику верная смерть, и все видели, как Сыч сам, своим языком, от Волка отговорился… Теперь у князя оставалась одна надежда, последняя за весь этот чёрный день: что старый его рубака возьмёт щенка. Хоть это. Хоть так.

    — Бог рассудит, — сказал князь.

    — Рассудит, — согласился Бес.

    И, уже поворачиваясь, поймал взгляд Головы. Кивок — чуть, на палец.

    Теперь — можно.

    Круг встал сам.

    Луг раздался, люди растеклись кольцом, и в кольце осталась вытоптанная трава шагов на двадцать. Наши сгрудились у бочонков, малой кучкой в чёрном. Изяславова гридь обложила остальное — в три ряда, в четыре, задние лезли на телеги, на коновязи. Берег гудел, как торг перед кулачной дракой, — и Бесу этот гул был хорош. Так и надо. Пусть все глядят.

    Принесли круглые, окованные по борту щиты. Бес взял свой, взвесил в руке, а потом выхватил топор.

    — Ставь его, ставь!.. — доносилось из рядов. — Сыч, батюшка, поучи сопляка!..

    — Гля, тощий какой… Соплёй перешибить…

    — Дядька Сыч на медведя хаживал! Ща поглядим!..

    Сыч вышел в круг вперевалку. Бронь на нём сидела справная, щит нёс низко, топор держал у бедра, — и по тому, как он всё это нёс, Бес понял, что люди не брехали про старую закалку. Грузен, дышит ртом, — а стойка волчья, вбитая, и глаза из-под шелома глядят трезво. Битый. Много битый. Такого на дурочку не взять.

    Ну и ладно. Мы и не на дурочку.

    — Сходитесь! — крикнул ближник с цепью.

    И стало тихо.

    Сыч неспешно и боком пошёл по кругу, щитом вперёд. Бес двинулся встречно. Трава под ногами была скользкая, натоптанная, солнце висело сбоку и никому не мешало. Гул сел до шёпота, и в шёпоте этом слышно стало, как дышит Сыч. Ртом дышит. Запоминаем.

    — Ну, цепник… — Сыч поводил топором. — Иди сюда. Иди, я скорый…

    Он и был скорый.

    Кинулся без замаха, чтобы щитом сбить, топором достать сверху, старая работа. Бес едва ушёл: скользнул вбок, топор свистнул у самого уха, а щит Сычов толкнул в плечо так, что развернуло. Берег ахнул и грохнул:

    — А-а-а, дядька Сыч!!! Дави его!!!

    — Ушёл!.. Гля, ушёл, вьюн!..

    Разошлись. Сошлись снова. Сыч грамотно давил, углом, отжимая Беса щитом к краю круга, где спины и некуда пятиться. Топор его ходил коротко, — сверху, сбоку, снова сверху. Каждый удар Бес принимал на щит, и от каждого немела рука. Тяжёл был дядька. Как соль тяжёл.

    Плетью он тоже так. В два хвоста, с оттяжкой. День учил, другой учил.

    Удар. Щепа с щита. Ещё удар.

    Стёпка после первого дня плакал тихо, в плечо ему, чтоб не слыхали. Ладошки в кровь от весла. Плеть — по спине.

    Бес поднырнул под замах, рубанул сам — первый раз за бой. Сыч принял на щит играючи, даже не качнулся.

    — Слабо-о! — заревели ряды. — Не кормлен, цепник! Дядька, кончай его, чего возишь!..

    — Погодь… — просипел кто-то рядом, у самого круга, Гнусовым голосом. — Погодь, милый… Он же его читает… Бес-то… он же глядит…

    Бес пятился, принимал, нырял — и читал. Как Голова учил читать воду, как Волк учил читать противника. Он смотрел куда вес идёт, а вес у Сыча шёл вперёд. В каждый удар старик вкладывал всё, работая на убой, чтобы быстрее закончить, потому что дыхания в нём потихоньку заканчивалось.

    Ртом дышит. Гуще уже, с сипом.

    Рыбам, говорил, тоже жрать надо. И смеялся. У борта стоял, сука, бороду утирал.

    Сыч кинулся.

    Пошёл валом, щит в щит, — смял, продавил, Бес поехал назад по скользкой траве. Топор упал сверху, наискось. Бес крутнулся из-под щита и не успел. Лезвие чиркнуло по плечу, распороло рукав, и по руке потекло горячее.

    — ЕСТЬ!!! — взорвался берег. — Достал!!! Красный пошёл!!! Кончай его, дядька-а!!!

    Плечо ожгло, но пальцы слушались, топор держали. Царапина. Злая, мокрая — но царапина.

    А Сыч уже ревел следом, вдогон, щит вперёд, топор заносит в отмашку. Решил подранка добить сразу, пока не очухался. И вот тут дыхание его кончилось.

    Сип сорвался, вал просел, отмашка пошла на палец ниже и на вздох позже, чем надо.

    Тогда он перестал пятиться и шагнул внутрь замаха. В самую тесноту, в свою воду, где нож и сцепка. Тут живут те, кто вырос в свалке. Принял топорище на топорище, с хрустом, и с разворота, всем телом, влепил Сычу окованный край щита под бороду.

    Хрястнуло.

    Сыч осел как куль. Щит его отъехал, и Бес ударом ноги вышиб у него топор. Он отлетел к краю круга, в траву.

    Тишина рухнула на берег.

    Сыч сидел на топтаной траве, мотал головой, и борода его набухала красным. Он поднял лицо. Поглядел снизу — и в глазах его, мутных, Бес увидел страх.

    — Погодь… — просипел Сыч. — Погодь, малец… Я ж… служба… велено же было…

    — И тебя рыбам, — сказал Бес.

    И опустил топор.

    Тишина стояла долго.

    Слышно было, как у коновязей переступают кони. Как с рассечённого плеча капает в траву.

    Бес вытер лезвие о траву и выпрямился. На него глядел весь берег. Сотни глаз по кругу, ряды за рядами, — и не было больше в этих глазах ни цепника, ни щенка. Так глядят на человека, который сделал дело, которое не отменишь и назад не возьмёшь.

    Слыхал, Стёпка?

    Внутри было тихо, и вот это было чудно. Он ведь думал про этот час — ночами думал, на вёслах думал, — и всё гадал, как оно будет. Полыхнёт? Отпустит? Запоёт душа? А оно вышло — никак. Тихо стало да и всё. Камень его никуда не делся. Лежал, где лежал все эти годы. Только давить теперь перестал. Словно валун на берегу. Река его годами катит, бьёт о дно, ворочает, а потом докатит до места — и всё. Был камень бременем, а стал памятью.

    Бес поднял голову.

    Князь стоял у поваленного кресла и глядел на мёртвого сотника. Поднять кресло было некому, да князь, похоже, и забыл про него. Лицо у Изяслава было пустое. Всё, что можно потерять за один день, этот человек уже потерял, и Сыч сверху ничего не добавил.

    — Суд был Божий, — глухо сказал князь. — При всех. Бог рассудил.

    — Рассудил, — согласился Голова.

    Он поднялся с бочонка, подошёл и встал рядом с Бесом. На мёртвого он не поглядел вовсе. Поглядел на мокрый рукав, повёл бровью — как? Бес шевельнул рукой — живая. Голова кивнул, и всё. Больше про то ни слова. А у Беса от этого кивка потеплело в груди крепче, чем от всей сегодняшней славы. Вот так у них всегда. Другой бы речь сказал, по плечу бы хлопал при народе. А этому довольно брови — и понято всё, что надо, и лишнего ничего.

    — Забирайте своего, — сказал Голова князю. — Отпойте, заройте по-людски, то ваша забота… А наш разговор кончен. Волок твой. Река не твоя. Запомнишь это — живи хоть до ста лет, мне не жалко.

    Изяслав молчал. Желваки ходили у него в бороде. Гридь его стояла вокруг и не могла сделать ничего. Пока не могла.

    — Уходи, — выговорил князь наконец. — Уходи с моего берега, речной.

    — Вот, — сказал Голова. — Первое разумное слово за весь день. Бочонки заберите, братцы. Пригодятся.

    И пошли к воде.

    Шли не оглядываясь. Гридь раздавалась перед ними и смыкалась позади, и по рядам бежал шёпот. Бес слышал его краем уха — шёпот бежал вперёд, к воде, обгоняя их самих, и к вечеру, знал он, побежит по всей реке. Как речной воевода у князя гостил. Как со своим прибором сидел да князя за бедность жалел. Как пушка ему с воды музыку играла. И как цепник с гребной лодьи взял полем Изяславова сотника. За брата взял.

    Стёпке бы понравилось. Он страсть как любил, когда складно сказывают. Заберётся, бывало, под бок и просит: расскажи да расскажи, как мамка нас на ярмарку водила. И ведь сам всё помнил, каждое слово, — а всё равно просил.

    У сходней его догнал Гнус.

    Пошёл рядом, посопел. Покосился на мокрый рукав, на Бесово лицо, опять на рукав, — и наконец его прорвало:

    — Слышь, Бес… А я ведь думал — всё. Вот честно тебе говорю, как он тебя щитом возить начал, к краю пошёл отжимать — ну, думаю, конец. Пропал парень. У меня аж вот тут захолонуло, во. — Он ткнул себя в грудь и тут же обиделся: — А ты хоть бы моргнул! Стоишь, глядишь на него, как на воду… А я тут за тебя помирай, да⁈

    — Двум смертям не бывать, — сказал Бес.

    Слова вышли сами. Он их тыщу раз говорил — отмахивался ими, как веткой от комарья. А нынче сказал — и услышал. Правду ведь говорил всю жизнь, оказывается. Двум не бывать. А одной он с нынешнего дня не должен.

    — Пошли. На борту перевяжешь. И сыщи пожрать чего, а? После поля жрать охота — сил нет.

    — Дык это мы мигом! — Гнус просиял во всю пасть, враз забыв обиду. — Это ты правильно, брат! У меня и сальце прибрано, и хлебушко!.. Ты токмо рубаху сымай, не засохло чтоб…

    «Навь» приняла их сходнями. Берег с шатром, с поваленным креслом, с тёмным пятном на топтаной траве пошёл назад, за корму.

    Бес остался у борта, провожая всё это глазами.

    Ты вот меня, дядька Сыч, всё учил, думал он спокойно — без злости уже, злость вся вышла и осталась там, на лугу. Плетью учил. Голодом учил. Стёпкой учил. Ну что ж. Выучил ты меня, дядька. Твоя наука — тебе первому и сгодилась.

    Берег стал полосой, полоса — чертой. Черта ушла за поворот.

    А впереди была река.

  

  
    Глава 14

    Бес сидел на бухте каната смирно, как наказанный, и терпел.

    Утро шло тихое. «Навь» бежала вниз с попутной струёй, гребцы на вёслах отдыхали, и на палубе шла обычная походная жизнь: Клещ с Бугаём спорили о чем-то на щелбаны, Рыжий чинил ремень, Волк спал в тени паруса, накрыв лицо шапкой. А я разматывал Бесово плечо, и Гнус торчал у меня над душой, потому что прогнать его не было никакой возможности.

    Тряпица присохла по краю. Я отмочил её кипячёной водой из баклаги и снял. Рассечка шла наискось, в ладонь длиной. Края ровные, сухие, без красноты. Хорошо. Чисто рубанул Сыч, спасибо покойнику.

    — Жжёт? Дёргает?

    — Не… — Бес скосился на плечо. — Чешется токмо, спасу нет.

    — Чешется, значит заживает. Терпи и не скреби.

    Я достал горшочек, зачерпнул мёду на два пальца и повёл вдоль рассечки. Бес зашипел сквозь зубы.

    — Слышь, Голова… Ну хоть ты объясни. — Он страдальчески сморщился. — Мёд — его жрать положено. А ты его на руку мажешь. Добро ж переводим. Гнус вон извёлся весь, глядючи.

    — Я не извёлся! — обиделся Гнус. — Я по науке говорю! Паутинки бы навить — и вся недолга! Завсегда же паутиной лечили! Али золой присыпать, с заговором. Я и заговор знаю — от верного человека перенял, сильный заговор, на любую рану…

    — Знаю я, как паутиной лечат. — Я мазал не спеша, от края до края. — За весну насмотрелся. Оттого народ от всякой царапины и горел — с паутиной вашей да с заговорами.

    — Дык не каждый же горел…

    — Гнус. Ты видал когда, чтоб мёд протух?

    Гнус задумался честно, всем лицом.

    — Не… Мёд — он лежит себе. Хоть год лежит.

    — Во. Молоко киснет. Мясо гниёт. Рыба тухнет — дня не пролежит. А мёду ничего не делается. Гниль в нём не живёт. — Я вёл пальцем вдоль рассечки. — И в ране, покуда на ней мёд, гнили не завестись. А гниль страшней топора, запомните оба. От топора человек помирает раз и быстро. От гнили — неделю. И орёт, и рука чернеет, и отнять её уже не поспеваешь… Мне друг нужен с двумя руками. Так что мёд — на рану, паутина — паукам, зола — в печь. Уяснили?

    — Уяснили… — Гнус повздыхал над горшочком. — Мёд-то добрый. Бортный… Слышь, Бес. А тебе теперь всякий день эдакий перевод добра будет? Может, тебе тогда и пироги с мёдом положены? Для нутряного, так сказать, лечения?

    — Положены, — важно сказал Бес. — Слыхал, чего Голова говорит? Гниль страшней топора. А нутро — оно к руке ближей всего. Его сторожить надо.

    — Ловкие какие. — Я наложил вываренную тряпицу и стал вязать. — Пирогов им… Руку не мочить, не дёргать, повязку менять будем два раза в день. Через седмицу топор подымешь. А послушаешь Гнусовы заговоры — сляжешь, и закапывать тебя Гнус будет сам. В наказание.

    — Не, — сказал Гнус, подумав. — Не возьмусь. Он хоть и тощий, а земля у реки тяжёлая, мокрая… Пущай Рыжий.

    Рыжий, не поднимая головы от ремня, показал ему кулак.

    — Устье!!! — заорали с носа. — Устье открылось!!!

    И вся палуба полезла к правому борту.

    Я довязал узел, хлопнул Беса по здоровому плечу — долечён, сиди — и прошёл на нос.

    Устье было не узнать.

    Там, где недавно чернели горелые мостки да торчали наскоро вбитые сваи, стоял порт. Вымолы шли вдоль берега один за другим, рубленные вчистую, с отбойными брёвнами по срезу. За ними поднимались амбары — четыре под кровлей, пятый в стропилах. И весь берег шевелился. Катали бочки, носили лес, и стук топоров висел над водой, как дятловый гомон по весне.

    — Ух ты ж… — Гнус протолкался к борту и заморгал. — Это когда ж успели-то⁈ Мы ж всего ничего проплавали!

    — Толпа рук, Гнус, за короткое время горы своротят, коли их кормить и по-людски относиться.

    — Дык я ж не спорю… — Он всё моргал на амбары. — А у нас, помнишь, баню всё переделать собирались? Так и не собрались ведь.

    — То-то и оно.

    «Навь» подваливала к среднему вымолу. По вымолу уже спешил Судимир Микулич. То ли здесь околачивался поблизости, то ли предупредил его кто. Узнал я его издали, по бороде и по походке. Голова устьинский ходил скоро, вперёд животом, и двое писцов с берестой поспевали за ним рысью.

    Начал он, сходней не дождавшись:

    — Батюшка воевода! Дождались, слава те господи!.. Порт принимай: вымолы стоят все, амбары под кровлей, пятый к пятнице докроем! Соли принято четыреста кулей, воск идёт, купцы вниз пошли — трое уже, мыто взято, всё писано! — Он спохватился и всплеснул руками: — Да что ж я тебя на ветру держу-то! Столы накрываем, батюшка! Уха стоит, пироги, медовуха свежая!..

    — Погоди с пирогами, Микулич. — Я сошёл на вымол и огляделся. Вблизи работа была ещё лучше, чем с воды. Пазы тёсаны чисто, сваи в ряд, как зубы. — Столы — вон им. Гнус! Принимай хозяйство, веди народ столоваться.

    — Это мы враз! — обрадовался Гнус. — Микулич, отец родной, показывай, где уха! Мы после реки — знаешь, какие едоки? Ты таких и не видывал ещё!

    — А мы с тобой ногами пойдём, Микулич. Дела глядеть. Наглядимся — тогда и уха… И вот что. Первое дело, поперёд всех прочих. Вильцы строевые нынче где — на посаде?

    — На посаде, батюшка. Где ж им быть.

    — Собирай. Всех, до последнего человека. Слово им скажу.

    * * *

    Собрали их на площади перед амбарами — чище места в порту не нашлось.

    Шли они с посада ватагами, как работали. С топорами за поясом, в справной одёжке, что выдали им взамен рванья. Шли молча, становились плотно, плечо к плечу, и площадь темнела, как вода под тучей. Такая толпа это стена от амбаров до вымолов. И вся стена глядела на меня.

    Ждали худого. Полонному человеку от хозяйского сбора добра ждать не с чего. Меж собой перегуркивались вполголоса по-своему, и от этого гурканья Судимир слева поёживался.

    — Здорово, мужики.

    Передние ряды нестройно поклонились. По задним пошёл перекат — переводили.

    — Кто по-нашему разумеет крепко — выходи наперёд. Своим передавать будете, слово в слово.

    Помялись. Потом от стены отделились трое молодых, тёртых. По ним видно было, что они уже здесь обжились. Встали вполоборота, между мной и своими.

    — Скажу три вещи. Первое. Я вернулся с вашей стороны. С Твердцы. Говорил с вашими старшими. Они на встречу со всех гнёзд сходились, к Вепревой засеке.

    Толмачи загуркотали вразнобой. Слово покатилось по толпе вглубь, и стена зашевелилась, подалась вперёд. Про старших — про своих стариков — они не слыхали ничего с самого полона.

    — Резне на меже конец. Уговор положен и скреплён взаимным обетом. Ваши старшие слово дали. Я своё дал. При огне.

    Снова волна и из глубины стены послышался первый ломаный голос:

    — Огонь… огню клялись⁈ Старшие — огню⁈

    — Огню, — сказал я. — По вашему обычаю. Ваши же жрецы обряд и вели.

    Толпа загудела. Гортанное покатилось по рядам волной, и по нервным переговорам становилось понятно, что они не верили. Не смели верить. Старшие ихние огню зря не клянутся. Я уж потом от старейшин и узнал, что это у них последняя клятва, крепче некуда, — и выходило, что чужак говорит правду либо врёт так страшно, что за такое вранье боги языки рвут.

    — Второе. Словам поверить трудно, знаю. Вот вам для веры. — Я подождал, пока уляжется. — Я в гнезде крайнем был. Своими ногами прошёл и видел, что голодно там у вас. На детей смотреть страшно. Потому мы всем миром для ваших жито собрали. На все гнёзда. Старшие ваши сами по дворам поделят. Так что влноваться вам пока не о чем. Ребятня ваша нынче сытая.

    Толмачи догуркотали — и толпу аж повело.

    Стон пошёл и накрыл он площадь в два вала: сперва передние, за ними — как перевод докатился — задние. Здоровенный бородач в первом ряду зажмурился и заморгал.

    — Врё… — Ломаный голос сорвался, откашлялся. Немолодой вилец протолкался из третьего ряда, встал, комкая шапку. — Не серчай… Спросить. Моё гнездо — Кривой ключ. Малое, на отшибе. Туда… туда тоже?

    — Как звать?

    — Токша.

    — На все гнёзда, Токша. Мы три телеги добра собрали. На какое-то время должно хватить, ну а там уж вы вернётесь. К этому и веду…

    Он закивал и всё комкал шапку. Сосед потянул его назад за рукав.

    — И третье. — Я поднял голос. — Уговор был у нас с вами такой: отстроите, что пожгли, — пойдёте домой. Порт вы отстроили. Работали честно, то всякий здесь скажет. Стало быть, и я слово держу. Половину из вас я отпускаю домой. Снарядим караван дня через три и пойдёте.

    Толмачи не догуркотали до конца., а народ уже понял.

    «Домой» — это слово они знали все. Первое наше слово, какое полонный выучивает, — и оно рвануло по толпе раньше перевода. Заорали все разом. Полетели шапки. Бородач ревел в голос, не стыдясь, и тискал соседа. Через всю площадь катилось вперемешку с лесным воем:

    — Домо-ой!!! До-мой!!!

    Я поднял руку. Утихали долго, но так и не утихли до конца, гурканье так и ходило по толпе.

    — Дослушайте. — Я поднял руку, и гурканье чуть стихло. — Вторая половина достроит посад и уйдёт следом, тем же порядком. А теперь слушайте про то, что вас дома ждёт, потому что ждёт вас там большое дело. На меже ложится большая дорога. Я про неё с вашими старшими всё обговорил. И работа на той дороге будет уже вольная. За плату, разумеется. Кто захочет наняться — воевода Гостомысл или его поверенный Первуша примет всякого, старшие ваши знают, куда идти и вместе с нами её строят.

    Молодой толмач начал переводить, сбился на полуслове и повернулся ко мне сам, распахнув глаза.

    — За плату?.. Нам? Как… как своим платить будешь?

    — Как своим. Мне без разницы, из-за какой кромки работник. Были б руки.

    Он перевёл, подбирая слова, будто сам себе не верил. И вот тут мужики уже раздумчиво загудели, обсуждая услышанное. Радость они уже отпраздновали. Теперь пошли планы и прикидки.

    — Кто идёт первым — решат ваши же старшие из полонных. По семьям, у кого дома хуже — тот первый. Списки Судимиру Микуличу к завтрему. — Я обвёл толпу глазами. — Всё, мужики. Ступайте.

    И тут из первого ряда вышел бородач, что моргал и ревел. Он вылез — огромный, с мокрой бородой, — встал передо мной и завозился, доставая что-то из-за пазухи. Достал и протянул на раскрытой ладони. Ладонь была лопата лопатой, а на ладони лежала свистулька. Деревянная птица, затёртая пальцами до блеска.

    — Сыну резал, — выговорил он по-нашему. — Не поспел отдать, в поход погнали… — Он мотнул башкой, собрался и договорил: — Ты наших детей кормил. Возьми. Больше нет у меня ничего.

    Площадь стояла тихо-тихо. Мужики глядели на птицу в лопатище, и я понял, что отказаться нельзя. У лесных дар не отвергают. Дар — это долг с плеч.

    Я взял свистульку. Птица была тёплая — он её, видать, всю речь в кулаке держал. Я поглядел на неё и убрал за пазуху, где уже лежало воронье перо с обета. Пусть живут рядом.

    — Принял. — Я сказал это на всю площадь. — А теперь слушай меня, отец. Дар на дар — так ведь у вас положено?..

    Я достал из-за голенища сапога небольшой нож в ножнах.

    — Вот. — Я вложил нож в ладонь — лопатищу, где только что лежала птица. — Сыну твоему. Первый нож мальцу — отцово дело, ну да ты тут работал, так что я подсоблю. Скажешь — за отцову работу. Порт вон стоит, его руками ставлен… — Я кивнул на вымолы. — А птицу новую в дороге вырежешь. Три дня тебе на сборы да неделя ходу — как раз поспеешь. Ты в первом караване, я распоряжусь.

    Бородач стоял и глядел на нож. Потом рука его медленно, бережно сжалась.

    Он шмыгнул носом и спрятал глаза, чтобы никто не видал.

    А в глубине толпы кто-то затянул песню. Я не понимал в ней ни слова, но понимал её всю. Такие песни по всей земле поют о доме.

    Я тронул Судимира за плечо, и мы пошли с площади.

    До амбаров шли молча. Судимир сопел, сморкался и косился назад, где над площадью так и стояла песня. Потом отдышался и заговорил — нарочито казённо, чтоб, по-моему, самому не зареветь:

    — А по казне-то как вовремя выходит, батюшка воевода… Орду ртов каждый день кормить, харча нужно прорва прорвой. На посад и трёх сотен хватит за глаза. Я уж всё прикидывал, как тебе это половчей сказать, — а ты возьми да сам реши.

    — На то мы и работаем вместе, чтоб прикидывал… Ну, выкладывай. Что там у тебя с погорельцами?

    Судимир крякнул и разом увял.

    — А вот про то, батюшка… Докука есть. Ты сперва сам погляди, своими глазами. А после уж серчай.

    Докуку я услышал раньше, чем увидел.

    От порта посад начинался широкой расчищенной полосой — пожарище свезли, землю выровняли. За полосой стоял добрый посадский гвалт в полсотни глоток, который слыхать за версту и в котором ни слова не разобрать. Работы слышно не было. Ни топора, ни пилы — один ор.

    — Вот, — горько сказал Судимир. — Вот так с самого утра. Третий день.

    Посреди пожарища, у сваленных штабелями брёвен, кипела толпа. Погорельцы орали друг на друга и на Судимирова тиуна, тиун орал в ответ и тряс берестой, а поодаль уже скучали вернувшиеся вильцы. Они сидели на брёвнах рядком и глядели на этот ор, как на чужую свадьбу. Работа стояла. Среди пустыря торчали три сруба-начатка — один тут, другой саженях в десяти, третий боком к обоим. По этим трём начаткам всё было понятно про остальное.

    — Не идёт стройка, батюшка, — частил Судимир, поспевая за мной. — Кажный на своё печище лезет! Где у кого деды сидели — туда и тычет: тут ставить буду, и весь сказ! А там же ж опять всё впритык выходит, клеть на клети! Я тиуну велел не давать лесу, покуда не уговорятся ставиться по-людски, — дык они и уговариваться не желают! Орут. Третий день орут, лес лежит, вильцы сидят…

    Нас увидели.

    Ор просел, толпа развернулась, и от неё уже спешил навстречу сухой, как жердь, старик с палкой. По тому, как раздавались перед ним свои, ясно было, что это голова здешний, заводила.

    — Воевода! — Старик поклонился в меру, с достоинством, и палкой тут же указал на тиуна: — Вот! Сам погляди, батюшка, на управу твою! Лесу не дают! Погорельцам — лесу не дают! Мы люди смирные, подать платим, супротив тебя не шли и не пойдём… А только этот вот, — палка ткнула в тиуна, — велит нам ставиться не по-нашему! Рядами велит, как горох на грядке! А у меня тут, — палка развернулась и упёрлась в один из начатков, — прадедово печище! Тут пращур мой сидел, тут отец жил, тут и я лягу! И Гришка вон на своём ставится, и Митрохины на своём! Испокон так! Скажи ему, батюшка, — пущай лесу даёт да не мудрит!

    — Как звать тебя, отец?

    — Мокеем кличут.

    — Ладно, Мокей. — Я оглядел толпу — она подтянулась вся и дышала мне в лицо ожиданием. — Спорить с тобой не буду. Печище прадедово — свято, тут ты прав… Одно спрошу, при людях. Пожар-то помнишь? Не старый, а этот, весенний.

    Мокей потемнел.

    — Как не помнить. Всё моё там сгорело.

    — А расскажи, как горело. С вашего конца. Долго?

    Он поглядел на меня с подозрением, но вопрос был честный, при народе, и ответил он честно:

    — Чего там долго… Единым духом взялось. От Гришкиной клети занялось — и пошло по клетям, поверху, по сенцам… Тесно ж у нас. Оно ж всё смыкается, двор ко двору…

    Он договорил и сам услышал, что сказал. Замолчал, и толпа за ним примолкла тоже.

    — Тесно, — повторил я. — Смыкается. Единым духом… Вот про то и весь спор, Мокей. — Я подошёл к штабелю, выдернул из него жердину и пошёл по пустырю. — Тиун твой не мудрит. Тиун мою волю ждал, а воля вот она, глядите все… Улица пойдёт так. — Жердина прочертила по золе длинную борозду. — Широкая, чтобы двум возам разъехаться. Не для красы так делается. Если пожар случится — к нему с бочкой подъехать надо, а не через три забора сигать. Дворы — вдоль неё, и меж дворами разрыв в три сажени. Тоже не для красы, а потому что через три сажени огонь поверху не перескочит. Сосед сгорит — ты останешься. Тут, — я крестом отметил перекрёсток, — колодец. И через два двора на третий — ещё. Чтоб вода была под рукой, а не в реке за версту… Вот и вся моя грамота, Мокей. Я вам не горох на грядке рисую. Я вам рисую посад, который не сгорит, если полыхнёт одна изба.

    Тишина стояла — только жердина шуршала по золе.

    — А печище… — Мокей смотрел на борозду, и палка его вяло тыкалась в землю. — Печище-то как же? Прадедово?..

    — А вот как. Улицу я кладу по земле, а не по дворам — гляди, твоё печище аккурат в линию попадает, двор твой тут и встанет, только вдоль, а не углом. У кого печище в разрыв угодит — подвинется на две сажени, земля вся тут, никто её не отымает. Деды твои, Мокей, не дурней нас были, но тут дома испокон строились как бог на душу положит. А коли всё сгорело, то зачем повторять?

    Мокей жевал губами. Толпа молчала и глядела — кто на борозду, кто на него.

    — И для скорых добавлю. — Я поднял голос. — Кто по этой черте ставится — тому лес со склада без счёта и вильцы в помощь, артелью, за счёт стройки: седмица — и сруб под кровлей. Кто поперёк черты — тот сам себе артель, потому что ваши хотелки повторять у нас никакого серебра не хватит. Всё. Думайте.

    — Дык чего думать-то… — Из толпы вылез давешний молодой, чубатый Гришка. — Мне б под кровлю до холодов, а на каком боку сруб стоит — мне без разницы!.. Пиши меня, тиун, по черте!

    — И Митрохиных пиши! — заорали сзади. — И нас!.. А колодезь когда⁈ Колодезь-то первым делом!..

    И толпу прорвало, но уже по делу. Орали про лес, про очередь, про то, чей двор первей, тиун тонул в народе со своей берестой, и вильцы у штабелей поднимались с брёвен. А Мокей всё стоял над бороздой. Потом крякнул, провёл палкой вдоль моей черты — проверил, ровно ли, — и повернулся к своим:

    — А ну, тихо!!! Раскудахтались!.. — И толпа заткнулась. — Перво-наперво — колодези, воевода верно указал! Гришка! Бери своих, за лопаты!.. А ты, мил человек, — это тиуну, совсем другим голосом, — ты дай-кося сюды свою бересту. Будем глядеть, кому где становиться. По черте.

    Мы с Судимиром пошли прочь, и Судимир сиял, как надраенный котёл.

    — Ох, батюшка… Я ж его третий день!.. А ты его собственным пожаром, да при всех…

    — Не пожаром, Микулич. Уважил, выслушал, посчитал. Мужика ломать нельзя — упрётся. Мужику считать надо… Ну, где там твоя уха? Заслужили, кажется.

    Уху ели тут же, на посаде, за длинным артельным столом. Я за ухой рассказал Судимиру про сход реки, что соберётся в Устье к межени. Судимир ел, кивал, ужасался и на глазах составлял в голове списки: кого встречать, где селить, чем кормить. А после ухи мы с Путятой поднялись и пошли к братчине.

  

  
    Глава 15

    Гордята вскипел, не дав мне сесть.

    — Явился!.. — Голос его скрипел, как несмазанная дверь, и дверь эту нынче рвало с петель. — Нет, вы поглядите на него! Ты что ж творишь-то, воевода, а⁈ Казну — черни! Сундук серебра — на площадь, толпе, не спросясь, не сказавшись, через нашу голову! Да в этом городе всякая гривна через эту горницу ходила! Всегда! А он — сундуками, при народе, как… как скоморох на торгу!

    — Гордята, охолонь. — Я прошёл к лавке и сел на своё место, против сонного. — И посчитай, раз уж заговорили. Кому я то серебро отдал? Черни? Нет. Я его отдал в посад и в порт. Посад отстроится — с него тебе подать. Порт встал — через него твой же товар пойдёт. Я твой город тебе же отстроил, на чужое серебро, — а ты кричишь, будто я у тебя его из скрыни взял… Через год эта чернь тебе мой сундук вдвое вернёт торгом. И спасибо ведь не скажешь. Я тебя уже знаю.

    — Спаси-ибо!.. — Гордята аж привстал. — Он ещё и спасиба ждёт! Да не в серебре дело, пойми ты, голова дубовая… не про то я!.. Порядок в дело! Всю жизнь всякое даяние городу — через братчину шло! Народ должен знать, от кого кормится!

    — Вот и узнал.

    Гордята поперхнулся. Румяный поспешил влезть в щель:

    — Ты, гость дорогой, старика пойми, не серчай… Оно ж с непривычки. У нас ведь как заведено: всякое дело — чинно, через горницу, миром… А ты — раз, и на площади. Народ-то тебя теперь как… кхм… — он замялся, подбирая, — уж больно любит.

    — Тем и хорош. — Я налил себе мёду из братины, не дожидаясь. — Любимому воеводе город помогает весело. Нелюбимому — со слезой и недоимкой. Тебе какой народ милей, боярин, — весёлый или который со слезой?

    Румяный крякнул и заулыбался уже честно — против воли.

    — Погодите, — тихо сказал сонный, не поворачивая головы, и перепалка кончилась.

    Веки его поднялись. Глаза под ними стояли ясные, старые — и глядели на меня с любопытством, как глядят на зверя, которого думали купить щенком, а он за месяц перерос конуру.

    — Будет вам серебро считать, — сказал сонный. — Отдал и отдал, его серебро… Мне тоже не по нраву, но и не сделаешь уже ничего. Он ведь не про серебро пришёл. Так, Кормчий? Ну. Говори, с чем пожаловал.

    — Скажу. — Я поставил кружку. — Через пол месяца в Устье соберётся сход. Вся река. Города, погосты, торговые концы — все, кто на воде вес имеет. Рядить общий ряд будем: мыты, пути, разбой, меры да весы. Чтоб купец от верховий до низовий шёл по одному уговору, а не гадал у каждого плёса, кто там сидит и почём пустит… Верх я оповестил сам, покуда ходил, — верх нынче замирён весь, к слову, торгуйте вольно. А вниз по Молгве до глотки народ предупредить — ваша работа. Кого звать — сами знаете лучше меня, вы с ними торгуете.

    Вот теперь тишина легла другая. Гордята сперва просто хлопал глазами — а потом до него дошло, и его подбросило:

    — Он нам… Нет, вы слыхали⁈ Он нам ещё и указывает! В нашей горнице! Гонцов ему снаряжай, грамоты пиши!.. Да ты кто таков, чтоб братчине уроки давать⁈ Мы тебе не писцы твои, не…

    — Дурень ты, Гордята, — сказал сонный.

    Сказал без злости, устало. Похоже, что не впервые. И Гордята заглох.

    — Ты не ори, а прикинь в голове выгоду. — Сонный поднял руку и стал загибать пальцы. — Сход — у нас будет. Стало быть, вся река — к нам пойдет. Всякий уговор на реке будет нашей грамотой писан и нашей печатью давлен. Кто реку созвал — к тому она и съехалась, а созвала её — братчина, коли гонцы наши… — Пальцы сжались в кулак. — Он тебе, дурню, стол головной на всю реку в руки суёт. А ты орёшь, что тебе тяжело нести.

    Гордята сидел с открытым ртом. До старика потихоньку доходило.

    И тут заговорил молчун.

    — А скажи, воевода…

    Голос у него был тихий и какой-то пустой. Румяный поперхнулся мёдом, а Гордятина шея хрустнула, так резко он повернул голову. За всё время, что я знал этих людей, человек у свечи сказал одну-единственную фразу. Про Глеба спросил тогда — что с князем будет.

    Теперь он говорил второй раз в жизни.

    — Сход — дело доброе, кто спорит… Только сочтём и другое, раз пошёл счёт. За короткое время пол реки уже под твоей рукой. Крутец со всей Глебовой землёй. Верх весь, слышим, замирён — до последнего плёса. Устье наше — грамотой да уговором, а всё ж под рукой… — Он повернул голову. Щека ушла в тень, глаз вышел на свет. — И вот ты зовёшь всю реку за один стол. Да только из-за такого стола испокон века выходит один хозяин. Кто зовёт — тот во главе и сидит… Нынче сход, старики. А к жатве — не княжение ли?

    В горнице стало слышно, как сопит Путята.

    Он не обвинял — в том и штука. Молчун просто рассуждал, очень умело выворачивая, поэтому каждое его слово казалось правдой, к которой не придерёшься. Я это на ус намотал и запомнил.

    — Может, и княжение, — сказал я, глядя в тот глаз, что был на свету. — Тебя это пугает? Напрасно… Я вам не новую голову ставлю — я этот стол делаю головным на всей реке. Из-под ножей я вас вытаскивал не затем, чтоб забрать ваш город. А затем, чтоб через него потекло серебро со всех плёсов.

    — Ну, и зачем ты решил наше серебро считать? — молчун чуть улыбнулся.— Затем, что вы мне будете строить лодьи, давать припас и помогать всей реке. Я не бессеребренник. Потому мне богатое Устье выгоднее, чем сгоревшее.Я внимательно осмотрел стариков.

    — Кто зовёт — тот во главе сидит, твоя правда. Только сидит он в вашем доме. Сход будет здесь… А коли Устью речная корона не по размеру — скажите сейчас, при всех. Скажете — соберу реку в Крутце. Она и в Крутец съедется, ей без разницы. Только тогда и мыт мимо вас пойдёт.Молчун глядел на меня. Я — на него. Свеча трещала.

    — Быть сходу, — сказал сонный.

    Как гирю на весы положил: решено, кончен торг. Румяный шумно выдохнул и расцвёл, Гордята засопел уже по-хозяйски — постои, надо думать, считал, корма да что почём с приезжих. Путята у двери усмехнулся в бороду.

    А молчун отвернулся к свече. И молчал до конца.

    Только с порога я оглянулся и перехватил его задумчивый взгляд.

    * * *От братчины я отпустил своих домой.

    — Идите к Третьяку, — сказал я Бесу с Рыжим на тёмной улице. — Я пройдусь. Подумать надо.

    Бес поглядел на меня, на пустую улицу, опять на меня — телохранитель в нём поборолся с понятливым человеком, и понятливый победил. Ушли.

    А я пошёл по Устью, куда ноги несли, и думал про пушки.

    Задача стояла простая и погано нерешаемая. В Хлынове Микула и мужики делают мне пушки, а ставить их некуда. «Разящий» взял две. Может и больше, но тогда их придётся ставить уже на борта, а это значит что одновременно могут работать только три орудия. Учитывая количество пушек — это непозволительная роскошь.

    Второго учана у нас нет и брать его пока неоткуда. Лодьи?.. Я перебирал в голове трофейный флот, борт за бортом. Глебова ходкая — узкая, верткая, отдача её положит на бок с первого выстрела. Вепрева большая — широка, да беспалубна: некуда ставить, а городить помост — задирать вес наверх, перевернёт на развороте… Струги, ушкуи — про них и думать смешно.

    Устье жило свою суетливую жизнь. Стучали топоры на посаде, скрипели подводы с лесом, от рядов тянуло свежим хлебом. Народ меня узнавал. Мужики ломали шапки и уступали дорогу шире, чем надо. Бабы кланялись и подбирали детей ближе к подолу. Один дед у весовой избы застыл с поклоном так глубоко, что я успел пройти, а он всё стоял.

    Боятся и слишком уважают. Вроде и правильно это, а всё ж таки идёшь по городу, который сам спас, — как по чужой палубе.

    — Дяденька воевода… А правда, что ты гром в мешке носишь?

    Я оглянулся.

    Их было трое и прятались они за бочками у мыльни, откуда удобно смотреть и удобно удирать. Двое сразу присели, а третий остался стоять. Лет восьми мальчишка, белобрысый, уши торчком, на скуле ссадина, взгляд прямой. Из тех, кого вперёд посылают на спор.

    — Врут, — сказал я. — Не в мешке. В бочонках.

    Белобрысый обмер.

    — А… а покажешь?

    — Нельзя. Гром — он спит днём. Разбудишь — весь город заикаться будет.

    За бочками зашуршало и прыснуло. Белобрысый поглядел на меня с недоверием, потом с восторгом.

    — А я говорил! — заорал он своим. — Я ж говорил — он не кусается!.. Дяденька, а правда, что ты сома съел? Который с колокольню?

    — Не всего. Половину. Вторую Бес доел — знаешь Беса? Вот. У него и спроси.

    И всё. Пропал я.

    Их стало пятеро, потом восемь, потом я сбился со счёта. Они выкатывались из проулков, как горох из мешка. Шли за мной, и рядом, и впереди спиной вперёд, и каждый орал своё: а гром — он живой?, а «Навь» — она сама плывёт, без вёсел, мамка сказывала?, а вильцы — они с хвостами?, а покажи саблю!, дурак, это не сабля, это топор, сам ты дурак!.. Взрослые по сторонам столбенели. Баба с коромыслом встала посреди улицы, как вкопанная, и вода у неё лилась через край вёдер. Двое плотников на срубе бросили тесать и глядели сверху, разинув рты, потому что страшный воевода, гроза реки, шёл по городу, облепленный детворой, как медведь пчёлами.

    Пусть глядят. Дети — они чуют нутро. Их не обманешь ни грамотой, ни славой. Собаки и дети — лучшая разведка на свете.

    — … а вот и не знаешь, где у нас раки с кулак! — Белобрысый — прозвали его, как выяснилось, Жучок, и это многое объясняло — уже распоряжался экскурсией. — А мы знаем! Показать? Тока это на отмели, за старыми мостками, там наша заводь! Айда, дяденька воевода! Там у нас и флот!

    — Флот? — сказал я. — Ну, раз флот — веди. Флоты — это по моей части.

    И меня повели.

    Заводь у них была справная — за гнилыми мостками, ниже города, где берег выполаживался в песок. Тут ими было обжито всё. Кострище организовано, шалаш из старого паруса, вешала с пескариными снизками. А у самой воды стоял флот. Плотик из четырёх брёвен. Долблёнка-однодеревка, латаная чем попало. Ещё долблёнка, поменьше, с обломанным носом. И — я даже шаг придержал и всмотрелся — катамаран.

    Две долблёнки стояли борт о борт, в локте друг от друга, и поперёк, через оба борта, были прикручены лозой две жерди. На жердях — щелястый настил. Вязка корявая, детская, лоза кое-где уже пополам, — но это был именно катамаран. Два корпуса под одной палубой.

    — Это Санькино! — Жучок проследил мой взгляд и заторопился отдать должное. — Санька вязал, с братом! Во, он сам!.. Санька, иди сюда, не боись! Дяденька воевода флот глядит!

    Санька оказался постарше прочих — лет двенадцати, крепенький, руки в ссадинах, глаза из-под чёлки волчонком. Этот вперёд не лез и восторгов не орал. Хозяин.

    — Сам вязал? — спросил я.

    — Ну. — Он шмыгнул носом. — С Гринькой.

    — А почему две связал? Одной мало?

    — Дык одна вертучая. — Санька поглядел на меня как на непонятливого. — С одной какая ловля: привстанешь острогу кинуть — она из-под тебя и уйдёт, наплаваешься… А с двух вязаных — хоть пляши. Мы с Гринькой вдвох встаём, с острогами, и хоть бы што. Она не шатается вовсе.

    Не шатается. Вовсе. Никак.

    — Погоди-ка, — сказал я.

    И ступил с песка на настил.

    Он скрипнул под сапогом. Я перенёс вес до конца. Потом качнулся вбок, нарочно, всем телом, — так, что однодеревку давно бы уже перевернуло к лешему.

    Пара стояла.

    Она даже не шелохнулась толком — повела бортами на палец и встала, как мостки. Два корпуса держали друг друга, и ширина меж ними работала лучше всякого балласта. Я стоял на связанных лозой долблёнках — а под подошвами у меня была палуба. Твёрдая орудийная палуба, которой не хватало моим пушкам.

    Вот тогда до меня и дошло, что не лодья мне нужна.

    Два корпуса. Мост между ними. И ставь на тот мост что хочешь — хоть пушку, хоть две, хоть кузню с наковальней: отдача уйдёт в разнос бортов. Перевернуть такую посудину — всё равно что перевернуть ворота. А развернуть на месте… правый борт гребёт, левый табанит…

    — Дяденька воевода? — осторожно спросил Жучок. — Ты чего?

    Я стоял на Санькиной паре и, кажется, улыбался во всю пасть.

    — Добрая вязка, Санька, — сказал я. — Самая добрая на всей реке. Ты даже сам не знаешь, до чего добрая… — Я сошёл на песок. — Так. Ватага! Раков ваших я поглядел, флот принял. Теперь мой черёд. На «Нави» кто из вас бывал?

    Стало очень тихо. Даже вода у отмели, по-моему, притихла.

    — Ы… — сказал Жучок.

    — Понятно. Значит, так. — Я повернулся к ивняку за мостками и набрал воздуху: — БЕ-Е-ЕС!!!

    Над отмелью шарахнулись голуби. Ивняк постоял тихо, потом вздохнул, зашуршал — и выпустил Беса. Шёл он с недоеденным пирогом и со всем достоинством, какое можно сохранить, когда тебя выудили из кустов, как кота из погреба.

    — Я тебя, помнится, домой отправлял, — сказал я.

    — А я домой и шёл. — Бес откусил от пирога. — Кругами… Ты ж один пошёл думать. А ну как тебя думы одолеют? Кто отбивать будет?

    Детвора глядела на него во все глаза. Из кустов, средь бела дня, вышел тот самый Бес, который полсома доел.

    — Ладно, отбивальщик. — Спорить с ним было и лень, и не за что: службу нёс. — Гляди какое у нас пополнение. Ватага речная, полтора десятка душ, при своём флоте. Просятся на «Навь». Дуй за Гнусом, Клещу скажи — пусть готовит. Прокатим.

    Что тут началось — того я описывать не возьмусь. Скажу одно: так не орали, по-моему, даже когда я сундук на площади открыл.

    * * *К «Нави» ватагу вели строем.

    Строй, положим, был так себе — он визжал, толкался и наступал сам себе на пятки, — но Бес шёл впереди с таким лицом, будто ведёт полк на смотр, и требовал держать шаг. У сходней орава встала намертво.

    — Это чего… — Жучок задрал голову на мачты и забыл закрыть рот. — Это нам… туда?..

    — Туда, туда. — Гнус уже стоял наверху, у борта, и цвёл, как майский куст. Его я мог бы и не искать — он слышал такие дела за версту. — Заходи по одному, не толпись!.. Ноги вытирай! Тьфу, то есть не вытирай, босые ж… Ну заходи как есть!

    Взошли. Сбились кучей у мачты, трогать ничего не смели — стояли и крутили головами, как галчата в гнезде: канаты, блоки, свернутые паруса, бочонки под рогожей у носа…

    — Так, ватага. — Я вышел перед ними, и визг кончился сам. — Слушай сюда. Кататься возят мешки с репой. Вы — не мешки. Пойдёте командой, каждый при деле. Кто урок исполнит — тот, стало быть, на «Нави» ходил. Кто под ногами будет путаться — тот на «Нави» валялся. Разница ясна?

    — Ясна-а!.. — грянуло вразнобой.

    — Тогда разбор. Ты, ты и ты, кто покрепче, — к Бесу, на переднюю верёвку. Зовётся кливер-шкот, тянуть и травить по слову, самим не трогать. Вы двое — при Клеще, к швертам: глядеть, что он делает, подсоблять, куда покажет. Остальные — к Гнусу, палубная команда: что скажет, то и делать бегом… Жучок!

    — Я!!! — Жучок вытянулся так, что аж привстал.

    — На нос. Вперёдсмотрящим. Урок такой: глядеть вперёд и орать всё, что видишь на воде. Топляк, лодка, мель — орать сразу и громко. Сможешь громко?

    По роже его было видно, что спрашивать Жучка, может ли он громко, — это как спрашивать реку, мокрая ли она.

    — Санька.

    Санька вздрогнул.

    — Со мной. На корму, к потеси. — Я поглядел, как у него медленно, до ушей, доходит. — Руки у тебя правильные, вязку твою я видал. Поглядим, каков ты у правила.

    Вот теперь он дошёл. Побелел, сглотнул — и пошёл за мной на корму такой походкой, будто ступал по церкви.

    — Отдать концы! — Клещ на вымоле сбросил петли со столбов, взбежал по сходням, и сходни втянули. — Готово, Кормчий!

    — Передний ставить!

    Бес со своей троицей навалился, передний треугольник пополз по штагу вверх, забрал ветер — и «Навь» повела носом от вымола сама, без единого весла. По ораве прошёл общий судорожный вздох.

    — Быка!.. Косой!

    Захлопало, выбралось, встало. Ветер лёг во все три полотнища, палуба чуть накренилась — детвора вцепилась кто во что, — и «Навь» пошла. Против течения, наискось к ветру, набирая ход с каждым вздохом, и вода зажурчала вдоль бортов.

    А ветер-то дул с низовий. Нам в скулу, почти в лоб.

    Я оглянулся на город. Так и есть: берег останавливался. Плотники на посадских срубах бросили топоры. У вымолов копился народ. Корабль шёл против ветра без вёсел — на глазах у всего Устья, которое такое видало один раз, издали и в дыму.

    — Дяденька воевода… — Санька стоял рядом с потесью и смотрел на паруса не отрываясь. — А… как? Ветер же ж навстречь. Так же ж не бывает. Никто так не ходит.

    — Никто, — согласился я. — А мы ходим. Гляди сюда. — Я кивнул на грот. — Парус ветру не стенка. Парус ему — крыло. Ветер по нему течёт, как вода по лопасти, и тянет вбок. А шверт, — я кивнул на борт, где Клещ со своими подручными держал снасть, — вбок съезжать не даёт. Вот меж двух этих сил лодья и выжимается вперёд, наискосок. Как семечко из пальцев. Понял?

    Санька помолчал, шевеля губами. Видно было, как оно у него укладывается.

    — Наискосок… — сказал он. — А прямо супротив, стало быть, никак? Только змейкой?

    — Только змейкой. Она галсом зовётся… И сейчас как раз будет поворот. Держись. — Я возвысил голос: — К повороту стоять!!! Шкоты — товьсь! Клещ — правый шверт!

    — Товьсь!!! — заорали враз Бес, Гнус, Клещ — и следом, восторженным эхом, вся палубная команда.

    — Поворот!!!

    Я налёг на потесь. «Навь» покатилась носом через ветер — кливер захлопал, обвис, палуба пошла из крена в крен. Бесова троица с воплем перекинула шкот, полотнище щёлкнуло и забрало с другого борта, Клещ переставил шверты, — и лодья легла на новый галс, и пошла, пошла, родимая, уже другой скулой к ветру. На всё про всё — десяток вздохов.

    Орава орала так, что с берега, наверно, думали — тонем.

    — ТОПЛЯ-А-АК!!! — грянуло с носа страшным голосом. — СЛЕВА ТОПЛЯК, ДЯДЕНЬКА ВОЕВОДА-А-А!!! ЗДОРОВУ-УЩИЙ!!!

    Топляк я слышал давно — он лежал в стороне, не на курсе, смирный, как бревно на печи. Но служба есть служба.

    — Вижу! — крикнул я. — Добро, вперёдсмотрящий! Так и служи!

    Жучок на носу раздулся от счастья до полной шарообразности.

    А я стоял у потеси, вёл «Навь» галсами вверх по плёсу и слушал её — ладонью через правило. Чуял как лодья валится на повороте. Как виснет на швертах, кабы не они — сползла б под ветер боком. Как всё её узкое ладное тело держится на воде хитростью, натягом, вечным усилием — паруса против шверта, шверт против течения, я против потеси…

    А Санькина пара у отмели стояла. Два корпуса, Кормчий. Два корпуса и мост.

    — Санька. — Я подвинулся. — Становись. Держи, как я держал. Почуешь — она сама скажет, куда ей надо. Ты только не поддавайся.

    Белый, торжественный Санька взялся за потесь и «Навь» чуть рыскнула, пробуя его, но он удержал.

    Хозяйская косточка. Лет через десять забирать парня надо.

    * * *Ошвартовались как накатались и всё это время город простоял на берегу.

    Сходили мои матросы на вымол уже командой. Жучок нёс себя как хоругвь, Санька шёл последним и всё оглядывался на потесь. У сходней их ждала толпа: мамки, тётки, зеваки в три ряда.

    — Та-ак… — Я оглядел строй. — Команда урок исполнила. А после урока что положено?

    — Подзатыльник, — со знанием дела сказал кто-то из палубных.

    — После худого урока. А после доброго — корм. Гнус! Веди в корчму, какая получше. Столуемся.

    Корчма стояла у торга. Она была просторная, под новой кровлей, и хозяин её, завидев, КТО валит в дверь, сперва обмер, потом просиял, потом обмер обратно, потому что следом за мной втекало полтора десятка босой мелюзги, а за ней Бес с Гнусом.

    — Сдвигай столы, хозяин, — сказал я. — Сбитня на всех, горячего. Пирогов — какие есть, и чтоб с рыбой были, горячего неси, что есть. Мёду не надо, команде не по чину. И себе налей, за счёт казны. У тебя нынче торговый день, каких не бывало.

    Расселись и заняли пол-корчмы. Мужики по углам глядели во все глаза.

    Гвалт стоял отменный. Обсуждали поворот — «а как оно ка-ак хлопнет!», — топляк, который с каждым пересказом рос и уже показывал из воды зубы. Санькино стояние у потеси, отчего сам Санька молчал и светился. Гнус завладел дальним концом стола и травил про сомов — судя по тому, как мелюзга там перестала жевать, сомы у него уже глотали лодки целиком.

    — Дяденька воевода. — Жучок отвалился от кружки и вытер губы во всю ширь рукава. — А вот скажи. Вот у тебя гром. А на кого ты его наставишь теперь? Глеба-то уже… тово.

    — Есть на кого, — сказал я. — Ниже по реке всякого добра хватает.

    — А гром у тебя на «Разящем» стоит, да? Мы видали — горбы под рогожей! Два горба! — Жучок для верности показал два пальца. — А на «Нави» пошто нет?

    — «Навь» его не снесёт. Она лёгкая, вертучая. Гром — он тяжёлый, да ещё и толкается, когда говорит. Её с него на бок повалит.

    — А-а… — Жучок покивал с полным пониманием. — Как Гринька с однодеревки. Он с неё острогу кинул, а она его — буль!

    Стол заржал. Гринька, конопатый, покраснел:

    — Дык она вертучая была!.. Мы после с Санькой пару и связали! С пары кидай — хоть обеими руками! Она ж не шатается!.. — И, осмелев от сбитня, выдал главное: — Дяденька воевода, а ты б себе тоже пару связал! Как наша, тока большую! Из двух лодей! И ставь свой гром скока влезет — она ж не перевернётся, ей неможно!

    За столом стало тихо. Мелюзга ждала, что воевода засмеётся.

    А воевода сидел со сбитнем в руке и не смеялся.

    Санька — вот кто не выдержал первым. Он вскинул глаза, поглядел на меня поверх кружки и сказал негромко:

    — А ведь ты об том ещё у нас на заводи думал. Я видал. Ты на пару ступил, покачал её — и стоишь, и щеришься… Я ещё подумал: чего это он щерится на нашу лоханку.

    Умный, зараза. Точно заберу.

    — Думал, — сказал я. — И додумал. Спасибо вашей заводи… Так что запоминайте этот день, ватага. Нынче вы не просто на «Нави» ходили. Нынче вы… — я поглядел на их рожи, перемазанные сбитнем, — впрочем, после узнаете, чего нынче. Как по реке пойдёт — вспомните.

    — Чего пойдёт⁈ — взвыл Жучок. — Дяденька воевода, ну чего пойдё-от⁈

    — Гром узнаешь. — Я допил и встал. — Он у меня громкий… Всё, команда. По домам, пока мамки за вами с хворостиной не пришли. Хозяин! Вот за постой. — Я положил серебро, от которого у хозяина остановилось лицо. — И вот ещё что. Ватага эта будет к тебе забегать. Сбитень им — за мой счёт, покуда серебро не выйдет. А выйдет — скажешь Радко в рядах, он добавит.

    Что мне орали вслед — того я пересказывать не стану, а то возгоржусь.

    Домой, к Третьякову двору, я шёл уже в сумерках, и в голове у меня — впервые за много дней — было просторно. Задача, что с утра стояла поперёк, легла в чертёж. Два корпуса. Мост меж ними. Мачта на мост, пушки на нос и корму, гребцы по внешним бортам… Оставалось воплотить — а для этого предстоял разговор, который простым не будет.

    Щукаря я нашёл во дворе — он сидел на чурбаке у поленницы, строгал что-то. Поднял голову. Поглядел на меня.

    И лицо у него сделалось несчастным.

    — Так, — сказал Щукарь.

    — Щукарь. Я знаю, что мы сделаем с пушками и кораблём.

    — Не-е… — Он отложил ножик и заозирался, ища свидетелей. — Не-не-не. Мужики!.. Вы гляньте на рожу его! Я ж как чуял, ещё с утра ёкнуло!.. Он же опять удумал! Опять, всё — пропали!.. — Он обречённо вздохнул и вперился в меня из-под бровей: — Ну. Сказывай, ирод. Чего вязать будем?

    — Две лодьи, Щукарь. В одну.

    Щукарь открыл рот. Закрыл. Поглядел на поленницу, будто прикидывая, чем сподручнее меня приложить.

    И сказал только одно:

    — Ох, грехи мои-и…

    * * *Привет, дорогие)

    Вот и наступил момент, когда главы пойдут через день, но вы не унывайте. Впереди интересный враг и новые задачи для Ярика.

  

  
    Глава 16

    Воевода Зеленой Глотки

    Первую грамотку Гриня к этому утру знал наизусть.

    Узкий лоскут тонкой кожи, писанный блошиным письмом, лежал у него за пазухой который день. И уже который раз он вынимал её и перечитывал, хотя перечитывать было уже нечего. Писал верховой князь Изяслав, сам, своей рукой, потому что у ихнего брата тайных дел писцам не доверяют.

    Писал князь сдержанно, а сквозь сдержанность пёрло. Завёлся-де на реке пришлый, безродный, у Устья побил Глеба со всей силой — а Глебову силу Гриня знал, силу ту голыми руками было не взять. Возит-де тот пришлый гром в бочонках. Бьёт с воды за два перестрела, лодью рвёт в щепу одним ударом, ни стрела его не достаёт, ни весло не догоняет. Верх реки под ним весь, до последнего плёса. И под конец — предложение от него: сговоримся, соседи. Вы снизу — я сверху. Порознь он нас по одному приберёт.

    Гриня письму верил и не верил. Верил, потому что Изяслав — пёс старый, гордый. Чтоб такой первым руку тянуть стал, его сперва надо было мордой в грязь, да ещё и подержать. Стало быть, подержали. А не верил… грому не верил. За свою жизнь Гриня навидался всякого — и огненных стрел у ордынцев, и пороков, что кладут камень в ворота с трёхсот шагов, — но чтоб с лодьи, с воды, за два перестрела, одним ударом? Врёт князь. Со страху втрое врёт. Ополовинить, потом ещё раз ополовинить — тогда, может, и правда останется.

    Так он думал, пока не прилетела вторая птица.

    Прибежал сам голубиный дед, с птицей за пазухой, и по тому, как он бежал через двор, Гриня всё понял раньше слов. Прилетела птица из вестовых, зря их не гоняют.

    — Устьинская, батюшка! — Дед вытянул голубя, огладил. — Из тех, что о позапрошлом годе туда свезли. Пришла — крыло сбито, ястреб, видать, рвал… а донесла, умница, донесла!..

    Трубочка на лапке была цела, воск не тронут. Гриня срезал печатку ножом, вытянул бересту, развернул на колене.

    Писано было мало. Тот человек лишнего не писал никогда.

    «Объявился на реке пришлый, родом не ведом. Кормчим кличут. Оружие при нём небывалое: с лодей бьёт огнём и громом, за два перестрела, лодью крушит в щепы с одного удара. Тем Глебов флот и войско кончил под Устьем. Верх реки весь под ним, Изяслав заперт на волоке. Он совет реки собирает, всех под свою руку. После пойдёт вниз. Глотку сулился снести. Град себе ставит, Хлынов кличет, где — таит».

    Гриня прочёл. Прочёл ещё раз.

    Потом вынул из-за пазухи Изяславов лоскут и положил оба рядом, на столешницу, у окна.

    Вот так оно и делается, подумал он. По одной грамотке — врут. Изяслав врёт со страху, устьинский — тот вообще птица тёмная. Долго молчал, к чему заговорил — поди знай. А вот когда двое врут порознь, друг про друга не ведая, и враньё сходится слово в слово — гром, замирённый верх, одна рука над рекой, — тогда, старый, это уже не враньё.

    Он посидел, глядя на два клочка.

    Сход, значит вся река за одним столом — такого на его памяти не бывало. Реку делили по плёсам, и в том была вся здешняя жизнь. А тут — под одну руку, добром, сходом… Больно быстро.

    И город. Хлынов. В протоках, а где — не ведает никто.

    Вот это было хуже всего. Гром — оружие, оружие можно посчитать, встретить, отнять наконец. А город — это корень. Пришлый не гулять вышел, не пограбить, как ходят ватаги. Он тут врастал. Своя земля уже крепость, свои люди, а теперь и своя река от верховий до Устья. Быстро он поднялся, как вода на половодье.

    И половодье это теперь шло сюда.

    — Батюшка… — Голубиный дед всё топтался у двери со своей раненой птицей. — Отписывать чего будем?

    — Погоди отписывать. — Гриня свернул оба клочка и убрал за пазуху. Поднялся, расправил спину — спина отозвалась всеми походами разом. — Птицу выходи. Она своё сделала… Ты вот что. Беги на княжий двор. Скажи — Гриня велел: пусть шлют за князьями. За всеми.

    Дед моргнул.

    — За все… за всеми тремя, батюшка? И за молодым?

    — За всеми, — сказал Гриня. — Отгостились по вотчинам. Пора и делом заняться.

    * * *

    Съехались на второй день, к вечеру.

    Первым прибыл Борис — сосед ближний, самый богатый из трёх и самый на расходы скупой. Прибыл, по своему обычаю, с обозом, с ключником и с таким лицом, будто его уже обобрали. Молодой Василько прискакал верхами, с одной охраной, — этому не терпелось. А хозяин, князь Давыд, гостей встречал на своём дворе, и Гриня стоял за его плечом, где стоял всегда.

    Грамотки читали при свечах, за закрытой дверью, без писцов и без челяди. Читали по кругу, из рук в руки. Изяславову — с ухмылками. Устьинскую — уже без.

    А потом началось то, что Гриня знал наперёд, слово в слово, потому что сиживал на таких советах не один десяток раз.

    — Да брехня это всё! — Борис бросил лоскут на стол первым. — Изяславу верить — себя не жалеть. Битый пёс, вот и скулит, и нас в свою драку тянет! Гром у него… Сказки! А мы теперь — что? Казну трясти? Рать поднимать? На сказки⁈

    — Одна сказка — сказка, — сказал Давыд. — Две сказки в одно слово — уже не сказка. Ты вторую грамотку читал?

    — Читал! А кто её писал — ты ведаешь? Верный человек… Кому верный? Може, его на дыбе писать заставили. Може, нарочно нам подкинули — чтоб мы казну по ветру пустили да рать по болотам гоняли, а тем часом…

    — А тем часом — что? — не выдержал Василько. Молодой сидел как на углях, и с каждым словом Бориса его поднимало. — Кто нам подкинул, дядя? Кому надо-то? Ты пойми, что писано: Глеба, со всей силой, — нет! Я Глебову дружину видал о прошлом годе — там одних оружных сотни две и лодей изрядно! Куда всё делось за одну весну⁈ А Изяслав? Изяслав, гордец, какого свет не видывал, — нам письма пишет, руку тянет! Его-то кто на дыбе заставлял⁈

    — Вот и пусть тянет! — Борис пристукнул ладонью. — Пусть они там наверху друг дружку едят хоть до морковкина заговенья! Нам-то что⁈ Где верх — и где мы! Пока этот… Кормчий ихний… докатится сюда — год пройдёт, два! Може, его свои же и прирежут, ватажники завсегда своих режут! А мы — казну на ветер?..

    — «После совета пойдёт вниз. Глотку сулился снести», — сказал Давыд.

    Сказал негромко, не поднимая глаз от стола, — и Борис осёкся.

    — Вот так, Борис. Не год и не два — через месяц. И не куда-нибудь — на Глотку… — Давыд поднял глаза. — А Глотка — это что? Это мыт наш. Всё, что с Молгвы на Волгу идёт, и всё, что с Волги вверх, — всё через нас, тем и живы. Снесёт он Глотку — и чем кормиться станешь? Товар свой кому возить будешь, когда у тебя над головой чужой гром встанет?.. За Глоткой-то у нас, князья, — что? Плёсы да городки наши. Голые. Другой стены у нас нет.

    Стало тихо. Борис сопел, глядя в стол, и считал. Это Гриня видел по лицу, потому что у Бориса всякая беда сперва проходила через мошну и только там становилась бедой.

    — Хану отписать, — сказал он наконец. Уже без крика, другим голосом. — Выход платим исправно. Пусть и заступа будет.

    — И заступятся, — кивнул Давыд. — Придут, заступятся… и останутся. Орда даром сабель не вынимает, ты Орду знаешь. Поглядят, как мы втроём свою реку удержать не можем, — и спросят: а на что тут вообще князья? Выход мы платим, чтоб они сюда НЕ глядели. Вот пусть и не глядят.

    — Тогда стрелочного звать, — сказал Василько.

    Молодой выпалил это и сам подобрался — знал, что говорит поперёк. Борис аж развернулся к нему всем телом:

    — Кого-о?

    — Стрелочного. Князя с Моложина. — Василько заторопился, пока не перебили: — А что? Сила у него поболе нашей втрое, лодьи есть, рать есть. И торг его тоже под ударом — Кормчий этот, думаешь, Глотку снесёт и остановится? До стрелки докатится, до Холопьего торга! Стало быть, и беда общая! Позвать, уговориться, встретить вместе…

    — Обчая у него с нами беда, как же, — Борис даже засмеялся, нехорошо так. — Молодой ты ишшо, княже, вот что. Стрелочного позови — он придёт, встанет в Глотке со своей ратью… и назад не уйдёт. Как Орда, только ближе. Мы этот мыт от отцов держим, втроём, — и отцы наши его от стрелочных же и отбили, забыл?.. Сами не удержали, скажет, — ну так я подержу. И будем мы у него мыт свой из милости выпрашивать. Нет уж. Кто помог — тот и в доле, а кто в доле — тот скоро и хозяин. Не звать никого. Сами.

    — Сами… — Василько сжал кулаки на столе. — А чем — сами, дядя? Ты слыхал, что писано? У Глеба, сказывали, под две сотни гриди было, а у нас у троих, вместе собрать, — и того не выйдет!..

    — Угу, — сказал Гриня.

    Все трое повернулись к нему.

    Гриня стоял у стены и молчал весь вечер, потому что до сих пор не было сказано ничего, на что стоило тратить слова. Теперь — было.

    — Скажи, Гриня, — велел Давыд.

    — Скажу. — Гриня отлепился от стены и подошёл к столу. — Оба вы правы, князья, вот что скажу. Ты, княже, прав, что звать нельзя. Стрелочный нам не заступа, стрелочный нам щука в садке. А ты, князь Василько, прав, что в поле нам делать нечего. В поле да на воде он нас съест и не заметит — что втроём, что с ратью, что без… Только воевать, князья, можно ведь и не в поле.

    Он взял со стола Изяславов лоскут.

    — Вот тут писано: бьёт за два перестрела. Вполовину соврано, положим, со страху-то, — стало быть, за перестрел. Тоже немало… А теперь глядите, что выходит. На воде его никому не взять — то Глеб уже показал. Стало быть, и не надо на воде. — Гриня разгладил лоскут пальцем. — Наши пороки камень с трёхсот шагов кладут и ворота — вдребезги. Видал я у Орды и огненные стрелы. Она воет, огнём плюётся, кони бесятся… А потом — ничего. Привыкли. Отбиваться наловчились. Непобедимого оружия на свете не бывает, князья. Бывает оружие, к которому не готовы. Глеб готов не был — где Глеб? Изяслав готов не был — письма пишет… А мы будем готовы. В том вся разница и вся моя дума.

    Давыд глядел на своего воеводу и ждал, потому что повадку он знал — старик никогда не говорил «что худо», не сказав следом «что делать».

    — Перво-наперво — Глотка. — Гриня загнул палец. — Он сам сказал, куда ударит, — спасибо ему. Глотку крепить, и крепить не под лодьи, а под его гром. Как — моя забота, завтра выеду сам и решу. Гром его на воде плавает, а берег — берег наш. Сделаем пороки за валами, цепи, ряжи… Пусть-ка он свой перестрел сперва дотащит. Второе. — он загнул второй палец. — Град его, Хлынов. Пришлый — он пока ещё пришлый, а с градом корни пустит. И град тот где-то у нас над головой промеж Устья и Глотки, в протоках. Протоки те наши рыбаки сызмальства знают. Пошлю людей. Пусть щупают рукав за рукавом. Сыщем корень, покуда не заматерел. И третье. — Гриня загнул третий палец. — Изяслав. Гордец, пёс битый, — всё так. А битый пёс лучше всех знает, как кусает волк. Отписать ему ласково: ни да ни нет, — а вести пусть шлёт. Нам наверху даровые глаза нужны.

    Гриня поглядел на собственный кулак и опустил руку.

    — А рать? — тихо спросил Василько. — Рать-то когда?

    — А рать, княже, — когда я про его гром буду знать всё. Сколько их у него. Как далеко бьют по правде, а не по Изяславову страху. Сколько вздохов меж ударами. Чем кормит и где берёт… Вот тогда скажу, где будем берег укреплять и дружину ставить. И стоять они будут там, где его гром не достанет.

    Давыд медленно провёл ладонью по бороде. По лицу его расходилось понимание и некоторое спокойствие.

    — Быть по сему. Гриня — над всем воинским тебе воля полная. Казна общая, по третям… — он покосился на Бориса, и Борис страдальчески прикрыл глаза, но смолчал. — И чтоб людям его во всякой вотчине была подмога. Всё, князья. Пошумели — будет. Теперь работать.

    Расходились молча.

    А Гриня ещё постоял над столом, над двумя грамотками. Потом взял устьинскую бересту и перечёл в который раз. Строки ровные, сухие. Ни лишнего слова, ни кляксы страха.

    Долго от этого знакомца не было вестей. Он уж и ждать отвык. А человек, вишь, не спал. Человек сидел, где посажен, глядел, куда велено, — и слово его нынче пришло ровно в тот день, когда стало дороже серебра.

    Умеешь служить, подумал Гриня с уважением. Дай тебе бог и дальше так — тихо да долго.

    Он поднёс бересту к свече и держал, пока не съело последнюю строку.

    * * *

    В Глотку Гриня приехал к вечеру — и валов смотреть не пошёл.

    Тамошний воевода, Сбыслав, встречал у ворот со всей готовностью. Они уже и факелы вздули, уже и десятники стояли навытяжку вдоль частокола — веди, гляди, принимай работу. Гриня поглядел на этот парад, слез с седла и спросил только одно:

    — Беглые с верху у тебя есть? Что после тамошней войны вниз утекли.

    Сбыслав моргнул.

    — Дык… есть, как не быть. При посаде осели, душ десятка два. Кто грёб у Глеба, кто с застав его… Побираются больше да рыбачат. А что с них? Голь.

    — Голь, — согласился Гриня. — Вот голь мне и надобна. Избу истопи, квасу поставь, хлеба. И веди их ко мне по одному. Валы твои никуда не денутся, а эти — народ летучий: нынче здесь, завтра ищи-свищи.

    Первым привели мытаря с сожжённой заставы — и толку с него вышло на ломаную медяшку. Мужик пал на колени ещё с порога и дальше выл. Гром небесный, кара Господня, огонь с воды, чёрный корабль о двух горбах, а на нём — сам, не к ночи будь помянут… Гриня слушал, кивал, дал договорить до конца. В вое тоже бывает зерно. Два горба — это он запомнил.

    — Два, говоришь, горба? Не три, не пять?

    — Два, батюшка, вот те крест, два!..

    — Ступай. Хлеба возьми у порога.

    Вторым сел купчик — молодой, тёртый, из тех, что в Устье пережидали осаду и глядели бой со стены. Этот не выл. Этот, наоборот, рассказывал с удовольствием, как рассказывают понравившуюся страшную сказку, — и Гриня его не торопил, только поворачивал.

    — Далеко ль бьёт — сам видал или люди сказывали?

    — Сам, батюшка, своими глазами! Со стены ж всё как на ладони. От корабля до Глебовой лодьи… ну… — купчик прищурился, прикидывая честно, — перестрела полтора было. Може, чуть боле. И — в скулу ей, только доски брызнули!

    Полтора перестрела. Гриня отложил на счётах в голове. Изяслав врал ровно вполовину, как порядочный.

    — А меж громами что? Долго ли?

    — А вот это, батюшка, самое чудно́е и есть! — Купчик даже подался вперёд. — Гром — он ведь не подряд бьёт. Ударит — и молчит. Долго молчит! На корабле возня какая-то, копошатся у горба, — а потом уж сызнова. Я так скажу: покуда молчал, я б со стены до рядов добежал и назад воротился.

    — Добежал и воротился… — Гриня прикинул купчикову резвость. — А копошатся — как? Что делают-то?

    — А не видать со стены. Суетятся. Человек пять при горбе, и вроде… — купчик пошевелил руками, — вроде как пихают в него чего-то. Как в печь заслонку.

    Пихают. В печь. Стало быть, кормят с морды, не с зада, и кормёжка долгая. Гриня отложил и это.

    А третьим привели гребца.

    Мужик вошёл боком, сел на самый край лавки и в глаза не глядел. Крепкий ещё мужик, жилистый, а глаза — как у деда. Такие глаза Гриня видал у тех, кто из сечи выполз последним. Грёб на Глебовой лодье, на той самой куче, что шла на прорыв. Выплыл один с борта.

    Говорил он тихо, глядя в стол, — и вот от этого ровного голоса даже у Грини, полвека резни повидавшего, тянуло холодом по хребту.

    — … перву лодью взяло — мы ишшо гребли. Голова велел — навались. Навалились. Вторую взяло — ну, тут уж кто куда… А я чего. Я грёб. Грести велено — я грёб. — Мужик помолчал. — Опосля нашу взяло. В скулу, понизу. Она не потонула даже — она, батюшка, кончилась. Была лодья — и щепа поплыла. И Митяй поплыл… по кускам…

    — Вздохи меж громами считал? — спросил Гриня негромко.

    Гребец поднял глаза — впервые за разговор. И в глазах его мелькнуло что-то вроде удивления: как узнал?

    — Считал, — сказал он. — Как в воде висел, за доску держамшись, — так и считал. Молитву прочту — не бьёт. Ещё прочту — не бьёт. На третьей — бьёт… Богородицу читал. Не скороговоркой, по-людски.

    Гриня прикинул. Три «Богородицы» по-людски — это… это сотня вздохов. Долго. Ох, долго. За сотню вздохов гружёный насад полперестрела пройдёт. А конный по берегу — втрое.

    — Добро, — сказал он. — Последнее спрошу. Дым. После грома дым — велик ли?

    — Велик, — сразу сказал гребец. — Бело-сизый, горой. Корабль ихний после каждого грома сам в дыму сидел, покуда не снесёт… — Он вдруг криво усмехнулся. — Я под тем дымом, батюшка, и выплыл. Кабы не дым — стрелами бы добрали. А в дыму — им же самим ни зги не видать.

    Гриня посидел, глядя на него.

    — Как звать?

    — Окунём кличут.

    — Вот что, Окунь. Побираться кончай. Пойдёшь ко мне — корм, кров и куны. Дело найду… по твоей части.

    — Это по какой же? — Гребец смотрел устало, без надежды. — Грести, что ль?

    — Помнить, — сказал Гриня. — Ты, брат, из всех, кого я нынче слушал, один смотрел, а не пужался. Такие мне надобны.

    Отпустив его, Гриня долго сидел один. Свеча оплывала, за стеной ходил и не решался войти Сбыслав со своими валами.

    А на столе, на вощёной дощечке, костяным писалом было выдавлено столбиком:

    Громов — два. Бьёт с воды, понизу, в борт. Полтора перестрела. Меж громами — сотня вздохов с гаком. Кормят с морды, впятером. После грома сам слепой в дыму.

    Гриня перечёл столбик. И под ним, помедлив, выдавил ещё одну мысль, самую главную из всего, что он узнал за вечер:

    Бьёт всегда первым. Готовым его не встречал никто.

    Вот и вся его сила, подумал Гриня, накрывая дощечку. Ну что ж. Кто-то ж должен быть первым.

    И пошёл наконец глядеть валы.

  

  
    Глава 17

    В горницу Щукарь входил, как на собственные похороны.

    Стол у Третьяка был длинный, на всю ораву, — и орава уже сидела, ужинала. Волк с Лыком в углу, Хвощ с Кутырём о чём-то своём пушкарском болтали, Клещ с Бугаем над горшком каши, Гнус, Бес… Я расстелил бересту поверх хлебных крошек, придавил углы кружками, и разговоры за столом стихли сами. Ораву мою не проведёшь, орава чует закладку нового дела, как собака грозу.

    — Ну, — сказал Щукарь страдальчески. — Кажи уже. Чего удумал.

    — Гляди. — Я повёл углём. — Нам же нужна лодья под пушки? А второго Учана у нас нет. Вот что я придумал, точнее мелкота мне подсказала. Берём две лодьи из трофейных. Вот эту широкую и вторую, что с ней в паре стоит. Ставим борт о борт, промеж бортов — сажень воды. И вяжем их поверху брёвнами в одно судно. Сверху, промеж корпусов кладём настил. На настил, — уголь ткнул в нос и в корму, — ставим наши пушки. А посередь настила будет мачта.

    Стало тихо. Бугай громко сглотнул кашу.

    — Так, — сказал Щукарь. Голос у него был пока делано спокойный. — Две лодьи. Верёвочкой связать. Ага… А скажи-ка мне, Кормчий, светлая твоя голова: ты по весне лёд на реке видал? Как его ломает? Вот идут две льдины рядышком, ладком, а потом волна, и одна кверху, другая книзу, и трутся, и крошатся… Вода, она, милок, ровно не носит! Одну лодью волна подымет, другую опустит — и где твоя вязка⁈ Вырвет с мясом! Скобы твои повыдергает, как бабка репу! Наглухо он свяжет!.. Наглухо на воде одни утопленники лежат!!!

    Ватага заулыбалась. Пошло-поехало — это они любили.

    — Верно, — сказал я. — Вырвет. Если наглухо. Потому наглухо и не вяжем… — я повёл углём вдоль бревна-поперечины. — Гляди, старый. Брёвна кладём на оба борта и крепим двумя способами. Скобой кованной — раз, и найтовом, канатом тобишь, внатяг — два. Скоба держит, канат — дышит. Волна лодьи поведёт — вязка подастся на палец и назад сядет. Это живое соединение получается, старый. Как твоё колено: кость есть, а гнётся.

    Щукарь открыл рот. Закрыл. Пожевал губами, глядя на бересту, — и я увидел как в глазах его возмущение борется с любопытством, и любопытство поганое побеждает.

    — Колено… — проворчал он. — Скажет тоже — колено… А дыры? Скобу в борт бить — борт дырявить! В живой набой!..

    — Не в набой. Скоба обхватом, через кокору, — и канат через неё же. Борта целые останутся.

    — Через кокору… — Щукарь сунулся в бересту носом. — Хм. Через кокору, стало быть… А мачта⁈ — Он вскинулся с новой надеждой. — Мачта-то куда⁈ На доски твои⁈ Она ж тебе первым ветром настил проломит и в воду уйдёт! Мачте упор нужен, мачте матица нужна, а у тебя там что? Дырка промеж лодей у тебя там!

    — А у меня там колода. — Я нарисовал. — Дубовая с гнездом. Ложится поверх двух самых толстых поперечин, на самой середине. Мачта комлем в гнездо, колода вес берёт — и раздаёт на брёвна, а брёвна — на оба борта разом. А растяжки, — я повёл линии от вершины мачты вкось, — тяжи вантовые — за внешние борта. Гляди, какой развал выходит. Шире, чем на любой лодье. Такую мачту вырвать — только с обеими лодьями вместе.

    Щукарь глядел на чертёж долго. Сопел. Потом сказал то, с чего у него начиналась всякая работа:

    — Дуб надобен сухой, годовалый… У Судимира на складах видал я один кряж…

    — Дед поплыл! — восторженно объявил Гнус. — Всё, мужики, дед наш! Кряж уже присмотрел!

    — Цыц, балаболка!.. — Щукарь отмахнулся, не отрываясь от бересты. — Ничего я не поплыл… Я, может, тону как раз!.. А гребь⁈ — Он ткнул пальцем. — Гребцов куда посадишь? Промеж лодей? Так там настил твой!

    — А вот, да, — подал голос Клещ. Они с Бугаем уже давно оставили кашу и слушали про своё. — Ежели по нутряным бортам грести — вёсла ж об эту… об серёдку биться будут. Об брёвна твои.

    — Верно, Клещ. Потому нутряные борта — пустые. Гребь вся по внешним сидит. Левый ряд по левому борту левой лодьи, правый — по правому правой.

    Клещ помолчал, шевеля бровями.

    — Эт что ж выходит… — сказал он наконец. — Выходит, я гребу — а напарника мне не видать вовсе? Он вона где, через две лодьи? А ну как вразнобой пойдём?

    — В барабан бить будем, — сказал я. — Ритм на слух держать, не на глаз.

    — А я чего говорил! — Бугай толкнул Клеща лапой. — Я ж говорил: греби да не гляди! Глядеть — сбиваться!.. А вот скажи, Кормчий, — Бугай наморщился, рожая мысль, и стол уважительно ждал. — Ежели левые вперёд гребут… а правые, стало быть, назад, табанят… она чего — на месте крутиться станет? Как жук на нитке?

    Стало тихо.

    — Бугай, — сказал я с чувством. — Дай я тебе кашки подложу. Она самая, брат. На месте. Как жук… Про то и главная затея. — Я развернулся к Хвощу с Кутырём. — Пушкари. Теперь ваше. Стволы ставим по настилу. Один на нос, другой на корму. Стоят низко, у самой воды. И наводим их можно не только станком, но и корпусом. Правый борт на воду, левый табань — и вся спарка доворачивается со стволами вместе, хоть на волос, хоть кругом.

    Хвощ до сих пор молчал — только глаза его ходили по бересте, от носа к корме и назад. Теперь он поднял голову, и по лицу его расплывалось выражение, какое у Хвоща бывало только при заряженном орудии.

    — Кормчий… — сказал он почти шёпотом. — Это чего ж… Это я, значит, стою при стволе — а мне цель сама в прицел ВЪЕЗЖАЕТ? Мне и ворочать не надо⁈ Лежи да пали⁈

    — А отдача? — деловито влез Кутырь. Этот лишних восторгов себе не позволял. — На «Разящем» вон палуба стонет, а тут — доски на брёвнышках. Ствол-то дёргает, будь здоров.

    — Под стволами настил двойной. И распорки вкось, в оба борта. Отдача через них в корпуса уйдёт, а потом в воду. А главное — ширина. — Я развёл руки. — «Разящий» от выстрела кренится, сам знаешь. А эту — попробуй накрени. Плечо-то вон какое, две лодьи да сажень промеж. Хоть залпом бей.

    — Хоть залпом… — эхом повторил Хвощ и посмотрел на Кутыря. Кутырь посмотрел на Хвоща. Больше вопросов у пушкарей не было — у них настало счастье.

    — Так, погодьте радоваться, — Волк заговорил впервые за вечер. — Красиво чертишь, Кормчий, спору нет. А теперь спроси меня, вояку тёмного, что я в этой красоте вижу… Корыто шириной с двор. Ход у ней — как у стельной коровы. Парус один. От погони ей не уйти, догнать она никого не догонит. Всякая ватага на стругах обойдёт её кругом и сядет на неё с четырёх сторон разом. Ну и на кой-она мне такая в бою?

    — А ты на неё не с воды глянь, — сказал я. — Ты на неё с берега глянь, глазами того, кто на ней сидеть будет… Гребцы — за высоким щитом, по внешнему борту, потому стрелой не взять. А кто кругом обходить сунется — по тому она бортом доворачивается сама, ты слыхал. Это, Волк, не лодья, а крепость, которая плавает. У крепости нет задачи идти на штурм. Только пушки довезти и палить.

    Волк поглядел на бересту. Потом на меня. И усмехнулся — своей, волчьей улыбкой:

    — Крепость, которая плавает… И гром с двух концов. — Он покачал головой. — Знаешь, Кормчий, чему я больше всего рад? Что я тебе не враг.

    — Дык!.. — Гнус аж подпрыгнул. — Об том всей рекой молятся!

    Заржали все — и под этот гогот Щукарь, который всё это время не отлипал от бересты, вдруг хлопнул по столу ладонью:

    — Тихо, оглоеды!.. — Он обвёл стол грозным взглядом и упёрся в меня. — Ладно. Скажу, как есть, чтоб опосля не бегать. Вязать такое — можно. Хитро́, страшно́ — а можно, есть за что ухватиться… Одного не пойму, хоть режь. — Он прищурился. — Лодьи — вот они, в порту. Лес — вот он. Верфь новая — вот она. А строить-то мы эту страсть ГДЕ будем, Кормчий? Тут, у всего Устья на глазах? Дак к вечеру вся река знать будет, чего ты вяжешь. А река нынче, сам сказывал, длинная…

    Стол притих. Вопрос был не плотницкий — и все это поняли.

    — Тут и будем, — сказал я. — На глазах. А знать река будет вот что… — Я допил квас и поставил кружку на угол бересты. — Баржу мы строим, братцы. Грузовую. Две лодьи связали, чтоб товару больше влезало, — торговый человек воевода, хозяйственный, в Хлынов свой добро возить собрался… Так и будете говорить всякому, кто спросит. А стволы она примет — уже дома.

    Щукарь поглядел на меня из-под бровей. Долго глядел. Потом крякнул, послюнил палец и стал сворачивать бересту.

    — Баржу-у… — протянул он. — Ох, и жук ты, Ярик. Как есть жук… — И уже от двери, через плечо, ворчливо: — Кряж дубовый с утра гляжу. Гнездо под мачту сам долбить буду, никому не дам. А то навяжут, тяп-ляп, — а мне опосля с вашей крепостью тонуть.

    Щукарь ушёл, а народ остался — и расходиться не спешил.

    Такое у оравы всегда. Дело новое заложено, квас не допит, и разговор сам собой покатился дальше, вниз по реке. Начал его, понятно, Гнус.

    — Не, братцы, а я вот чего понять не могу. — Он подпёр щёку и мечтательно уставился на закопчённую балку. — Ну свяжем мы это чудище. Гром поставим. Плавучую крепость сладим, страсть господня… А воевать-то ей с кем? С Холопьим городком, разве что.

    — Дурень ты, Гнус, — беззлобно сказал Клещ. — Река-то не вся наша. Вниз погляди.

    — А чего вниз… Вниз — это Глотка, что ль?

    Парни стали переглядываться. За всеми нашими приключениями они про глотку-то и забыли.

    Разговор вокруг Глотки пошёл сам, без меня. Я слушал, не встревая, ведь полезно знать, что твоё войско думает про твою следующую войну. А войско думало вслух и наперебой:

    — Бывал я под Глоткой, — Клещ поскрёб бороду. — С хлебным обозом хаживали, годов семь тому. Место, скажу вам, гиблое. Река в теснину входит, берега — кручи, и на кручах ихние городни стоят. Мыто дерут — не приведи господь. С обоза тогда чуть не треть сняли, ироды.

    — Треть! — подтвердил Бугай с чувством. — Скупщики сказывали — и поболе берут, коли товар богатый.

    — Да мыто-то ладно, мыто дело житейское… — Лыко подал голос из угла. — Там, ребята, пороки стоят. Камнемёты. На кручах, за валами. Сам не видал — врать не стану, а люди сказывали, что камень с горы кладут — насад щепят с одного разу. У них там, почитай, вся сила в тех пороках и есть. На воде-то у них лодей — кот наплакал.

    — Поро-оки… — Гнус поёжился. — Это чего ж выходит. Они сверху каменюками, а мы снизу плыви?.. Не, мужики, я на баржу не сяду. Я лучше тут, при верфи…

    — Сядешь, — пообещал Бес. — Первым рядом сядешь, для красоты.

    — А чего сразу я⁈

    — Пусть каменюками, — Волк повёл плечом, прерывая перепалку. — Кормчий ихние городни с воды разнесёт, как Глебовы лодьи разнёс. Гром дальше порока бьёт… ведь дальше, Кормчий?

    И стол повернулся ко мне.

    Вот оно. Дальше — не дальше, а думают они все одинаково, что как в прошлый раз будет. Подплыли, громыхнули, враг кончился. Потому что в прошлый раз оно так и было.

    — А ты сам прикинь так или нет, — сказал я и хмыкнул, глядя ему в глаза. — Пушка бьёт у нас на сотню саженей с чем-то, так? А порок на высоком берегу стоит и точки у него пристреляны уже. Чуешь? — Гнус сглотнул. — Вполне может статься, что их машины нас перестреливают по дальности. Мало того, нам ещё подойти надо, повернуться и так далее…

    Стол моргнул. Такого ответа они не ждали.

    — Как это… — Гнус даже щёку с ладони снял. — Как это? Ты ж…

    — А вот так. Какие у них пороки, я не видал. Куда те пороки добивают — не мерил. Где стоят, сколько их, что там за цепи-заграды по воде — не ведаю… — Я обвёл стол глазами. — И покуда не изведаю — мы туда не сунемся. Запомните все, что скажу, крепко запомните: под Устьем мы побили Глеба не громом. Мы его побили тем, что он грома не ждал. Глотка — это застава. Застава, братцы, ждёт всякого и всегда — на то она и застава. И про гром мой там уже слыхали, будьте покойны. Дурных вестей река не держит, они по ней вперёд лодьи бегут.

    Стало тихо. Волк глядел на меня, сощурясь.

    — Разведать, стало быть, — сказал он. — Разведаем, чего ж… А дальше-то всё одно — брать. Ну, положим, не в лоб… — Он усмехнулся. — Только ты, Кормчий, не тяни с этим. Дружина там — под сотню, поди, сидит, при пороках, на валах. Пока соберёмся — они ещё нароют. Костей наших положим — ну да на то и война. Они нам — мы им…

    — Мне так не нравится, — сказал я. — Себя будем беречь и их побережём, потому план будем думать как этот орешек расколоть.

    Волк поперхнулся квасом, закашлялся, стукнул себя кулаком в грудь и уставился на меня во все глаза. И весь стол уставился. Гнус так и застыл с открытым ртом.

    — Чего делать?.. — сипло переспросил Волк.

    — Беречь. — Я сказал это и улыбнулся. — Эта сотня служилих мужиков будет моей будущей гридью, которая покуда не знает, что она моя. Класть её под ядра — это своё же добро переводить.

    Стол молчал. По рожам было видно, что у них это в голове сказанное не помещается — не влезало туда, хоть тресни. Враг — его режут. Или он тебя. А беречь врага — это как сухая вода, как холодный огонь…

    — Не понимаете, — сказал я. — Вижу, что не понимаете. Тогда так спрошу… — Я отодвинул кружку. — Вот возьмём мы Глотку. Дальше кто у нас? Холопий городок на стрелке, торг поганый. Его тоже брать надо. Взяли, положим. А дальше? Волгва. Города тамошние, князья тамошние, Орда за ними… Река — она, братцы, длинная, я вам это уже говорил. А теперь ответь мне кто-нибудь: ХОДИТЬ я по ней с кем буду? Вот со всем этим — воевать, гарнизоны сажать, заставы держать, лодьи водить — с кем?.. Вас у меня сколько?

    Мужики начали переглядываться, осознавая сказанное.

    — То-то. Пленная гридь вон вся при мне нынче служит. Люди на дороге не валяются. Людей на реке меньше, чем серебра, — уж я-то знаю, я и то и другое считаю каждый день… Так что дружину из наших людей я не класть собираюсь. Я её собираюсь ЗАБРАТЬ. Целиком, по возможности. Как всё остальное на этой реке.

    Первым ожил Волк.

    — … А ведь и верно, — сказал он, и в голосе его было почти изумление тем, что мысль эта простая, а он её не думал. — Смерды-то не бесконечные… Мы вон по весне за каждого гребца тряслись, из-за десятка рук чуть не резались… — Он поглядел на меня и покачал головой. — Далеко глядишь, Кормчий. Я, грешным делом, до своей вотчины видал. А ты…

    — А он до Волгвы, — сказал Бес. — Я давно приметил. Мы все — до вечера живём. Кто умный — до осени. А Голова наперёд лет на пять считает, я по глазам вижу, когда он считает… — Он повернулся ко мне, и в глазах его была всегдашняя бесовская весёлость. — Ты только это, Голова. Когда всю реку под себя посчитаешь — нас-то не забудь. Кем мы там у тебя писаны?

    — Первой строкой, — сказал я. — Ладно. Засиделись. Всем спать — завтра работы непочатый край… Хвощ, Кутырь — с утра к Щукарю, стволы ваши, вам и мерить, где им стоять… Клещ — гребь считай, сколько рук на оба борта…

    Орава загремела лавками, потянулась к дверям, гудя и переговариваясь, — Гнус уже втолковывал Бугаю, что на барже при верфи он всё одно останется, потому что кто-то ж должен, — а я ещё сидел над свёрнутой берестой и додумывал последнее, о чём вслух не сказал.

    А если не подойдём?

    Вот застава. Вот пороки, мереные-пристрелянные, вот кручи, вот цепь по воде. И вот я со своим громом. А если по воде к ней не подойти вовсе? Если вся моя сила и мои стволы — упрутся в один узкий плёс…

    Думать надо. Для начала Радко напрячь и разжиться свежими рассказами купцов. Планировать надо отсюда, чтобы успеть всё подготовить. В Хлынове времени не будет.

  

  
    Глава 18

    Вильцев мы проводили на рассвете, а к ремесленным концам выбрались уже по солнцу.

    Над водой ещё лежал туман, а у вымолов уже ждала вереница лодей. Шесть бортов снарядили из трофейных, с нашими кормчими на потесях, чтобы их довезти. Вильцы на сходни всходили молча. До последнего не верили в своё счастье. Наверняка думали, что вот сейчас окажется, что пошутили. Что заворотят от воды и погонят назад, на стройку, и правильно, потому что даром домой не отпускают — так уж устроен их мир, и никакое моё слово этого устройства пока не отменило.

    А потом первая лодья отвалила от вымола и взяла на стрежень.

    И вот уже на ней бывшие пленники осознали, и покатилась по бортам радость. Выдох этот догнал последнюю лодью и там уже развернулся в песню — в ту самую, гортанную, на два голоса, которую я слышал на площади. Теперь её пели в полную грудь и махали нам руками.

    На корме последней лодьи стоял тот самый бородач со свистулькой. Он глядел на меня и прижимал руку к груди — а в руке, я знал, лежал мой нож, завёрнутый в тряпицу. Так и стоял, не шевелясь, покуда туман не съел сперва лодью, потом его, а потом и песню.

    Домой пошли. К жатве поспеют.

    — … Голова. — Бес толкнул меня плечом. — Ты тут? Я говорю: может, всё ж таки скажешь, куда идём? А то шагаем, как сваты, — торжественно и молчком.

    Шли мы вшестером — я, Волк, Бес, Гнус, Рыжий да Клещ, — и шли действительно к делу, о котором я до сих пор молчал. Ночью мы с братией сходили на протоку, к старой мельнице, и подняли из омута третий сундук. Последний. Два первых давно работали — один город отстраивал, другой в дорогу ушёл. Третий лежал на дне про запас. Вот и дождался своего часа.

    — К кузнецам идём, — сказал я. — Серебро тратить.

    — Всё⁈ — Гнус споткнулся на ровном месте. — Це… целый сундук? Кузнецам⁈ Ты у них что ж такого заказать решил⁈

    — Не всё, но поистратим много. Самострелы на нужны, Гнус. Штук сто, а то и поболее.

    Теперь споткнулись все. Даже Рыжий бровь поднял — а это у Рыжего означало крайнюю степень душевного волнения.

    — Погодь, Кормчий… — Волк даже шаг придержал. — Я не ослышался? Ты хочешь наше оружие — НАШЕ, каким мы всю реку взяли, — заказать здешним кузнецам? Чужому городу? Да через седмицу каждый умелец отсюда до Волги будет такие клепать! Ты ж сам всех нас долбал: тайна, тайна…

    — Тайна и останется тайной. — Я усмехнулся. — А ну, стой, ватага. Урок вам. Вот скажи мне, Волк, — отчего наш самострел бьёт, как бьёт? В чём сила?

    — В дуге стальной, — Волк пожал плечами. — Знамо дело.

    — Верно. А чем наша дуга от простой железки отличается? Кто скажет?

    Ватага молчала. Клещ наморщился честно:

    — Ну… Микула чегой-то с ней делает. В кузне. Он запирается.

    — Вот. — Я поднял палец. — Микула с ней делает одну хитрую вещь, у которой весь секрет — в цвете калёного железа, и цвет тот знает Микула да я. Без той хитрости дуга всё равно, что стекло. Начнёшь сгибать — лопнет. С ней — пружина, что болт через кольчугу шлёт… А теперь глядите, что мы делаем. Здешним кузнецам заказываем железо. Дуги кованые — они после закалки как раз стеклом и выходят, да мелочь остальную: стремена, орехи, рычаги спусковые, крюки поясные. Плотникам — в другом конце города закажем ложа. Кожевникам — ремни. И никто из них… — я обвёл ватагу глазами, — никто не знает, что делает сосед. Кузнец куёт хрупкие железки. Понятно, что для самострелов. Люди не дураки. Но как ты их применишь если они разлетаются при натяжении? Плотник режет ложа с желобом. А сходится это всё воедино — где?

    — В Хлынове… — медленно сказал Волк. И по лицу его поползла ухмылка. — У Микулы за запертой дверью. Он дуги ихние стеклянные… по-своему… и они пружиной…

    — И через месяц у меня сотня самострелов, — кивнул я. — А устьинские мастера до старости будут гадать, на кой-ляд воеводе были стеклянные дуги. Пусть хоть мозги себе все сломают — без Микулиного цвета их дуга лопнет на втором взводе. Секрет — в знании, а не в железе. К тому же, сотню самострелов Микула пол года делать будет, а у него пушки. А у нас времени в обрез.

    Стояли они, переваривая. Первым, конечно, прорвало Гнуса:

    — Это ж… Мужики, это ж как пирог у трёх баб печь! Одна тесто месит, другая начинку крошит, третья печь топит — и ни одна не знает, что пирог-то будет! А пирог — хоп! — и у Кормчего!.. — Он восхищённо потряс головой. — Ну жук. Ну ты и жук, Голова, прости господи. Это ж надо было удумать…

    — А болты? — деловито спросил Клещ. — Болтов-то к сотне самострелов — тыщи надобны.

    — Болты у плотников местных закажем. Древко дело нехитрое. Наконечники — половину тут закажем, простые, половину Микула… — Я махнул рукой. — После посчитаем. И ещё с кольчугами трофейными надо разобраться. Трофейного железа у нас — гора: Глебово, Вепрево, старое ещё… А народу прибыло, и половина в рванье воюет. Отдадим здешним же кузнецам в подгонку. Расставить надо, ушить, кольца добить, свести разномастное в строевое. Работа не тайная, руки нужны… К Глотке вся наша сила должна быть одета в железо и с самострелом за спиной. Вся. До последнего гребца.

    — Ох ты ж… — Гнус прикинул и даже зажмурился. — Это ж какое войско встанет…

    — Такое и встанет, какое надо. — Я тронулся дальше, и ватага загремела следом. — Река длинная, я вам говорил. Ходить по ней есть с кем — теперь будет и с чем… Всё, пришли почти. Клещ, Рыжий — вы при серебре, глядите в оба. Гнус…

    — Молчать и не мешать! — с готовностью гаркнул Гнус.

    — Учишься, — сказал я. — Ну, пошли пугать кузнецов.

    * * *

    Кузнечный конец мы услышали за два проулка. Молоты били вразнобой, каждый своим голосом. Где-то тонко цокал чекан по мелкой работе. Чуть далее тяжело ухал большой молот по крупному железу, и весь этот звон стоял над крышами. Потом потянуло горелым углём и палёным рогом. А когда вывернули из проулка, улица открылась вся — от края до края в сизом дыму, горны в два ряда под навесами, и над горнами дрожал горячий воздух, отчего казалось, что глядишь на неё со дна реки.

    — Ох, пекло, — с удовольствием сказал Гнус. — Как есть пекло, братцы. Нам бы с тобой, Бес, сюда в тот раз — помнишь, под сосной-то? Дыму бы одолжили. А то я тогда чуть сам не задохся со своими горшками.

    — Тебе б тут не понравилось. — Бес оглядел ближнего кузнеца, чёрного до глаз. — Тут, слышь, чтоб работать, надо нечистому душу заложить. Вон, гляди, как их разбирает — это ж не сажа. Это чёрт изнутри проступает.

    — Ой, да иди ты! — Гнус фыркнул. — Чёрт у него… Мы с Кормчим самого Чернобога в оборот брали, а ты мне кузнечным чёртом грозишь. Мелковат чёрт-то. — Он подумал и добавил справедливости ради: — Хотя мужики видные. Такому в лапу попадись — он тебя без всякого чёрта в подкову согнёт.

    У первого горна мальчонка лет десяти качал мехи. Он поднял голову, увидел нас — и рукоять выпала у него из рук. Секунду он смотрел, открыв рот, а потом сорвался и понёсся вдоль ряда, вопя на всю улицу:

    — Дядька Дома-аш!!! Дядька Домаш, воевода пришёл!!! Сам!!! Который с гро-омом!!!

    И улица начала стихать. Мужики доделывали работу, выпрямлялись от наковален, вытирали руки и выходили из-под навесов поглядеть. Только в дальнем конце один горн всё бухал и бухал. Ну и правильно, своё железо ближе чужого воеводы, бросишь на середине — переделывай потом.

    Из крайней кузни вышел кряжистый мужик — на ходу вытирая руки тряпицей. Шёл он таким лицом, будто его отвлекли от самого важного в жизни. Увидел нас и лицо его перестроилось на полушаге. Борода у мужика седела клочьями, руки от пальцев до локтей были в старых белых ожогах.

    — Батюшка воевода. — Поклонился он в меру, как кланяется мастер, знающий себе цену. — Домашем звать, я тут старшой. Уж не взыщи, что середь работы встречаем, — не ждали эдаких гостей… Никак нужда какая к нашему ряду?

    — Нужда, Домаш. Большая и спешная. — Я кивнул назад. — Клещ.

    Клещ вынес вперёд кожаный мешок и опустил на ближнюю наковальню — с расчётом, чтобы звякнуло. Звякнуло знатно. По улице прошло движение, будто её всю качнуло к наковальне на полшага. Рыжий встал у мешка и сложил руки на груди. Какой-то ушлый молотобоец, сунувшийся поближе, поглядел на Рыжего и раздумал.

    — Гнус, доску.

    На доске у меня углём была вычерчена вся железная снасть для наших самострелов. Весь вечер я размеры снимал и на эту доску переписывал. Домаш взял, повернул к свету от горна.

    И замолчал.

    Смотрел он долго, водя чёрным пальцем вдоль линий. За это время к нему подтянулись свои, мастера постарше, — сопели, щурились, тыкали пальцами через его плечо. Улица ждала.

    — Самострельная снасть, — сказал наконец Домаш. — Дуги, вот стремя… А зуб-то хитёр. — Палец его остановился на орехе. — Ишь, как посажен. Сам чертил, батюшка, али видал где?

    — Сам.

    — Складно чертишь… — Он поцокал. — А это что ж выходит — крюк? На пояс, что ль?

    — На пояс. Ногой в стремя, тетиву крюком, и тяни поясницей. Спина сильней рук — и руки к бою свежие.

    — Поясницей!.. — крякнул немолодой мужик, со жжёной бровью. — Слыхал? А мы-то гадали, как оне так шибко заряжали… Вот оно чего!

    — А дуга под какой натяг черчена? — Это уже второй, дотошный, с носом в саже. — Тут же, гляди, плечо какое — её ж, матушку, вдвоём гнуть…

    — Про натяг особый сказ будет, — сказал я. — Сперва про счёт. Слушай, Домаш, и считай. Мне надобно всего, что на доске, — полторы сотни комплектов, а лучше больше. Сколько потянете. Да наконечников болтовых, гранёных, — тысячу, для почину. А теперь про срок… — Я помолчал, чтобы до них дошло. — Совет тут скоро соберётся, слыхали, поди. Вот к совету. Полмесяца у вас есть, Домаш.

    Тишина стояла один вздох.

    — Пол месяца… — Домаш поглядел на доску, потом на меня, и по лицу его было видно, как внутри крутятся мысли. — Полторы сотни за пятнадцать ден…

    И улицу прорвало:

    — Дядька Домаш, мой горн бери! У меня подручных трое!..

    — Куды твой горн, у тебя мехи драные!..

    — У меня полоса запасена, прошлогодняя, самое то на дуги!..

    — А наконечники — наконечники нам с Сысоем отдай, мы гранёные с закрытыми глазами!..

    — Это кто там с закрытыми⁈ У тебя грани кривые, как тёща твоя!..

    Ряд орал, делил работу, ругался и торговался сам с собой — прямо тут, у наковальни, через головы друг друга. Домаш их не унимал. Только слушал, кивал, загибал пальцы. Хозяйство считало себя само.

    — Тихо!!! — рявкнул он наконец. — Разгалделись… Батюшка воевода. Скажу, как есть, без божбы. Полторы сотни за пол месяца — не обещаю. Железо не тесто, скоро не всходит. А вот соточку с гаком, ежели всей улицей навалиться да ночами прихватывать… — он поскрёб бороду, — соточку с гаком дадим. Остатнее — следом, седмицей позжей. Идёт?

    — Сколько ж возьмёшь за всё, Домаш? — спросил я.

    Домаш огладил бороду, поглядел на доску, на мешок, куда-то в небо над горнами — и назвал цену.

    Гнус издал звук, словно ему наступили на душу.

    — Скока⁈.. — Он вылетел вперёд меня, как пробка из бутыля. — Ты, дядя, часом углём не угорел⁈ Да за такое серебро я в Вольном Городе три улицы кузнечных куплю, и четвёртую мне даром отдадут, чтоб я первые три не забрал! Голова, ты слыхал⁈ Не, ты слыхал⁈

    — Слыхал, — сказал я. — Поторгуйся.

    Лучшего подарка Гнусу нельзя было сделать. Он хрустнул пальцами, поддёрнул пояс и пошёл на Домаша грудью — как воробей на медведя.

    — Так… Дуга — вещь, спорить не стану. Но стремя⁈ Ты за стремя цену ломишь, как за венец боярский, а его подмастерье твой одной левой гнёт, зевая! Орех — тьфу, а не работа…

    — Тьфу⁈ — Домаш побагровел. — Ты в зуб-то глядел, оглашенный⁈ Там точность волосяная, там перекос на ноготь — и вся снасть дрянь! Это тебе не подкову лепить!..

    — А уголёк-то нынче почём? — вкрадчиво влез Бес с другого боку. Они с Гнусом взяли старика в клещи привычно, как берут лодью на сцепку. — Уголёк-то, дядя, подешевел с весны, весь ряд знает. А ты цену кладёшь по зимнему углю. Нехорошо-о…

    — Какой тебе зимний!.. Уголь возчик возит, возчику плати…

    — Возчику! — взвился Гнус. — Слыхал, Бес? Возчику он платит! А возчик у него — кум! Куму в карман — а с воеводы шкуру⁈ С воеводы, который вам всем тут головы от Глеба спас⁈ Крест на тебе есть, дядя⁈

    — Креста моего не тронь!!!

    Ряд следил за побоищем с наслаждением, как за кулачным боем на масленицу — болели, судя по рожам, за обе стороны сразу. Домаш отбивался всем чем можно, Гнус наседал, Бес заходил с флангов со своим угольком, куном-возчиком и почём нынче полоса. Цена таяла на глазах, как весенний лёд. Сначала осела на четверть, потом ещё, потом Домаш упёрся окончательно, набычился и объявил, что ниже — только даром, и пусть его хоть режут.

    Я поднял руку. Базар стих.

    — Вот эта цена — годная, — сказал я. — По рукам, Домаш. И задаток — сейчас. Клещ.

    Клещ вынес мешок и стал отсчитывать при всех, складывая горкой на наковальню. Домаш глядел на горку, ещё красный от битвы.

    — Ох и людей ты держишь, батюшка… — Он утёр лоб рукавом. — Этот, мелкий, — он же хуже тёщи. Ты его на торг-то не пускай, он же людей разорит.

    — За то и кормлю. — Я хлопнул его по плечу. — Теперь последнее. Брони у меня много, трофейной. Битая, разномастная, где велика, где мала. Надо всю свести по людям — расставить, ушить, кольцо доклепать, чтоб сидела как своя. И это, Домаш, тоже к сроку. К тому же самому.

    — К тому же⁈ — Домаш аж крякнул. — Батюшка, побойся… Дуги к сроку, наконечники к сроку, теперь брони возами — и всё к сроку! У меня ж мужики не железные!.. — Он осёкся, глянул на горку серебра, на ряд свой, который уже делил в голове работу, и махнул рукой: — А, чего уж. Прорвёмся. Ночами сидеть будем… Марфа моя меня со двора сгонит — у тебя жить стану, батюшка, в порту твоём.

    — Живи, — разрешил я. — Порт большой… И вот ещё что, всем скажу. — Я обвёл глазами ряд. — Спросят чужие, чего куёте, — скобы да гвозди на новый порт. Оно и не враньё. А про дуги да брони — молчок. Уговор?

    — Уговор, батюшка! — вразнобой гаркнул ряд, и Домаш прибавил, покосившись на серебро:

    — За эдакий задаток я и тёщу родную позабуду, как звать.

    — Тёщу-то не забывай, — сказал Бес. — Тёща — она сама напомнить придёт. С ухватом.

    Уходили мы под хохот и под оживающий звон — молоты вставали в работу один за другим, наперегонки, и в дальнем конце уже орали, что полоса чья-то, а горн общий. Улица дорвалась до дела.

    — Ну⁈ — Гнус шёл гоголем и заглядывал мне в лицо. — Ну, Голова⁈ Видал, как я его? На четверть ссадил! А то и поболе! Кто тут торговаться не умеет, а⁈

    — Ты у меня теперь на всех торгах первый, — сказал я. — Заслужил… К плотникам идём. Там и покажешь ещё раз.

    Гнус раздулся от гордости. Бес поглядел на него, на меня — и ухмыльнулся понимающе.

    * * *

    Плотницкий конец против кузнечного был тихим местом. Ни жара, ни звона — только шорканье инструмента, перестук топоров да белые реки стружки под ногами. Пахло свежей щепой, смолой и распаренным деревом. Здешнего старшо́го, сухого носатого деда по имени Векша, мы нашли верхом на бревне. Он сидел на нём, как на коне, и выбирал тесло́м паз.

    Заказ он выслушал, не слезая с бревна.

    — Ложа самострельные… — Дед прищурился на мой чертёж. — Дуб или ясень, стало быть, с желобом, и чтоб хвост под щёку… Мудрёно, а можно. Древки болтовые — это и вовсе не работа. Их мальцы настрогают… Сколько всего-то?

    — Лож — полторы сотни. Древок — тысяча можно и поболее.

    Векша пожевал губами, покосился на мешок в руках у Клеща — и назвал цену. Умеренную цену, к слову.

    Но Гнуса было уже не удержать.

    — Скока⁈ — Он выскочил вперёд с разгону. — Да за такие деньги я… я в Вольном Городе…

    — Погодь, милок. — Векша поднял ладонь, не дав разогнаться. — Ты не шуми. Ты скажи, почём хочешь, — я скажу, могу али нет. Чего глотку-то рвать.

    Гнус осёкся с открытым ртом. Весь его боевой запал, раскочегаренный на Домаше, ухнул в эту тихую ладонь, как кулак в подушку. Он назвал цену на четверть ниже — просто чтоб не пропадала.

    — Могу, — сказал Векша. — По рукам.

    — Как… — Гнус растерялся окончательно. — Как это — могу? А… а поругаться?

    — А чего ругаться-то? — Дед пожал плечами. — Цена Божеская, работа есть. Ты, я вижу, торговаться мастер, — уважил старика, спасибо… Токмо у нас, у древоделов, так: раз — сказал, два — сделал. Это железо орёт, покуда куётся. Дерево — оно молчком растёт.

    Бес хрюкнул. Гнус стоял погасший, как свеча под горшком, — у человека отняли законный бой.

    — Не горюй, — утешил его Бес вполголоса. — Вон, гляди, кожевники через улицу. Может, там кто поорёт с тобой.

    Как накаркал.

    К кожевному ряду мы, собственно, и не шли — он сам к нам вышел. Ушлый мужичок в фартуке перехватил нас на перекрёстке. Он выкатился навстречу с поклоном и с той особой скоростью, с какой торговый человек чует большой заработок.

    — Батюшка воевода! Здоровьица тебе и войску твоему! — Тараторил он, как горох сыпал, и кланялся на каждом третьем слове. — Прослышали мы, весь конец прослышал, что заказы делаешь, мастеров жалуешь!.. А кожевное — не надобно ли? Колчаны болтовые — во какие, хоть сто штук! Ремни сыромятные, тяжи, ножны, чехлы всякие — первейшей выделки, сам погляди!..

    И сунул мне в руки широкий ремень, сшитый вдвое, с доброй пряжкой.

    Я поглядел на ремень.

    И задержался.

    Ремень как ремень, но в голове, где с самого утра крутились самострелы, крюки да Пахомовы будущие горшки, вдруг стало собираться кое-что интересное.

    На любой войне обе руки заняты делом, а всё твоё добро должно быть при тебе: болты — чтоб не лезть в мешок, горшок — чтоб сорвать одним движением, зуб огненный — чтоб не искать по карманам… И всё это должно лежать не в мешке за спиной и не в суме через плечо, что болтается и цепляет. Нужна правильная сбруя на грудь и пояс, где всякой вещи — своё гнездо.

    — Как звать? — спросил я.

    — Нежилой кличут, батюшка! — Мужичок аж привстал на цыпочки от готовности. — Кожевенной улицы голова!

    — Так вот, Нежила. Колчанов твоих мне не надо. — У него упало лицо. — А надо мне будет вещь, какой ты не шивал и не видывал. — Лицо воспряло и вытянулось разом. — Хитрая сбруя, по моему чертежу. Приду к тебе сам, на днях, — сядем, обскажу, чего и как кроить. Работа будет большая и серебро доброе. Жди.

    — Ждём!.. Ждать будем, батюшка! День и ночь!.. — Нежила кланялся нам вслед до самого поворота, и по лицу его было видно, что ночей он теперь спать не станет от любопытства.

    — Сбруя… — Бес покосился на меня на ходу. — Это чего ты ему заказывать удумал? Конская, что ль?

    — Людская, — сказал я. — Придёт время — на себе носить будешь. Ещё и хвастать станешь… Всё, балаган кончился. Теперь к Радко.

    * * *

    Синие ворота на Гончарном стояли распахнутыми, и из-за них нёсся торг.

    — … да ты понюхай, понюхай сперва, а после говори — дорого! — Радко стоял посреди двора перед незнакомым купчиком и тряс у него под носом расписной коробкой. — Это ж не дёготь, это ж масло заморское, его цены не мерены! Ну⁈ Чуешь⁈ Вот и жена твоя учует! Ты ей эдакое привези — она тебя год сковородкой не тронет, вот те крест, самим Радко проверено!

    Купчик нюхал, млел и сдавался на глазах. Мы вошли, и Радко увидел нас через его плечо.

    — … короче, бери две и ступай с богом, недосуг мне! — Коробки перекочевали, серебро мелькнуло, и купчик вылетел за ворота, так и не поняв, что с ним случилось. А Радко уже нёсся через двор, сияя и раскинув руки: — Батюшка!.. Дорогой!.. Прошка!!! — не оборачиваясь, страшным голосом. — Пироги неси, с вязигой которые!!! — И тут же, без всякого перехода, доверительно: — Видал купчика? С верхней Молгвы. Третий раз за седмицу ходит. Я ему масло розовое продаю по цене… — он зажмурился от чистого счастья, — по та-акой цене, что аж самому совестно. Не веришь? И правильно. Ни капельки не совестно.

    — Богатеешь, — сказал я.

    — Твоими молитвами да твоим же серебром, чего греха таить! — Радко повёл нас к столу под навесом, по дороге смахнув с лавки кота. — Садитесь, садитесь… Бес, Гнус — милости прошу, Рыжий — тебе два пирога сразу несут, я помню, я всё помню!.. — Он уселся напротив меня, сложил руки на столе и уставился с готовностью гончей, почуявшей след. — Ну, батюшка? Вижу ведь, что по делу. У тебя, когда по делу, у тебя ноздря эдак ведёт… Чего Радко для тебя сделать?

    — Глотка, — сказал я.

    Радко не переспросил. Стрельнул глазами по двору — Прошка гремел в избе, ворота пусты, — и подался ближе, враз подобравшись.

    — Слушаю.

    — Лыко мой по ней хаживал. Да было то лет семь тому, а за семь лет и река русло меняет, не то что застава. Мне надо знать, что там нынче. — Я отломил пирога. — И не выведка мне нужна, не пугайся. Мне нужно то, что всякий купец своими глазами видал, да рассказать не догадался, потому что никто не спрашивал. Куда нынче пускают, куда нет. Где велят к берегу жаться — и где семь лет назад не велели. Цепь когда держат поднятой, когда кладут. Почём мыт стал, долга ли очередь, каков караул — злой, ленивый, руку тянет?.. Не строят ли чего. Не возят ли лес да камень. Всё, что переменилось, Радко. Всё, что не как всегда.

    — Та-ак… — Радко прикрыл глаза, и губы его зашевелились — укладывал по полкам. — Купцов, что через Глотку ходят, я в городе знаю… восьмерых. Троих крепко: эти за мёд да уваженье всё выложат. Двое мне должны — эти с радостью… И Фомка! — Глаза распахнулись. — Фомка ж третьего дня воротился, соль возил! Самый свежий!

    — Фомку — первым опроси. И слушай главное. — Я подождал, пока он весь соберётся на меня. — Спрашивать будешь так, чтоб никто не понял, что спрашивают. В городе наверняка есть чужие уши, Радко.

    Радко замер с недожёванным пирогом.

    Балаган слетел с него разом, как шапка на ветру. Ни «каки-таки уши», ни «да кто посмеет» — тёртый торгаш молча доглотнул, кивнул и заговорил другим голосом:

    — Понял, батюшка. Не дурак… А ведь и выдумывать ничего не надо — оно само лежит! Я ж обоз собираю — взаправду собираю, сам ведаешь! А раз обоз, мне про дорогу всё знать положено: почём мыт, где становиться, не грабят ли, чего караул сверх мыта тянет… Купец про дорогу пытает — это ж не выведка. Это ж забота! Мне всякий сам выложит да ещё своего прибавит. И хоть десять ушей пусть слушают — услышат, что Радко жаден да осторожен. Так про меня и без того вся река знает!

    — За тем к тебе и пришёл. Чем быстрее разузнаешь, тем лучше.

    — Уложусь! — Радко потёр руки, и балаган начал возвращаться на своё место, как вода в след от весла. — Всё тебе будет. И мыт, и мели, и каков ихний воевода во хмелю… — Он вдруг прищурился и склонил голову набок, по-сорочьи. — А теперь дозволь и мне спросить, батюшка. Ты с делом пришёл, дело сказал… а сам второй пирог ломаешь и не уходишь. Стало быть, есть ещё что-то. У тебя, когда ещё что-то, у тебя ноздря…

    — Есть, — сказал я. — Про лавку твою. Расшириться не думал?

    Радко поперхнулся.

    — Не ду… — Он аж привстал. — Батюшка! Да я ж только про то и думаю! У меня ж и место на примете, в самых рядах, у весовой избы! Я ж туда третий месяц захожу глядеть, как кот на сметану!.. — Он осёкся и поглядел на меня с внезапным подозрением. — Погоди-ка. Ты ж не серебро сулить пришёл. Серебро ты мне уже давал, с него и поднялся, сам помнишь… Чем входишь?

    Умный, зараза.

    — Товаром. Таким, какого нет ни у кого — ни в Устье, ни на Волгве, ни за Волгвой.

    — Каким товаром⁈ — Радко страдальчески стиснул кулаки. — Батюшка! Отец родной! Не томи, что за товар⁈

    — Мыло хлыновское видал? Вот его продавать, но будет и хитрее. — Я поднялся из-за стола. — Только для того товара нам Грек надобен… Собирайся, кстати. К нему и идём.

    — Как — идём? — Радко подскочил. — Сейчас⁈ — И тут же заметался по двору, на ходу стягивая фартук и крича в избу: — Прошка!!! Лавку гляди, я к Греку!.. Пироги!.. Пироги с собой возьму, старый пирогов сроду не печёт, у него в дому окромя отравы и нет ничего!.. — Он сгрёб со стола недоеденное в чистую тряпицу, увязал узлом и через десяток вздохов уже стоял у ворот — в свежей шапке, с узелком, и сияющий. — Готов! Веди, батюшка!.. Нет, ну ты скажи хоть по дороге — что за товар? Хоть намекни! Хоть краешком!

    — По дороге и намекну.

    — Слышь, Голова, — сказал Бес, когда синие ворота остались за спиной. — А нам-то? Ну, окромя мыла — чего? Мне-то скажи.

    — И мне! — тут же влез Гнус. — Я ж лопну!

    — Лопнешь — Рыжий закопает. Дойдём до Грека — узнаете все разом. Двух раз рассказывать не буду.

    И мы пошли через город к Каменному концу — впереди я с Волком, следом Бес с Гнусом, гадающие наперебой, что за товар (Гнус дошёл уже до жар-птичьих перьев), а замыкал Рыжий, и рядом с ним семенил Радко с узелком пирогов, время от времени тихо постанывая от любопытства.

  

  
    Глава 19

    Каменный конец жил не так, как весь город. Улица шире, заборы выше, за заборами хоромы в два жилья. Даже собаки тут брехали сыто, с ленцой. И двор Грека среди этого благолепия находился без подсказки — по невысокой башенке над тыном и по жёлтому дымку, что нёс через улицу знакомую кислую вонь.

    У соседних ворот стоял хозяин с бородой веником, и, задрав голову на дымок, набирался злости.

    — Отравитель!!! — гаркнул он через забор. — Опять смердишь⁈ У меня жена третий день не ест от смраду твоего! Я на тебя пожалуюсь!.. Я…

    Окно башенки распахнулось.

    — А не пошёл бы ты на хрен, — сказали из окна. — Отравителя нашёл. Я тут, может, один на весь ваш конец делом занят, а он мне — жена у него не ест! Да она у тебя не ест, потому что ты сам всё жрёшь, боров! Я видел, чего тебе с торга возят! Тебе не жаловаться на меня надо, тебе молиться на меня надо — я ещё прошлым летом говорил: сдохнете вы все тут со своего жиру, и лечить вас буду я, и не потому что люблю, а потому что боле некому!..

    Окно захлопнулось. Сосед постоял с открытым ртом и ушёл, забыв хлопнуть воротами.

    — Во дед выдаёт, — с уважением сказал Гнус. — На одном духу. Не вдохнул ни разу.

    Мы вошли в чистый двор, с яблоней, с грядками трав, и не успели дойти до башенки, как окно распахнулось снова.

    — Явились, — сообщила башенка. — Ироды. Все скопом, середь бела дня, — у людей работа, а этим хоть бы что, эти ходят… И пирожник с ними. Ну понятно. Ну здорово. — Седая голова оглядела нас, как потраву на огороде. — Чего встали? Лезьте уж наверх, раз пришли. Все лезьте, чего я орать буду через двор… А ты, — палец нашёл Гнуса, — ты руки в карманах держи. Помню я тебя. Склянку он понюхать хотел.

    Наверху было не развернуться, а нас влезло семеро, и стало вовсе не продохнуть: столы вдоль всех четырёх стен, горн с вытяжкой, полки до потолка в склянках и горшках, травы пучками с балок — и посреди всего этого дед на чурбаке, в своём извечном кафтане с прожжённой грудью. Окна стояли настежь на все четыре стороны, и сквозняк таскал через башню вонь и дым.

    — Ну и чего припёрлись, — сказал Грек вместо здравствуй. — Нет, я догадываюсь. Я всегда догадываюсь. Как эта рожа наглая в воротах — так всё, кончилась у деда спокойная жизнь. Сейчас будет «Грек, есть дело». Потом я три ночи не сплю, у меня горит борода, селитра эта, будь она проклята, а виноватый кто? Дед виноватый. Всегда дед…

    — Грек. Есть дело.

    — Ну⁈ Что я говорил! Слово в слово! — Дед воздел руки к пучкам под потолком, призывая их в свидетели. — Ладно. Садись, кто куда влез. Пирожник, пироги на стол клади, не мни… Ну? Чего надо-то?

    — Серы дай. Лучин десяток. И черепок — на огонь поставить.

    Грек замер.

    — Серы ему, — сказал он потолку. — Нет, вы слыхали. Приходит человек в чужой дом и с порога: серы дай. Я эту серу, чтоб ты знал, из-за моря вожу, я за неё… а, чего тебе рассказывать, ты ж не слушаешь, тебе ж дай… — Ворча, он уже лез по полкам, гремел, доставал берестяной короб. — На. И черепок на — и не угробь, он юг помнит… Лучины у растопки. РАДКО! Весы не трожь! Я спиной вижу!

    Я накрошил серы в черепок и поставил на угли. Сера поплыла янтарной лужицей. Я макнул лучину, повернул, вынул — жёлтая плёнка схватилась на глазах. Отложил. Макнул вторую, третью.

    Грек следил, не переставая бурчать — уже само собой, по накатанному:

    — … серу ему переводи, лучины порть… всякого видал, но чтоб с эдаким умным лицом дурью маяться…

    Я взял остывшую лучину и ткнул жёлтым концом в уголёк.

    Пых.

    Голубой огонёк появился с шипением — и через вздох лучина горела ровным, ясным пламенем.

    Бурчание оборвалось.

    В башне стало тихо, все глядели на огонёк. А громче всех молчал Грек.

    — Ткнула хозяйка в уголёк — и огонь в руке, — сказал я, задувая. — Один вздох. Не раздувать до слёз, не бегать к соседке с жаром. Лучина да капля серы. Цена ей медяк, а нужна в каждой избе каждое утро.

    Грек взял у меня лучинку. Ткнул в уголёк сам. Пых. Поглядел на пламя. Задул. Ткнул второй раз — пых.

    — Мать, — сказал он, — твою. Так. — И завёлся с пол-оборота, тыча в меня обожжёнными пальцами: — Нет, ты понял, а⁈ Всю жизнь! Всю жизнь я эту серу — и в зелье, и в дым твой поганый, я ею дышал, я ею ссал, поди, уже!.. И чтоб лучину макнуть — вот на столько ума не хватило! У меня! А у него хватило! Он же в сере ни хрена не понимает, он же её от воска не отличит, — а у него хватило!.. — Дед перевёл дух и закончил неожиданно мирно: — Ладно. Товар — золото, чего уж. Медяк — цена дурная, за такое и резану не грех… Сколько тебе их надо-то и когда?

    А лучинки уже расхватали.

    — Дай!.. — Гнус ужом просочился к столу первым, цапнул, ткнул в уголёк — пых! — и заржал от счастья. — Братцы!.. Не, вы видали⁈ Ткнул — и горит! А ну ещё раз… — Пых. — Го-орит! Это ж… это ж у костра в дозоре: дождь, трут отсырел, кресалом стучишь, стучишь, руки поколотишь все, — а тут ткнул в уголёк, и вся недолга!

    — Серу не переведите, ироды! — взвился Грек. — Это вам не игрушки, это… а, да что с вами говорить.

    Бес взял лучинку не спеша. Повертел, ткнул, поглядел на голубой огонёк — и глаза у него сделались нехорошие, довольные.

    — Голова, — сказал он вполголоса. — А ведь это ж и для ночного дела вещь. Кресалом в темноте стучать — искры на весь лес, всякий сторож увидит. А тут: уголёк в горшочке пронёс, ткнул под стеной — и фитиль запален. Тихо. Быстро.

    — Туда же гляжу, — сказал я.

    Рыжий молча протянул лапу, взял лучинку, ткнул. Пых. Он поглядел на пламя, задул, кивнул — и спрятал лучинку за пазуху. Грек проводил её глазами и открыл было рот, но махнул рукой.

    — Медяк, говоришь, цена… — Волк один не потянулся к столу — стоял, привалясь к косяку, и ухмылялся. — А изб на реке — сотни. И в каждой печь. И каждое утро… — Он поглядел на меня. — Знаешь, Кормчий, я вот всё думал. Чего тебе неймётся с этими лавками, торгашество — дело смердье… А теперь гляжу — нет, не смердье. Это ж мыт. Только добровольный. Деньги сами понесут, да ещё и спасибо скажут.

    — ЗОЛОТО!!! — грянул наконец Радко, который всё это время надувался молча, как тесто в кадке, и дольше не мог. — Батюшка! Отец родной! Коробами пойдёт! Всякая баба возьмёт, всякий двор, всякая корчма, всякая лодья в дорогу!.. Так. — Он развернулся ко мне уже деловой, с горящим глазом, и заходил по пятачку меж столов, загибая пальцы. — Теперь считаем. Почём пускаем? Медяк — это ты, батюшка, загнул, медяк — это себя не любить. Пускаем по две. Не! По две — в городе, а приезжим — по три, приезжий, он приехал и уехал, ему торговаться некогда… А короб цельный — со скидкою, чтоб корчмари брали!.. А наперёд, покуда ни у кого нет, можно и по пять, народ за диковину…

    — Начал, — сказал Грек потолку. — Видали? Товару ещё нет — а он уже приезжих обдирает. Вот так он и меня в своё время…

    — Погоди, — сказал я.

    Радко застыл с загнутыми пальцами.

    — Как — погоди?.. Батюшка, тут же считать надо, тут же…

    — Успеешь посчитать. Это ж не весь товар, Радко. Это первый. — Я повернулся к Греку. — Дед. Я хочу с вами двоими лавки запустить с товаром, какого ни у кого нет. Серники — раз, а мыслишек у меня ещё… разные мыслишки. Дай-ка я по хозяйству твоему пройдусь, погляжу, что у тебя есть. Может, чего и высмотрю.

    Грек поглядел на меня внимательным взглядом.

    — Высмотрит он, — сказал он. — Знаю я, как ты высматриваешь. Ты в прошлый раз высмотрел — я потом селитру варил день и ночь… Иди уж, шарь. Только уговор: сначала спрашивай, а руками не трогай. Тут тебе не торг, тут половина такого, что нюхнёшь не с той стороны — и поминай как звали. А ты, — палец в Гнуса, — ты вообще стой где стоишь. Прирос — и стой.

    — Да что ж вы все ко мне…

    — Стой, я сказал.

    И я пошёл вдоль полок.

    Хозяйство у деда было — иному купцу на зависть. Шёл я не спеша, по-хозяйски, и Грек тащился следом, бурча пояснения. Сперва нехотя, через губу, а потом всё охотнее. Всякому мастеру сладко показать своё, даже если он при этом ругается.

    — Это купорос, синий. Не лапай… Это квасцы, кожемякам продаю, живут же люди — кожу мнут, горя не знают… Это, — он любовно тронул запечатанную склянку с тяжёлым серебристым переливом, — это тебе знать рано. Это я сам боюсь… Тут травы: зверобой, полынь, маун-корень — сонное варю, бабы берут от сердца…

    — А это чего? — Бес, увязавшийся следом, тыкал пальцем в горшок с бурым.

    — А это от блох. Хочешь?

    — Не.

    — А зря. По тебе плачет.

    Я шёл дальше — мимо ступок, жаровен, — и уже в дальнем углу, за мешками, нос мой поймал кое-что очень знакомое.

    Такое знакомое, что меня на вздох качнуло через семь веков — в дедову баньку, где за вениками, на полке, стоял бидон, а в бидоне… Я остановился. Потянул носом. Сивуха. Родная, вонючая, мутная сивуха — её ни с чем не спутает ни один человек моего века, хоть сто лет пройди.

    За мешками стояла глиняная корчага, горло замотано тряпицей.

    — Грек. Это что?

    — А. Это. — Дед глянул без всякого интереса. — Дрянь одна. Вода палящая. У меня по осени вино прокисло — добрая корчага, жалко было выливать. Ну я и прогнал через куб, думал — уксус крепкий выйдет, уксус мне надобен… А вышло вот это. Горит, зараза, синим пламенем — потому и палящая. Смолы им развожу. Мази тяну — берёт хорошо, что твой уксус… Хочешь — забирай, у меня ещё есть. Только на кой-она тебе?

    Я снял тряпицу с корчаги. Понюхал ещё раз — глубоко, с чувством.

    Первач. Мутный, сивушный. Пить его — нельзя и не нужно, зелья для питья я в этот мир привносить не собираюсь. А вот всё остальное на нём…

    — Дед, — сказал я. — А ведь ты знаешь, что это у тебя в углу стоит.

    — Знаю, — проворчал Грек. — Дрянь у меня в углу стоит. Я ж сказал.

    — Про воду жизни слыхал?

    Грек замер.

    Стало так тихо, что слышно стало, как булькает его забытая реторта. Дед медленно повернулся ко мне, и лицо у него было нехорошее.

    — Ты где это слово взял, — сказал он.

    — Там же, где всё беру. Слыхал, стало быть.

    — Слыха-ал… — Дед повернулся во фронт. Его понесло — я уже знал эту его манеру, когда старика несёт, и перебивать бесполезно. — Он у меня спрашивает, слыхал ли я! Да я про неё, милый мой, слыхал, когда тебя на свете не было! Мне про неё один араб пел — учёный человек, не тебе чета: есть, мол, у ихних мудрецов вода жизни, аль-кохль, гонится из вина, горит синим, мёртвого на ноги ставит, живого от всякой хвори!.. Я, дурак молодой, уши развесил. Я её потом полжизни добывал! — Он ткнул пальцем в корчагу. — Вот эту дрянь палящую — её всякий с кубом добудет, невелика хитрость. А я дальше шёл! Я её по второму разу гнал! По третьему гнал! И что⁈ Та же дрянь, только злее — никакой в ней жизни, одна погибель! Тьфу!.. — Дед перевёл дух и закончил устало, со старой, заношенной обидой: — Брешут твои арабы. Сказка это. Для дураков вроде меня молодого.

    — Не брешут, — сказал я. — Вода жизни есть. И стоит она вон в том углу, в твоей корчаге… недоделанная. Ты, дед, до неё не дошёл два шага. Потому что гнал неправильно. Технология у тебя кривая.

    — Чего у меня кривое⁈

    — Порядок работы. — Я подошёл к его кубу. — Гляди. Ошибка первая. Трубка у тебя горячая — пар по ней летит и половину доброго уносит в воздух. Добро твоё в небо уходило, дед. Пар надо ловить холодом. Крышку — новую сделать полую, чашей кверху, в чашу воду студёную и менять, как согреется. Пар снизу бьёт в холодное — и оседает каплей. Видал по весне капли на погребной двери? Вот. По стенке капля сбегает в желобок, желобок по кромке, из желобка носиком в горшок. Медник с гончаром за день сладят.

    Грек глядел на свой куб. Губы его шевелились.

    — Погребная дверь… — сказал он тихо. — Пар к холоду льнёт… Мать. Твою. Я ж это тыщу раз… я ж на всяком окне по зиме… — Он рванулся было бежать, но осёкся и уставился на меня. — Стой! А второй раз⁈ Я ж её и через холод пробовал, снегом трубку обкладывал, зимой! Крепче выходило — а дрянь дрянью!

    — Ошибка вторая. — Я поднял палец. — Ты, когда по второму разу гнал, — ты всё подряд в горшок собирал, так?

    — А как ещё⁈

    — А вот так. Не всё в этой воде — вода жизни. Первое, что закапает с холодной крышки, — самый яд и есть. Его убирать надо прочь. Он в другое дело пойдёт. Последнее, что капает, — муть водянистая, слабая. Тоже прочь. А брать — середину. Одну середину, дед. Ты яд с мутью обратно сливал — и дивился, что дрянь выходит.

    Грек стоял неподвижно.

    Потом сел на чурбак. Потом встал. Потом снова сел — и вдруг грохнул кулаком по столу так, что подпрыгнули склянки.

    — СЕРЕДИНУ!!! — взревел дед. — Середину брать!!! Голову — прочь, хвост — прочь!!! Да ж ты ж… да я ж.!!! Я ж её В РУКАХ держал, я ж её сам сварил — и сам же ядом обратно испортил, дурень, ду-урень старый!!! — Он вскочил и понёсся по пятачку, размахивая руками, натыкаясь на сундук с Гнусом. — А араб-то, араб не брехал!!! А я его брехуном… Свечку ему поставлю! Нет, не поставлю — он нехристь… Ну так помяну!!! Стой!.. — Дед встал как вкопанный посреди башни и повернулся ко мне с внезапным подозрением. — А ты. Ты-то откуда знаешь про середину? Этого мне и араб не пел. Этого и на юге не всякий…

    — Читал.

    — Чита-ал… — Грек поглядел на меня из-под бровей неверящим взглядом. — Знаешь, наёмник, чего я в тебе не пойму? Сам ты с севера, а знаешь то, чего арабы не знают… — Он махнул рукой. — А, не моё дело. У всякого своя корчага в углу… Медника! — Дед хлопнул в ладоши и ожил весь разом. — Медника нынче же! И гончара! Крышку чашей, желобок оловом пропаять, носик… а чашу менять — мальца найму с ведром, у соседа вон мальцов трое, дармоеды…

    — Дед. Погоди с медником. — Я сел. — Сперва договорим, что она умеет. А то ты сейчас убежишь гнать — и до зимы тебя не увидим.

    — Ну? — Грек нехотя присел на край чурбака, весь уже там, у будущего куба. — Чего она умеет? Араб пел — от всякой хвори…

    — Врал наполовину. От всякой — нет. Правда в том, что гниль в ней не живёт. Как в меду, только злее втрое. Рану ею промыть, покуда свежая, — гниль не сядет вовсе. Ни антонов огонь, ни горячка раневая.

    — Так. — Дед сощурился. — Это, положим, и араб говорил — они-де раны ею пользуют… Я не верил. Проверю. Ты не думай, я всё одно проверю, на слово мне и Христос не указ… — Он уже тянул с полки вощёную дощечку и царапал писалом. — Раны — раз… На ней же, стало быть, и мази пойдут крепче — она ж вытяжку даст такую, какой вода сроду не даст… растирка от ломоты — это ж не мазь даже, это ж проще… Слышь, наёмник. А травы на ней настаивать — это ж… это ж она из травы всю душу вытянет? До капли?

    — Вытянет. И держать будет годами — не скиснет.

    — Годами… — Дед застыл с писалом на весу. — Зверобой на ней… полынь… маун-корень… да ей же цены…

    — Стоп, дед. Погоди с травами.

    Грек поднял голову, недовольный, как всякий мастер, которого сдёрнули с мысли.

    — Чего годить-то? Само ж в руки идёт!..

    — А ты думаешь, я знаниями просто так раскидываюсь? — Я поглядел на него. — Такому знанию, дед, цена — сундук серебра. Твой араб за него полжизни отдал бы и не поморщился. А я тебе его выложил даром, на стол… Потому что под дело выложил. Под наше с вами дело — твоё, моё и Радково. Всё, что ты сейчас пишешь на дощечке, — мы будем делать и продавать. Не тебе одному в башню, не мне одному в поход — на всю реку.

    Грек отложил писало.

    — И заметь себе ещё одно, — сказал я. — Я это рассказал без уговора. До всякого ряда, до всяких долей — руки не бивши. Потому что знаю, что ты не обманешь. С иным человеком я бы сперва три дня рядился, а после цедил бы по капле. А тебе — всё и сразу.

    Дед помолчал. Поглядел на дощечку, на корчагу, на меня — и что-то в его лице смягчилось.

    — Ишь ты, — сказал он ворчливо, но ворчание было уже другое. — Не обману… Знамо дело, не обману. Я, милый мой, за всю жизнь одного человека обманул — себя. Всю жизнь себе брехал, что аква вита — сказка… — Он крякнул. — Ладно. Дело так дело. Сказывай, что делать будем. Только по порядку сказывай, не как ты любишь.

    — По порядку. Первое — настойки, товар нутряной, каплями… Зубная: дуб да шалфей на чистой основе. Полоскать, а на худой зуб — каплю. У кого на реке зубы не болят?

    Рыжий, подумав, открыл рот и молча ткнул пальцем куда-то вглубь. Бес заглянул и присвистнул.

    — Во, — сказал я. — И так у каждого второго… Второе — желудочная: полынь со зверобоем. Брюхом маются все, потому что вода сырая, еда лежалая.

    — К полыни тысячелистник добавить, — тут же встрял дед. — Полынь одна — горька без толку, а с тысячелистником она… — он пошевелил пальцами, — она поёт. Проверено… Пиши дальше. Третье что?

    — Третье — раневая. Сама основа, чистая, для промывки. Всякому, кто с топором и лодьей живёт.

    — И сонное — четвёртым, — сказал дед. — Маун-корень на основе. У меня сонное на воде — неделю стоит и киснет, а на ней… Ты не гляди, что товар тихий. Сонное бабы берут так, что не напасёшься.

    — Пятым — растирка от ломоты, на злых травах. Гребцам, плотникам, старикам.

    — Перец бы в неё. — Дед почесал бороду. — Есть у меня перец, злющий, арабский ещё… Жечь будет — куда там бане.

    Мы накидали ещё с полдюжины — дед вошёл во вкус и предлагал уже больше моего. Дощечка его покрылась царапинами сверху донизу. А Радко всё это время сидел тихо, как мышь при коте, и только глаза его делались круглее с каждой строкой.

    Я повернулся к нему.

    — Дыши, Радко. Теперь твой черёд.

    И Радко задышал.

    Он вскочил с лавки, будто под ним угли развели, прошёлся по пятачку туда-сюда, потирая руки, — и остановился перед дощечкой с дедовыми царапинами, как воевода перед картой.

    — Так, — сказал он совсем другим голосом. — Так-так-так… Батюшка. Дед. Слушайте теперь меня, и не перебивать — ты сам велел по порядку, вот и будет по порядку… Товар у нас — какого нет ни у кого. Стало быть, и продавать его надо не как у всех. Первое это имя. Всякому зелью — своё имя, и чтоб на языке каталось. «Настой дубовый» — тьфу, забыл через шаг. А вот, скажем… — он пощёлкал пальцами, — «Зубная тишина»! А? Купила баба «тишину» — и всей улице расскажет, что купила!

    — Балаболка, — сказал Грек, но писало, я заметил, потянул к дощечке.

    — Второе — склянка! Зелье никто не видит, батюшка, зелье в брюхе. А склянку — видят! Склянка на полке стоит, к куме приходят — а она сто-ит!.. Значит, для рядов — склянка дорогая, стеклянная, с воском, с печатью. Чтоб её выкинуть жалко было!

    — А для бедных улиц — глина простая, — сказал я. — И цена в медяк.

    Радко поперхнулся на всём скаку.

    — Это… как это — в медяк? — Он поглядел на меня с искренним страданием. — Батюшка. Побойся. Зубная-то — да её ж по гривне брать будут! По гривне, и в очередь встанут! А ты — медяк…

    — В рядах — по гривне. Богатым, в стекле, с печатью. А на посаде — то же зелье, в глине, за медяк. — Я поглядел на него. — Себе в убыток. А убыток кроет боярина гривна.

    В башне стало тихо. Радко открыл рот. Закрыл. Посмотрел на Грека — Грек пожал плечами: сам, мол, с ним разбирайся, я его давно бросил понимать.

    — Поперёк всякого торга… — начал Радко жалобно.

    — Голова. — Бес подал голос со своего сундука, и голос был серьёзный. — А ведь я, кажись, понял… Бедный мужик медяк заплатит — а помнить будет год. И детям расскажет. И как ты кликнешь — он придёт. Так?

    — Так, Бес.

    — Во! — Гнус аж подпрыгнул. — А я по-своему скажу, по-простому! Вот про кабатчика мне сказывали — первую чарку задаром наливал. Задаром, понял⁈ Все думали — дурак. А к нему полреки ходило, и вторую-то чарку — за куны!.. Хитрю-ющий был мужик, царствие ему…

    — Тьфу на тебя с твоим кабатчиком, — сказал Грек. — Тут дело чище… — Дед отложил писало и поглядел на меня поверх дощечки, по-стариковски. — Я, наёмник, на юге видал, как богатые лечатся и как бедные помирают. Через улицу друг от друга… Делай свой медяк. Я варить буду — мне без разницы, в стекло лить или в глину, зелье-то одно… Только уговор такой — на посадской лавке чтоб моего имени не было. А то потянутся ко мне во двор со всякой болячкой — а у меня работа.

    — Потянутся к лавке, — сказал я. — На то она и лавка… Волк. Ты чего молчишь? По роже вижу — считаешь.

    Волк стоял у косяка, руки на груди.

    — Считаю, — согласился он. — Только не серебро… Ты вот что сотворил, Кормчий, понял ли: у братчины — серебро, у Путяты — дружина, у попа — Бог. А у тебя теперь будет то, чего ни у кого из них нет. Тебе всякий двор в этом городе будет должен. — Он покачал головой.

    — Именно так, Твердислав, — сказал я. — Теперь доли обсуждаем, и по рукам. Затея моя, знание моё, серебро на обзаведение — тоже моё. Кубы, стекло, обе лавки, всё на мой счёт. Потому — половина моя. Вам по четверти на брата. Тебе, дед, — варить и рецепты в голове держать. Тебе, Радко, — прилавки, имена твои звонкие и счёт… Ну?

    — По рукам!!! — Ладонь Радко хлопнула о мою раньше, чем я договорил.

    Грек не спешил. Скрёб бороду, глядел на корчагу.

    — Половина ему, — проворчал он наконец. — Грабёж… по-учёному обставленный. — И подал руку. — По рукам, наёмник. Только рецепты — в мою голову, писать ничего не стану и подмастерьев к кубу не подпущу. Помру — тогда наследуйте.

    — Живи давай. Ты у меня лет на двадцать вперёд расписан.

    — Видали? — Дед обернулся к ораве и ткнул в меня пальцем. — Вот так и живу. Помереть — и то по его росписи… Всё, ироды, ступайте. У меня медник, у меня гончар, у меня крышка эта чашей… — Он уже не с нами говорил, он говорил с кубом. — А ты, — палец нашёл Гнуса у самой двери, — ты корчагу-то поставь. Поставь, я сказал. Вот же ж послал бог компанию…

    Вышли мы в сумерки. Каменный конец засветился окнами, от реки тянуло прохладой, и позади, в дедовой башне, уже гремело железо — Грек не стал ждать медника до завтра.

    — Слышь, Голова, — сказал Бес, когда ворота остались за спиной. — А ведь день-то какой вышел. Утром кузнецам серебро, в обед плотникам, вечером — вон, цельное дело родили… Это ж сколько ты нынче потратил?

    — Всё, что потратил, — вернётся впятеро. Торговый день, Бес. Иной торговый день дороже иного боя.

    — Во-во, — вздохнул сзади Гнус. — Только после боя хоть добыча, а тут… Слушайте, а ведь никто так и не спробовал, какая она на вкус, основа-то. Может, зря пужают?..

    Рыжий молча взял его за шиворот.

    — Да иду я, иду!

  

  
    Глава 20

    Утро мы встречали в корчме у торга — той самой, где я когда-то поил сбитнем детскую ватагу.

    С тех пор хозяин при виде меня всякий раз молодел лицом лет на десять. Торговля его с того дня пошла в гору, потому что пол-Устья ходило теперь сюда поглядеть, за каким столом сидел Кормчий. А сегодня ему повезло вдвойне — Кормчий сидел живьём, со всей своей страшной свитой, и мирно дул на сбитень.

    Свита завтракала. Рыжий ел кашу — вторую миску, по-моему, или уже третью. Бес катал в пальцах ложку и лениво переругивался через зал — потому что в дальнем углу, за длинным столом, сидело моё речное пополнение в полном составе: Жучок со всей командой. Перед каждым стояла яичница.

    — … а я говорю — вперёдсмотрящему двойная положена! — доказывал Жучок хозяину, который завис над ними с сомнением на лице. — Спроси хоть у дяденьки Беса! Бес, скажи!

    — Положена, — важно подтвердил Бес. — По речному уставу. А палубной команде — по полторы.

    — А устав кто писал? — сощурился хозяин.

    — Я и писал, — сказал Бес.

    Хозяин поглядел на меня. Я кивнул: пиши на меня. Хозяин просиял и понёс ораве хлеба — от себя, для ровного счёта.

    — Разбалуешь ты флот, Голова, — сказал Волк, отхлёбывая. — Они уже яичницу по уставу требуют. Дальше что? Жалованье?

    — Дальше — вырастут, — сказал я. — И вспомнят, кто их кормил… Ладно. Слушайте, братцы, пока едите. Подобьём, что имеем.

    А имели мы, если считать честно, вот что.

    Самострелы — заказаны. Соточка с гаком встанет к совету, остальное седмицей позже. Кольчуги — пойдут вдогонку. Спарка — вяжется. Вчера на закате приходил Щукарь, и по тому, КАК он ругался, я понял, что дело идёт хорошо. Дед ругался вдохновенно. Он орал, что бимсы, то бишь поперечные балки, ему привезли кривые, что Клещ с Бугаем тянут найтов, как бабы бельевую верёвку, что Хвощ с Кутырём мешают ему работать, размечая свои орудийные места, и что ежели Кутырь ещё раз скажет «а можно ствол на пядь левее» — то он, Щукарь, в этот ствол Кутыря и зарядит. Потом дед выпил ковш кваса, сказал «а вообче — ладная выходит зверюга, страшенная» — и ушёл довольный.

    И медицина теперь — будет. Вот это, к слову, никто из моих пока не понял, а понять им это надо.

    — Гнус, — сказал я. — Вот скажи. Вчера у деда — мы чем занимались, по-твоему?

    — Знамо чем. — Гнус пожал плечами. — Торговлю затевали. Лавки, зелья, серебро лопатой… Доброе дело, я разве спорю? Только, — он покосился на меня хитро, — я так смекаю, Голова, ты ж не корысти ради. Ты ж чего-то опять удумал, я ж тебя знаю.

    — Войну я удумал, Гнус. Ту же самую войну… Вот гляди. — Я отодвинул кружку. — Болт — боевой припас? Припас. А вот тебе в деле плечо просекли. Промыли основой, зашили, через седмицу ты в строю. А не промыли — через седмицу ты в горячке орёшь, а через две мы тебя закапываем и ищем, кем тебя заменить. Только заменить некем — люди на реке дороже серебра, я вам говорил… Так что зелья дедовы — это тот же припас. Раненый, который вернулся в строй, — самый дешёвый боец на свете, потому что он уже выучен.

    Стол притих. Бес перестал катать ложку.

    — А я-то думал… — Гнус поскрёб затылок. — А оно вона как. Стало быть, и настойки эти — в поход пойдут?

    — Первым же грузом. На каждую лодью — короб поставим, в котором будут основа для промывки, зубная настойка, желудочная, вываренные тряпицы… И приставлю к коробу человека, чтоб выучил, что за чем. — Я поглядел на Гнуса.

    — А серебро? — Волк глядел на меня поверх кружки, прищурясь. — Лавки твои, серники, зелья — это ж всё не к этому походу. Это ж годами расти будет… К чему счёт ведёшь, Кормчий?

    — К тому, что Лобановы сундуки — кончаются. — Я сказал это спокойно, и стол перестал жевать. — Первый город взял. Второй в дорогу ушёл. Третий вон — уже тает пока заказы делаем, и к совету от него дно останется… А война жрёт серебро хуже огня. Эта война — ладно, на эту хватит. А следующая? А та, что за ней? Река длинная, я вам говорил… Вот на то и лавки. Казна должна сама себя кормить — тогда воюй хоть двадцать лет. А чужим серебром воевать — это как чужим веслом грести: до первой мели.

    — А на Холопьем торгу, — медленно сказал Бес, и глаза у него сделались нехорошие, — к межени серебра соберётся — горой. Скупщики ж с юга с казной придут. Людей покупать… Так, Голова?

    — Так, Бес. Чужое серебро, на чужой беде копленное. — Я допил сбитень. — Его и возьмём. И будет оно наше — и беда наша с ним расплатится… Но то к межени. А нынче у нас дело поближе. Помните, я кожевнику…

    Договорить мне не дали.

    Дверь корчмы грохнула, и в неё влетел расхристанный, сияющий Радко, с шапкой в кулаке.

    — Батюшка!!! Тут ты! А я по всему торгу!.. — Он подлетел к столу, плюхнулся на край лавки, сгрёб мою кружку, допил остатки сбитня и затараторил: — Докладаю! Дед — всё! Дед готов! Ты слушай, слушай. Он же ночью медника поднял! Ночью! С постели! Тот думал — пожар, а этот ему: неси олово, паяй чашу!.. К свету крышка стояла, к заутрене дед уже гнал, а как первую чистую взял — заорал на всю башню так, что соседи за ворота повыскакивали! В исподнем! Думали — режут!.. А он стоит в окне, склянку держит и орёт: ГОРИТ! СИНИМ! НАЧИСТО!.. — Радко перевёл дух. — Я к нему сунулся — а он меня выгнал. Иди, говорит, отсюда, торгаш, у меня работа, я всю жизнь ждал… Сидит теперь, гонит и с кубом разговаривает. Ласково так. Как с конём.

    Стол лежал. Даже Рыжий отставил кашу.

    — А сам куда несёшься? — спросил я.

    — Дык к Фомке! — Радко вскочил и нахлобучил шапку. — К Фомке, батюшка, как уговорено, — про дорогу, про мыт, про всё! Он с утра в амбарах, я нарочно пораньше!.. Всё, побёг!

    И вылетел, едва не снеся хозяина с подносом.

    — Вот же ж человек, — с уважением сказал Гнус. — С утра — как ошпаренный, к вечеру — как ошпаренный… Когда жрёт — непонятно.

    — На бегу, — сказал Волк. — Я видал… Ну, Кормчий? Ты про кожевника начал — договаривай. Чего ты ему тогда посулил-то, хитрую сбрую какую-то?

    — Хитрую, Волк. Очень хитрую. — Я отодвинул пустую кружку и оглядел стол. — А ну, сдвиньтесь ближе. Сейчас мы с вами будем придумывать вещь, которой ещё не было.

    — Только зайду издали… Горшки наши громовые все видали. Здоровые, тяжёлые, к делу их коробом подносят, с рук на руки передают. А я хочу сделать горшочки малые. С кулак величиной. Чтобы в ладонь ложился, как яблоко, и чтобы боец нёс на себе три-четыре штуки — перед абордажем в толпу кинуть, ну или на стену перед тем как лезть туда, или в помещение какое, где ждут уже.

    — Стой, — сказал Волк.

    Он поставил кружку, и по лицу его было видно, что я наступил на что-то его собственное, давнее.

    — Стой, Кормчий. А ведь я про это думал. Ей-богу, думал — ещё под Городцом. Я тогда прикинул, что вот здоровые есть, а малые можно ли сделать? Подумал так — и бросил. Решил, что нельзя, видать. Что гром в малом горшке не живёт. Ты же делаешь большие — стало быть, так и надо.

    — Живёт гром в малом, Волк. Ещё как живёт. Малый горшок лодью не потопит, зато на чужой палубе, в свалке, когда борт к борту, — кинул под ноги ихнему строю, и строя нет. Пахому закажу, как в Хлынов пойдём. А что сам додумался — запомни за собой. Я всегда говорил, что у тебя на войну добрая голова.

    Волк усмехнулся, однако видно было — доволен.

    — А теперь задачка вам всем, — сказал я. — Вот боец. При нём три — четыре малых горшка, серники, зуб огненный, болты к самострелу, нож запасной, перевязка. Идёт на дело на лагерь вражеский, ну или на сцепку. Где он всё это носить будет?

    Стол задумался.

    — Дык в мешке, — сказал Гнус. — Где же ещё.

    — Хорошо, в мешке. А теперь вспоминай купца бусурманского, как брали. Ты через борт сигаешь, под тобой вода, на тебя оттуда рогатиной тычут. Долетел, устоял — и тут тебе горшок понадобился. Что делать станешь? Мешок с горба снимать? Узел зубами развязывать?

    — Не… — Гнус поскрёб затылок. — Не поспею я… Ну, тогда за пазуху!

    — Три глиняных горшка за пазуху, — сказал Бес. — И сигай через борт. Не долетишь до чужой палубы — об свою же снасть переломаешься. Даже врагу работы не оставишь.

    — Тьфу на тебя, каркуша!

    — На гайтан, как зуб носим? — предложил Волк и сам же поморщился. — Нет, не то. Зуб — он лёгкий, костяной, и то в сцепке болтается, за всё цепляет. А яблоко это на шее… На бегу по зубам бить будет. За пояс затыкать — вывалится при первом прыжке. Ремешком приматывать — пока отмотаешь, тебя три раза стопчут…

    И пошло по кругу. Мешок, пазуха, гайтан, ремень — и на каждом круге они сами себя били по рукам. Тут не поспеешь, там разобьёшь, здесь вывалится. Всё их привычное ношение — нож в ножнах, тул у бедра, кошель на поясе, зуб на шее, прочее в мешке — под новый груз не годилось никак. И они упирались в это лбами, честно и всё злее.

    — Да что же такое, — Волк пристукнул ладонью. — Выходит, некуда его деть, горшок твой малый? Выходит, всё едино коробом возить, а в дело — в руке, по одному?

    — Выходит так. Если носить по-старому. — Я поднялся из-за стола. — А мы будем по-новому. Глядите и запоминайте, показывать буду на себе.

    Стол развернулся ко мне. Даже Жучкова ватага в углу привстала над своей яичницей.

    — Первое — пояс. — Я провёл ладонью по ремню. — Шире вашего вдвое, кожа двойная. Второе — лямки: два ремня от пояса вверх, через плечи, на спине крестом. Третье — на том кресте, сзади, своя опора, потому что туда спинной груз вешается… И вот теперь главное, мужики. Груз — не в одном месте. Груз размазан по всему телу, каждой вещи своё гнездо. — Ладонь пошла по местам, и стол следил за ней, не дыша. — Болты — на боку: рука упала, взяла, зарядила. Горшки — в малых сумках, на груди, каждый в своём гнезде с клапаном. Рванул — и он в ладони, и глядеть не надо. Серники, трут, зуб — в сухом вощёном кармане тут же, у сердца. Так огонь всегда при тебе. Склянка с основой да тряпица скаткой — на правом боку. Посекли — сам обмыл, сам замотал, дальше воюешь. Топорику петля на правом. И всё прижато. Всё подогнано. Прыгнул через борт — ничего не грохнуло, не съехало. Плечи несут, пояс держит, спина своё везёт. А руки, — я развёл пустыми ладонями, — руки свободные.

    Я договорил и сел.

    А Волк стоял.

    Он поднялся где-то на середине — я и не заметил когда — и теперь стоял, глядел на меня, а руки его сами, без хозяина, ходили по собственному ремню. Трогали. Вешали невидимое. Срывали. Губы шевелились: он шёл на сцепку — прямо здесь, посреди корчмы, сигал через борт, рвал горшок с груди, кидал, — и по глазам было видно каждый шаг этого боя.

    — Я в железе сызмальства хожу. Как топор держать — учили. Как щит носить, как сулицу метать — учили… А этому никто. Понимаешь? Никто и никогда. Мы же на сцепку как ходим: нож тут, тул там, остальное — кучей у мачты, и в свалке к той куче не пробьёшься… Я на бусурманском купце, вот при всех скажу, — я тогда фитиль запалить не мог. Огниво на гайтане, а он под кольчугой съехал, рву его, зубами рву, но куда там!.. — Он рубанул воздух ладонью. — А тут — всё по местам. Как у Микулы в кузне: рука упала — инструмент взяла. Ну и задумка, Кормчий. Вот это ты только что жизнь мне облегчил.

    — Лучше и я не скажу, — согласился я.

    — Погодьте! — Гнуса распирало давно, и теперь прорвало. — А про главное-то! Пожрать! Вот вы ржать приготовились, а я дело говорю: битва — она когда кончится, никому не ведомо! С утра началось, к вечеру ты голодный, руки трясутся — какая с тебя война на пустое брюхо⁈

    Стол набрал воздуху — и не заржал. Потому что я поднял руку.

    — А ведь дело говорит.

    Гнус, приготовившийся обороняться, поперхнулся.

    — Голодный боец — полбойца. Потому сумку сделаем на пояснице. Чтоб руку протянул сухарь зацепил и в рот. И баклага при ней. Вода в деле нужнее еды… Так что запоминай, Гнус: эта сумка — твоя придумка. Так людям и скажем.

    — Моя?.. — Гнус обвёл стол взглядом, ожидая подвоха. Подвоха не было. И его начало раздувать. — Моя придумка! Слыхал, Бес⁈ Ты ржал — а сумка Гнусова! Так и звать будут!

    — Это ж надо, — сказал Бес с чувством. — Всю жизнь человек мечтал прославиться. И вот. Сумкой.

    — Завидуй молча!

    — Теперь из чего шьём, и это последнее. — Я прихлопнул балаган ладонью. — Кожа пойдёт на ремни да на окантовку, и всё, потому что кожи на три сотни бойцов не напасёшься, разоримся. Гнёзда и сумки сделаем из толстого полотна, в два слоя, воском пропитать. Воду держит не хуже кожи, цена — грош, порвалось — любая баба за вечер зашьёт… И гнёзда съёмные: вешаешь на сбрую, что делу надо. Стрелку — болтов вдвое и никаких горшков. Абордажному — горшки да топорик. Одна сбруя на всякую войну.

    Волк взял кружку, обнаружил, что пустая, и поставил обратно.

    — Кормчий. Я гром видал. Паруса косые видал. Видал, как ты князей на бочонки сажаешь… И вот чем ты меня доконал. Ремнями с кармашками.

    — Не ремнями, Волк. Тем, что за ними стоит… Ну? К кожевнику?

    — К кожевнику. — Волк поднялся. — Только сперва на двор. Я свою снасть на стол выложу, всю, как в дело хожу. Разложим рядком, приладим, что куда. И кроить будете на мне.

    — Э! — оскорбился Бес. — А образцовая стать у нас чья?

    — А сцепка у нас чья? — отрезал Волк. — На мне кроить. Я в этой сбруе первым на чужой борт пойду — стало быть, мне и мерка.

    И вышел первым, на ходу прикидывая пальцами по поясу.

    — Слыхал? — шепнул Гнус Бесу. — Первым пойдёт. Это он так сказал — или взаправду?

    — Взаправду, — сказал Бес. — Теперь его от чужого борта не оттащишь. Кармашки ему обновлять надо.

    * * *

    Кожевный ряд стоял через улицу от плотницкого — сырьё возят одними подводами, вот ремёсла и селятся кустами. Так что шли мы знакомой дорогой, и с плотницких дворов нам махали.

    — Батюшка воевода! — Векша восседал верхом на новом бревне, будто со вчерашнего дня и не слезал. — Ложа режем! Три десятка хоть нынче принимай! Мальцы на древках сидят — стон стоит!

    — К вечеру пришлю принять. Стругайте.

    — А торговаться будете? — с надеждой спросил Векша, отыскав глазами Гнуса.

    — Не буду я с тобой торговаться, — угрюмо отозвался Гнус. — С тобой торговаться — что с подушкой драться. Сраму больше, чем толку.

    Векша мелко засмеялся и застучал теслом дальше, довольный до ушей.

    Кожевный ряд узнавался носом раньше, чем глазами. Вдоль улицы сохли на рамах кожи, у ворот стояли подводы, и весь ряд жил своим неспешным делом — тут не гремело, как у кузнецов, тут скребли, мяли и тянули.

    А от средних ворот уже спешил Нежила — на ходу стягивая фартук.

    — Батюшка!.. — Он поклонился и распахнул ворота одним движением, всем телом сразу. — Дождался! Я, веришь ли, всякое утро с того дня жду. Жена смеётся: ты, говорит, как девка на выданье, всё в окно глядишь… Заходи! И люди твои пусть заходят, места хватит.

    Двор у старшого был рабочий: навесы, рамы, чаны с дубовым настоем, длинный верстак под окном. Я кивнул Волку. Волк подошёл к верстаку, развязал принесённый свёрток и стал выкладывать свою снасть. Пояс с ножом. Тул с болтами. Кошель с огнивом. Зуб на гайтане, топорик, баклажку, заплечный мешок. Выложил рядком и отступил.

    Нежила поглядел на снасть. Потом на меня.

    — Чинить? — спросил он с сомнением. — Дак целое всё…

    — Не чинить. Слушай и гляди на доску, рисовать буду.

    И я стал рисовать углём. Пояс — широкий, двойной кожи. Лямки от него через плечи, крестом на спине. Опора на кресте. И гнёзда по всей сбруе: болы торчком, горшки на груди по лямкам, каждый в своём гнезде с клапаном, сухой карман под огонь, склянка с тряпицей на боку, петля топорику, сзади сухарная сумка и баклага. Рисовал и рассказывал что где висит, почему именно там, как рвётся одной рукой.

    Нежила слушал молча. Сперва с готовностью на лице. Потом готовность с лица сошла, и осталось на нём одно внимание. Въехал, наконец-то.

    — Хомут, — сказал он вдруг.

    — Чего?

    — Хомут, говорю. — Он не отрывал глаз от доски. — Отчего конь гору везёт? Оттого что хомутом вес ему по плечам разложен. На шею весь вес ему повесь — удавишь коня… А ты получается человека хомутуешь. Наоборот только: не человек везёт — на человеке едет. — Он поцокал языком. — И пряжками, стало быть, подгоняешь, как чересседельник…

    И замолчал — как отрезало. Взял с верстака Волков пояс, повертел. Отложил. Подошёл к Волку вплотную, бесцеремонно приложил ремень ему через плечо, натянул, поглядел. Волк открыл было рот, но я качнул головой: стой смирно. Волк остался стоять, а Нежила закружил вокруг него, бормоча себе под нос на своём цеховом наречии:

    — … шлейку сюда… крест на лопатках свести, подушечку войлочную подложить, чтоб не резало… тул перевесить, он у тебя на бедре болтается, как ботало, — его жесткой петлёй, стоймя… горшочное гнездо — обшить понизу, зевом чтоб стояло… клеванец, не пуговка, пуговка в мокрых пальцах — тьфу… — Он отступил на шаг, сощурился на Волка, как на недошитый хомут, зашёл сзади, потянул невидимый ремень на лопатках. — … а сумку заднюю — во всю ширь, плоско, в потничок её, в потничок…

    Волк стоял посреди двора, обвешанный одним настоящим поясом и десятком воображаемых ремней, и на лице его боролись оскорблённое достоинство с любопытством. Любопытство побеждало.

    А к воротам тем временем подтягивался ряд. По одному, по двое — кожемяки бросали чаны и подходили поглядеть на невиданное дело. Старшой ихний молча кружит вокруг воеводина десятника и обвешивает его воздухом. Переговаривались вполголоса:

    — Чегой-то он его?..

    — Тихо ты. Кроит.

    — Чего кроит-то? Голого?

    — Отойди, сказано. Не видишь — думает человек.

    Наконец Нежила остановился. Вынырнул — глаза у него были пьяные, как у человека, которого разбудили посреди лучшего сна.

    — Батюшка, — сказал он. — Прости, увлёкся… Сошью. Такое — сошью, и знаешь, что скажу? Это шить ПРОСТО. Тут ни седельной луки, ни хитрого шва — ремни да сумки, всякий мой подмастерье потянет… — Он помялся и договорил с мастеровой честностью: — Мудрёного тут — только придумать. А придумывать, вишь, не нам досталось.

    — Каждому своё, — сказал я. — Теперь уговор, старшой, слушай. Первое: образец. Кроишь на нём, — кивок на Волка, — Наденет, побегает, попрыгает — что вскроется, перешьёшь. Второе: вся сбруя на пряжках, пояс пряжкой, лямки пряжками. Подтянул-отпустил, чтобы села хоть на него, хоть вон на Гнуса. Потому шьёте все одинаковые, по образцу, безо всяких мерок. Как образец встанет — закажу три сотни. Всем рядом шейте, баб на сумки нанимай. Часть серебра наперёд дам.

    По ряду за воротами прошёл вздох. Про кузнечный задаток тут, ясное дело, слыхали.

    — И третье. Покуда мои не одеты — шьёшь мне одному, и про заказ молчок: упряжь-де воеводе ладим, и вся недолга. А как моих одену… — я подождал, чтоб дошло до всех, до задних в том числе, — шей кому хочешь. Хоть боярам, хоть князьям, на всю реку. Одно помни и людям сказывай: у кого первого такая сбруя была.

    Нежила поклонился.

    — По рукам, батюшка. До срока — ни петельки на сторону, вот те крест при всём ряде… Мужики, слыхали⁈ — Он развернулся к своим, и голос его окреп до старшинского. — Топи чаны, готовь ремённую! Сафрон — за войлоком! Бабам скажите — полотно будет, шить будем!.. — И снова мне, уже на бегу: — А десятника твоего, батюшка, ты мне на весь день отдай. Я на нём живом подгонять буду.

    — Забирай, — сказал я.

    — Э! — возмутился Волк.

    — Служба, — хмыкнул я.

    Уходили мы под нарастающий гул — ряд за нашими спинами уже делил работу, и кто-то орал про ремённую кожу, что лучшая у Сафрона, а Сафрон орал, что у него на ремённую свои планы… Знакомая песня. Так теперь пел весь город: кузнецы, плотники, кожемяки, дедова башня на Каменном, стапель в порту. Я слушал этот гул и думал, что вот так, наверное, и звучит война — за месяц до того, как загремит.

    — Слыхал, чего сказал? — Волк шагал рядом, мрачный. — На весь день. Живьём. Подгонять он на мне будет…

    — Потерпишь. Зато первым на реке сбрую наденешь.

    — Первым… — Волк помолчал. И не выдержал: — А горшочные гнёзда — их три или четыре ставить? Я вот иду и думаю: четыре — не тяжко ли на грудь? А три — не мало ли?..

    — Вот на тебе и проверим.

    — То-то и оно, — сказал Волк довольным голосом.

  

  
    Глава 21

    «Навь» бежала вниз ходко, как застоявшаяся лошадь.

    Ветер пришёл с верховьев, и бил в корму, раздувая все три паруса. Я стоял на потеси. Вёсла лежали вдоль бортов, гребцы дремали на банках, вода сама несла нас домой. Чистая струя, знакомые мели по левой руке, у коряги впереди стоит жирный сом и настороженно шевелит усами. Живи, хозяин. Не до тебя нынче.

    После Устья с его торгами, кузнецами, чужими рожами с утра до ночи — река казалась прибранной горницей. Потому хотелось молчать.

    У мачты зашуршала рогожа. Из-под неё задом выполз Гнус с коробом в обнимку, уселся на тюк и поднял крышку.

    — Так, — сказал он строго. — Считаем. Дюжина, другая… — Палец его запрыгал по рядам. — Бес! Тут пряника не хватает! Верхний ряд початый!

    — Знамо дело, — отозвался Бес. Он сидел на тюке с полотном и плёл из ремешка хитрую косицу. — Ты его вчера съел.

    — Я⁈

    — Ты. На закате. Сидел вон там, за парусом, спиной ко всем. А потом пол рожи твоей бесстыжей в меду было.

    Гребцы заржали. Гнус провёл по подбородку ладонью.

    — Это я его проверял, — заявил он с достоинством. — Один пряник из каждого короба купец обязан пробовать. А ну как они отсырели? Привезём детям кислое — вот стыд-то будет.

    — И как?

    — Не отсырели, — вздохнул Гнус с сожалением. — Добрые пряники. Хоть снова проверяй.

    — Крышку закрой, — сказал я с кормы. — Проверяльщик. Как знал, что пряников с запасом надо брать.

    Груз лежал по всему днищу, увязанный, и укрытый рогожами. Тут были и первые дуги для самострелов с кузнечной улицы. Вязанки дубовых лож от Векши. Поверх крупа, соль, воск. Нужда, как всегда, по списку.

    А вот дальше начиналось то, чего я в Хлынов не возил ещё ни разу.

    Пряники печатные. Ленты, платки. Ткань на одёжку. Клещи хитрого устьинского боя Микуле: такие сам не скуёшь, покуда не увидишь. Тесло Дубине, свёрла. Пахому — заморская полива (эмаль для посуды), пусть глядит и ругается. Наверху, обёрнутая в вощёную кожу, ехала стопа пергамента — Никодиму для Книги. В общем, инструмента разного вёз нашим мастерам.

    Сколько хожу в Хлынов, столько вожу туда жизнь по строкам: железо, соль, зелейный припас, иглы раны шить. Каждая строка — чтоб не сдохнуть. А нынче половина груза была такая, без которой выжить-то можно, но именно выжить, а не жить. А ведь пора бы и жить начать.

    — Чему лыбишься, Голова? — Бес глядел поверх плетения.

    — Домой едем.

    — А. — Он кивнул, будто я всё исчерпал, и вернулся к ремешку.

    Впереди замаячил перекат — вода там шла рябью, со злым шёпотом. Я повёл потесь, «Навь» накренилась и покатилась к правому берегу. Под ладонью развернулось дно: гряда камней поперёк, в ней ворота шириной в два корпуса, а в воротах, у самого входа, висел здоровенный, свежий топляк. Его тут раньше не было. Я взял ещё правее, пропуская утопленника по борту. Чёрный ствол проплыл в сажени, ворочаясь в струе, как дохлый сом.

    — Во даёт, — сказал кто-то из молодых гребцов вполголоса. — Да как он его углядел-то? Воды ж не видать.

    — Кормчий не глядит, — зевнул Брага с баковой банки, который со скуки учил молодых жизни. — Кормчий слушает. Ты вот ухом хлопаешь, а он — слушает. Оттого он на потеси, а ты на весле.

    Перекат ушёл за корму. Думалось на ходу хорошо, а думал я всю дорогу от Устья про две вещи.

    Первую принёс Радко.

    Он явился накануне отхода, уже в сумерках, и по его роже я сразу понял, дело серьёзное. Обычный Радко вкатывался во двор колобком, с узелком пирогов и новостями про всех разом. Этот Радко пришёл один, сел на лавку, сложил руки на коленях и тихо заговорил.

    — Поговорил я с людьми, Кормчий. По крупице собирал, вот те крест, по крупице — а крупицы-то в горсть собрались, и горсть эта мне не нравится. Мыт в Глотке подняли. На четверть подняли! Ты когда такое слыхал, чтоб посреди года? Мыт от веку по осени меняют, это ж всякий знает, а тут — на тебе, плати.

    — Может, воевода ихний на новые городни собирает?

    — Может, и на городни, — Радко покивал, соглашаясь, и тут же замотал головой, не соглашаясь. — Только ты дальше слушай, дальше чуднее пойдёт. Досмотр теперь не под самыми стенами идёт, как от веку шло. Очередь отогнали вниз, на плёс, за добрый перестрел: стой у берега, жди, покуда свистнут, а свистят, когда им вздумается. Фомка — ну, Фомка, с солью который, я тебе про него говорил, он три дня как оттуда, — Фомка на том плёсе ночь стоял и ещё полдня. И вот он мне, батюшка, божится, что к правому берегу нынче не сунься вовсе. А там же стоянка вековая, там все пристают — переночевать, каши сварить, дровец на берегу собрать. А нынче вдоль всего берега вешки набиты, и лодка караульная ходит. Фомка по привычке сунулся — так его шуганули. Он до сих пор плюётся.

    — А на караулах кто? Старые?

    — Вот! — Радко вскинул палец и даже привстал. — В самую серёдку спрашиваешь, батюшка! Нету старых! Старых-то мытарей всякий купец наперечёт знал: этот мёд берёт, тот шуткой берёт, с этим про рыбалку поговори — он тебе лишка простит. Люди были, с людьми жить можно. А нынче стоят чужие — молодые, злые, глядят волком, разговоров не разговаривают и серебро, батюшка, НЕ БЕРУТ. — Он произнёс это с таким ужасом, будто рассказывал про упырей. — Ты понимаешь, куда мир катится? Мытарь мзду не берёт!

    — Понимаю, — сказал я. — Крепко их, стало быть, держат. Что ещё?

    — Ещё возы. С верхов идут возы, лес везут и камень, и возят не первый день. И последнее скажу, самое мне непонятное. — Радко придвинулся и зашептал совсем тихо. — Фомка на том плёсе ночевал, так вот он божится, что всю ночь по протокам лодчонки шастали. Малые, лёгкие, туда-сюда, туда-сюда — и без огней. Купцу что, купец заснул да забыл. А я вот сижу который вечер и думаю: чего доброму человеку ночью в протоках делать-то, без огня? Я, батюшка, доброго дела такого придумать не смог. А ты?

    — И я не смогу, — сказал я. — Потому что доброго там нет.

    Он ушёл затемно, а я остался сидеть над его горстью крупиц, и крупицы эти складывались сами, без моей помощи. По отдельности всякая — купеческая докука, тьфу и растереть. А вместе выходила картина, и картина выходила такая, что Глотку готовят к штурму. Там, внизу, сидит кто-то неглупый, и этот кто-то слышал про гром с верховьев. Грома он не видал ни разу, но строил против него так, будто видал.

    Умник этот отодвигает чужие глаза подальше от городен, закрывает берега, с которых удобно глядеть и мерить, возит камень на валы и пускает ночные дозоры по протокам — по тем самым протокам, которыми я мог бы пойти. Я поймал себя на том, что уважаю этого человека заранее, и отметил себе, что это дурной признак. Когда начинаешь уважать врага до знакомства, значит, нутро уже посчитало то, чего голова ещё признавать не хочет.

    Так что выходит даже хуже, чем я предполагал. Встать за перестрел и разнести её в щепки, как мы разносили Глебовы заставы, нам не дадут, потому что нас там ждут и готовятся именно к этому. Лезть нахрапом — умыться кровью. Оставить Глотку за спиной и идти дальше, на Холопий торг, тоже нельзя — это всё равно что уйти из дому и дверь не запереть. Задачка выходила интересная: взять крепость, которую строят против тебя и людей не положить.

    Вот эту задачку я и катал в голове который день. Были у меня мыслишки как такое провернуть, но без разведки соваться смысла нет.

    Вторая вещь, о которой я просто вспоминал, лежала ближе, в дне пути за кормой, на высоком берегу. С ней как раз было покончено, оттого и думалось о ней легко. Я имею ввиду Яр и оставленную там гридь под ротой.

    Третьяк ждал нас у мостков, и видно было, что дозорный его углядел наши паруса загодя. Стоял он так же прямо, по-строевому, седая борода, рубец через бровь. Только за его спиной всё было уже не то. Тын подлатали свежим лесом, вышку подняли заново — а над воротами, на древке мотался чёрный флаг. Сшитый из чего нашлось, кривоватый, но чёрный. Третьяк проследил мой взгляд, и ни он, ни я ничего не сказали — а оба всё поняли. Так и договорились.

    — Роту держали, — сказал он вместо здравствуйте. — Глебовых не было ни одного. Думаю, и не будет уже. Ихние, кто уцелел, нынче по лесам сидят и в сторону реки не глядят. А вот снизу, Кормчий, двое приходили. Купцами сказались, товар показали — соль да горшки. Пропустил. А вслед поглядел и призадумался. Гребут вразнобой, посудину держат криво. Купцы, которые всю жизнь на воде, так не гребут.

    — Куда пошли?

    — Вверх пошли. А через день скатились обратно, и уже не приставали — мимо прошли, ходко так. Рожи я запомнил. Понадобится — узнаю.

    Снизу. Купцами сказались, а грести не умеют. Выходит, что разведка.

    Слово своё я исполнил там же, у мостков. Объявил — кто хочет в мою гридь — шаг вперёд. Шагнуло больше половины, и всё молодые. Первым вышел Пятой — тот самый чернявый, злой, что тогда целовал крест последним и долго тёр губы рукавом. Я ему это припомнил вслух: мол, не ты ли у нас крестом брезговал? Он поглядел на меня исподлобья, набычился, но глаз не отвёл.

    — Брезговал, — сказал он. — Потому что клялся человеку которого не знал. А ты слово сдержал. Глеба разбил, реку под руку взял. Стало быть, и моему слову при тебе цена будет. Бери, не пожалеешь.

    Сходили в тот же день и наверх, на Кунью речку, благо подниматься туда всего ничего. Городок встретил нас воем. С берега увидали чёрные плащи на палубе и решили, что идём жечь. Бабы метались по дворам, тащили детей в погреба, кто-то гнал корову в лес. На пустой пристани остался один дед с багром — стоял, выставив своё оружие перед собой, и тряс бородой, готовый оборонять городок от всего моего войска. Такого деда грех было не уважить, потому я сошёл первым.

    Жечь мы никого не стали, разумеется. Вдове Судислава я оставил двор и прокорм — воевать с бабой, у которой мужа уже взяла река, чести нет никакой. Доглядом посадил третьяковских ветеранов, тех, кто захотел на земле остаться. Старшим над ними встал однорукий Сувор. Тихий мужик, въедливый, из тех, что в каждую щель заглянет и всякую недостачу носом выроет. Свои своего примут легче, чем чужака с реки, — а мне там верный глаз нужен.

    Перед самым отходом Гнус отпросился поглядеть на южан в подвале — его с того боя разбирало любопытство, что же за люди такие, которых картечь не доучила. Вылез он оттуда задумчивый и долго скрёб в затылке.

    — Сидят, — доложил он наконец. — Отъелись на казённой каше, гладкие сделались — что твои коты у богатой вдовы. Я вошёл, так они мне хором кланяться стали, всем подвалом. А старшой ихний, представляешь, по-нашему насобачился! Говорит: передай, мол, начальнику — мы люди честные, воевать умеем, кормят тут сытно, обиды не терпим. Одна, говорит, беда: скучно. Зернь просил. Кости игральные.

    — А ты что?

    — А я что. Я говорю: начальник придёт — всё решит, он у нас страсть какой решительный. — Гнус покосился на меня и подъехал ближе. — Слышь, Кормчий. А ведь полтора десятка сабель у нас даром кашу едят. Сабли справные. Может, их того… к делу приставить?

    — К какому делу, Гнус? В гридь их не возьмёшь — они роты не давали и не дадут, они за серебро служат. А наёмный человек хорош, покуда серебро твоё, и чужое не звенит громче.

    — Так и я ж не в гридь. Я по-купечески думаю, что добро лежит — стало быть, добро киснет…

    — Пусть пока киснет, — сказал я. — Вернёмся с Хлынова — погляжу, чего их сабли стоят и почём их верность. А покуда пусть Третьяка стерегут от скуки.

    Так что за кормой у меня теперь лежала не застава, а узел: Яр с гридью под чёрным флагом, волок с доглядом, Кунья речка под рукой. Река прирастала, и прирастала уже сама, как наледь на борту, — только поспевай оббивать да проверять, чтобы не намерзало криво. С этой мыслью жить было можно. С Глоткой — сложнее, но и её время придёт.

    * * *

    C большой воды мы свернули в своё русло под вечер, и до Прорвы оставалось ещё грести да грести. Рукав принял нас тишиной, берега сошлись ближе. Лесные вытащили из-под банок свои котомки, приготовили мешки со своей долей добычи, и теперь сидели с ними в обнимку. Кряж разглядывал берега так, будто проверял, всё ли цело стояло без него.

    Вдруг с поворота у горелой сосны свистнуло: два коротких, один длинный.

    Я поглядел на берег. Ивняк стоял густой — хоть глаза сломай. И только когда свист повторился, из этого пустого ивняка поднялись трое. Среди них я узнал Сороку. Умеют, лешие.

    Только умение умением, а место было не то. Лесные дозоры, насколько я помню, сидели у самой Прорвы. Досюда от их кручи — полдня ходу.

    — Суши вёсла.

    «Навь» покатилась тише. Сорока уже прыгнул в долблёнку, спрятанную тут же в осоке, а с борта его углядели:

    — Сорока! Малой!

    — Дядька Кряж! — Сорока чуть не перевернулся вместе с долблёнкой. — Живые! Все живые, я считал! А у нас Марфа двойню родила! А Жила на кабанов с рогатиной ходил, они ему огород перепахали, так он их гонять, а они его! До сих пор хромает!

    — Кто, кабан?

    — Жила!

    Лесные заржали всем десятком. Долблёнка стукнулась о борт, Сорока перевалился к нам, и его затискали. Мужики с луками остались на берегу — стояли, улыбались в бороды, махали своим.

    Я дал им поорать, а потом поймал Сороку за плечо.

    — Малой. Вы отсюда с каких пор дозор держите?

    Сорока разом сдулся.

    — Пару дён, — сказал он, пряча глаза. — Дед велел посты выдвинуть. Тут мы, да на Горбатом песке ещё, да у сухой протоки.

    — Отчего велел?

    — Не велено сказывать. Дед сам скажет, он встретит… — Сорока помялся и поглядел на меня несчастными глазами. — Дядька Кормчий, ты только деду не говори, что я место наше показал. Мы ж таиться должны были и глядеть. А я как Кряжа увидал — ноги сами встали…

    — Не скажу. Садись вон к Кряжу, рассказывай про кабанов.

    Он ускакал на банки, и там снова загалдело, а я повёл «Навь» дальше и думал уже не о доме. Корч выдвинул посты на полдня от деревни. Старик, который три поколения прятал род так, что о нём на реке не знала ни одна живая душа, теперь рассадил лучников по дальним кустам. Таких перемен от хорошей жизни не делают.

    До Прорвы догребали в сумерках. Гул её поднялся из-за поворота раньше самой воды, и молодые завертели головами, а когда открылись воронки и белая грива посреди русла, на банках стало тихо.

    — Не пялься на середину, — буркнул Брага. — Середина для покойников. Наша дорога вдоль бережка идёт, смирная.

    — Дык темнеет, дядька Брага…

    — Ему, — Брага кивнул на корму, — темней воды не бывает. Сиди да греби помалу.

    Я вёл лодью по смирной полосе под самым берегом. Дно шло под ладонью знакомое, как собственный двор. За Прорвой река отпустила, раздалась, и по левому борту поднялась круча.

    Наверху горели огни.

    Деревня высыпала на кручу вся. Отсюда они провожали Кряжев десяток в поход, отсюда теперь глядели, считали головы на борту, и бабий голос наверху первым сорвался на крик:

    — Живы-ы-ы! Все десятеро, бабоньки!

    И круча взвыла. Пока «Навь» подходила к отмели, вниз по тропе уже сыпался народ, и первым спускался Корч.

    Он дошёл до кромки раньше всех и считал своих, да наших, пока мы подваливали.

    Дальше началось такое, что хоть вёсла суши надолго. Кряжа сняли с борта и понесли — он отбивался и требовал поставить его наземь, потому что он при оружии и при чести. Хромой Жила обнимался со всеми подряд и каждому пересказывал про кабанов, и с каждым разом кабанов становилось больше. Наши тоже сошли, и лесные тискали их без разбору — за то, что вернули своих живыми.

    Доля их легла на отмель: связки топоров и наконечников, соль в рогожах, ткань, два котла и много другого полезного в хозяйстве. Лесные щупали железо и цокали, а Кряж над добычей степенно пояснял, что почём взято, и врал, по-моему, не больше половины.

    Корч во всём этом не участвовал. Он отвёл меня подальше, встал и помолчал, собирая слова. Вблизи стало видно, как он сдал: щёки запали, под глазами темно. Старик ночей не спал.

    — По моим протокам чужие шарились, Кормчий, — сказал он.

    — Когда?

    — Дня четыре тому. Лодка малая, а на ней двое. Вроде как рыбаки при сети, да только сеть ту ни разу не мокнули. И места глядели не рыбные. Стоянки глядели: где пристать, где берег твёрдый.

    Он перевёл дух.

    — А пару дней назад снова. Четверо уже на двух лодках. Недалеко от прорвы шарились, по лесу все ходили. Думали, что тихо ходят. — Он усмехнулся углом рта, коротко и без веселья. — По моему лесу тихо не ходят. Мои их вели от входа до самой Прорвы. Они на кручу лазали, Кормчий. Вот на эту. Сидели до света и глядели, как вода ходит. А после снялись и ушли.

    — Твоих не углядели?

    — Моих? — Корч даже не стал отвечать, только бровь поднял. — Ты сам нынче моих у горелой сосны углядел? То-то. Но мне, Кормчий, от того не легче. Три поколения про нас не знала ни одна собака. А теперь чужие люди на моей круче сидят и мою воду глядят. Я с той ночи посты выдвинул. Я, Кормчий, ночами не сплю. Ты мне прямо скажи, без жалости: мне род в глухомань поднимать? Есть у нас место, старое, дедово ещё. Худое место, голодное, но глухое.

    Сухая сеть. Мереные стоянки. У Третьяка на Яру — «купцы», которые гребут вразнобой. Точно разведка. Да к тому же они явно ищут Хлынов.

    — Род не поднимай, — сказал я. — Рано. Они покуда глядят — стало быть, и срок у нас есть, и сроком этим я распоряжусь сам. Дозоры держи, как теперь держишь. И если ещё раз сунутся — возьмите мне их.

    — Живыми?

    — Хоть одного — живым. Мне с ним говорить надо: кто послал, что велено глядеть, когда назад ждут. Остальных — как выйдет.

    — Возьмём. — Корч кивнул. Похоже, это он решил ещё до меня, а спрашивал, сходится ли. — Лес поможет.

    — И второе. Собирайся, старейшина, со мной пойдёшь. Утром у атамана совет сядет. расскажу как сходили, и поговорим о будущем. Заодно про незваных гостей расскажешь.

    — Чего ж не сходить, — сказал Корч. — Схожу. — Он обернулся к круче и гаркнул неожиданно зычно: — Сохатый! Я в Хлынов, к утру не ждать! Остаёшься за старшего!

    Сверху донеслось в ответ что-то согласное, и гулянка покатилась дальше.

    — Деда. — Сорока стоял тут же, рядом, и маялся. — А меня возьми, а? Я на вёслах подсоблю. Я Хлынов ни разу не видал, а там вон громыхало кажный день, а я…

    — Цыц.

    Сорока цыкнул и остался стоять. Корч поглядел на него, на небо, снова на него.

    — Садись в лодку, — буркнул он. — Горе моё. Только рот там не разевай… А. Кому я говорю.

    Отходили от отмели в полной темноте, под бабий смех с кручи. Корч сел у мачты, поставил посох между колен и замер, глядя на чёрную воду. Сорока примостился рядом, тут же получил пряник, и теперь сидел довольный как кот.

    Я вёл «Навь» последними протоками на ощупь, ладонью. До дома оставался один переход.

  

  
    Глава 22

    К Хлынову подходили глухой ночью.

    Берег встал по правому борту чёрной стеной — крутояр, на котором сидел город, с воды и днём-то не враз разглядишь, а ночью он просто заслонял полнеба, и ни огонька на нём не было. Я вёл «Навь» к заливчику даром. Вот отмель у входа, вот наша яма, забирай правее.

    — Хорош дом, — ворчал Брага вполголоса. — Хозяева дрыхнут. Хоть бы собаку завели, что ли. Придёт вот так кто чужой…

    — Чужой сюда не придёт, — сказал Бес. — Чужому Прорву не пройти.

    — А мы, выходит, пришли — и никто ухом не повёл. Обидно мне, понимаешь? С войны идём. С победой. Хоть бы одна душа…

    Пронзительный, в два пальца, свист ударил с берега, аж уши заложило. И следом с чёрного дерева, что нависало над самой водой у входа в залив, заорало:

    — НАВЬ!!! НАША НАВЬ ИДЁТ!!! ВСТАВАЙ!!! ПРИШЛИИИИ!!!

    — Вот тебе и душа, — сказал Бес.

    На дереве затрещало, закачалось, посыпались голоса — там сидела целая стая наших воробьёв. Кто-то лез вниз, кто-то орал «буди Хлынов», кто-то свистел не переставая. По звуку и громкости я узнал этот свист: так на всю Прорву свистел только Сёмка. А с верхней ветки командовал, конечно, Карасик.

    — Гринька, наверх беги! Смоляк, огонь вздувай! Да не туда, на мостки огонь!..

    — Карасик, это ты там? — крикнул я через воду.

    Дерево на миг замерло.

    — Кормчий!!! — взвыло оно всеми ветками разом и уронило кого-то в залив — внизу плеснуло, заверещало, выволоклось на песок. — Кормчий пришёл! ЖИВОЙ!

    И понеслось. Наверху, на круче, забрехало, застучало, захлопали двери — город просыпался от пацаньего ора. По тропе с кручи запрыгали огни, сперва два, потом десяток, потом счёт я бросил, и когда «Навь» ткнулась в мостки, на берегу уже стояла толпа — мужики в наспех натянутых портах, бабы в платках поверх рубах. Все орали и считали головы на борту.

    — Все, бабоньки, все! — первой разобралась Дарья. Она стояла на самых мостках, с лучиной, и лучина ходила в её руке. — Целые идут! Ох ты ж господи… Целые!

    Мы не все пришли! — уже орал Гнус. — Часть в Устье осталась!

    Сходни легли, и дальше всё смешалось. Гребцов сдёргивали на мостки и тискали. Кто-то уже волок корчагу, кого-то уже посылали за другой. Бурилом пробился через толпу — босой, в рубахе, зато с топором, который он, похоже, схватил спросонья, — облапил меня так, что хрустнула спина, отодвинул, оглядел.

    — Целый.

    — Целый, атаман.

    — Ну и слава богам. — Он оглянулся на гвалт и рявкнул: — Да тише вы, оглашенные! Ночь на дворе!

    Куда там. На мостках Гнус уже стоял на бочке.

    Он взлетел на неё, как на трибуну, едва сошёл с борта, и теперь над толпой летело:

    — … десять бортов, братцы! Десять! А нас — трое! И Кормчий говорит: я, говорит, наковальня, а вы молот! И пошёл один на всех, вот те крест, один!..

    — Врёт? — спросил Бурилом у Беса через головы.

    — Покуда нет, — честно сказал Бес. — Но сейчас начнёт.

    — … а куний князь как выскочит! А рожа — во! А орёт!..

    — Ты-то откуда знаешь, какая рожа, — лениво крикнул Бес. — Ты на струге за вёрсту был.

    — У меня глаз купеческий! — отрезал Гнус и понёсся дальше, а толпа подалась к нему.

    Я стоял у сходней, и мимо меня текла вся эта счастливая каша, и в каше я искал глазами одно лицо. Нашёл. Зоя стояла в стороне от огней, у бани, где всегда, — в платке, наброшенном косо, и не махала, и не кричала, а просто глядела. Я прошёл к ней сквозь толпу.

    — Целый вернулся.

    — Обещал же.

    Она тронула мой ворот, где под рубахой шла её красная нить, и кивнула своим мыслям. Осторожная какая. Ну а я сжал её покрепче и поцеловал. Стояли мы в тени и видно нас не должно быть.

    Постояли так немного, а потом женщины умчались в Хлынов воду греть, на, а я отправился к мосткам.

    Там уже шла своя битва. Карасикова артель пробилась к борту и требовала законного.

    — Кормчий! А мыла мы наварили — три короба! — Карасик подпрыгивал, чтобы его было видно. — Хвойного два и мятного! Зарубки все честь по чести! Никодим проверял — говорит, счёт сходится!

    — Молодцы.

    — А ты в Устье ходил! А там торг! А мыло — товар! — Он выпалил это как военное донесение и уставился на меня с такой надеждой, что врать было нельзя, а я и не собирался.

    — Верно рассудил. Потому слушай: мыло ваше заберу в Устье, в лавку. И вас с ним — тебя и артель. Сами варили — сами и посмотрите как там всё. Как вниз пойдём — обратно привезу.

    Секунду стояла тишина. Потом Карасик открыл рот, закрыл, повернулся к своим и заорал:

    — АРТЕЛЬ! В УСТЬЕ ИДЁМ!!!

    Что тут началось. Пацаны орали, скакали и били друг друга по спинам, Сёмка свистел в два пальца не переставая, и на фоне этого даже Гнус на своей бочке на миг потерял слушателей — чего с ним не случалось отродясь.

    — Пряники давай, — шепнул мне Бес. — Самое время, покуда они от счастья не лопнули.

    Пряники пошли с борта прямо в толпу детворы, и Дарья тут же встала над коробами суровым стражем: по одному в руки, по одному, кому сказано! Гнус с бочки проводил короба взглядом, полным невыразимой муки.

    — Два короба, — вздохнул он. — А было три.

    — Было два, — сказал Бес.

    — Это смотря откуда считать…

    Бурилом вырос рядом со мной с корчагой, — сунул её мне в руки и сказал негромко, под общий гвалт:

    — Ну, Кормчий. С возвращением. — Он поглядел на толпу, на Гнуса, на скачущую детвору, и усмехнулся в бороду. — Былину вашу я до утра дослушаю, никуда она не денется. А с утра — ко мне. Разговор есть, и у тебя, гляжу, тоже. — Он кивнул на «Навь», где у мачты, прямой и неподвижный среди всей этой свистопляски, сидел старик с посохом. — Корча-то не просто так привёз.

    — Не просто так.

    — Вот и я о том. — Бурилом повернулся к толпе и гаркнул: — Ладно, ватага! По чарке — и спать! Утром доорёте!

    Доорали, конечно, но не утром — угомонился берег только к третьим петухам. Я уходил наверх одним из последних, и уже с тропы, с полукручи, оглянулся. Внизу догорали факелы, у мостков белела «Навь».

    Хлынов спал. Ну а я дома.

    * * *

    Проснулся я от стука топоров.

    Стучали со всех сторон и стучали вразнобой, как хороший дождь по крыше. Я вышел из избы на солнце, первым делом встал и огляделся.

    Хлынов строился. Три сруба, что при мне стояли без крыш, глядели теперь свежей дранкой. У крайнего мужики уже тесали лавки у входа. Дальше, за ними, поднималось ещё три на новых местах. По венцам ходили плотники с топорами.

    Школьный навес оброс стеной — покуда одной, но Никодимова детвора уже сидела за ней, прячась от ветра, и бубнила хором склады. От известковой печи тянуло горьким дымком, у гончарного двора рядами сохли на досках горшки, а из-за мыловарни несло хвоей так, что щипало глаза. Город жил и рос, как опара из кадки — только отвернулся, а она уже через край.

    — Что, Кормчий, любуешься? — Дубина шёл от срубов, на ходу вытирая руки о рубаху. — Есть на что. Я, покуда вы воевали, мужиков гонял.

    — Крыши добрые вышли.

    — Крыши — что. Ты вон туда глянь. — Он развернул меня за плечо к верхнему концу. — Видал? Пятую избу заложил и шестую размечаю. Скоро все бабы с детьми под крышами будут, вот тогда и скажешь — добро. А покуда так, покуда разбег один.

    — На разбег — держи. — Я вынес ему из землянки свёрток. — Из Устья тебе инструмента всякого взял. В том числе для резьбы и тонкой работы.

    Дубина развернул рогожу, и разговор у нас кончился. Он взял резец, повернул его к солнцу, попробовал жало большим пальцем, потом присел тут же на бревно и минуты две гонял инструмент в руках так и сяк, забыв про меня начисто.

    — Ишь ты, — сказал он наконец. — Оттяжка-то какая… Это кто ж в Устье так тянет? Я такой оттяжки не видал. — Он поднял на меня глаза и закончил сурово: — Спасибо, Кормчий. Только ты это. Ты Микуле ихние клещи покажи сразу после меня. Ты же привез ему, я знаю. А то он из кузни выскочит и отымет, я его знаю.

    Не отнял — потому что к Микуле я пошёл сам, и не с одними клещами. За мной двое гребцов несли с «Нави» первую вязанку дуг, и в кузне из-за этой вязанки сделалось не до подарков.

    — Так. — Микула выдернул из вязанки дугу, оглядел вдоль, постучал ногтем, послушал звон. — Так-так. Ковка чужая, грубая… но ровная, врать не стану. Полос сколько привёз?

    — Тридцать пока. Остальное довезут к сроку, уговор на сотню с гаком.

    — С гаком, — проворчал Микула и выдернул вторую дугу. — Гак ихний я ещё погляжу, какой выйдет… А отпускать их, стало быть, мне. — Он покосился на меня. — Красиво удумал, Ярик, чтобы секрет не выдать. Они там хоть лопни — без отпуска ихнее стекло стеклом и останется.

    — На то и расчёт, Микула.

    — На то и расчёт, — повторил он, и в бороде у него зашевелилась усмешка. — Хитёр. Ох, хитёр… Ладно, сегодня начнём помалу, чтобы руку набить, да собирать будем стрелялки ваши. А это у тебя что?

    — А это тебе. — Я положил на верстак инструмент. Тут и клещи были, и пробойники, и кой-чего другого набрал.

    Микула вытер руки, взял, щёлкнул губками, поглядел на шарнир — и замолчал так же, как Дубина. Потом ушёл с ними к окну, к свету, и оттуда донеслось:

    — Перекусы под разный пруток… губа фигурная… Это ж кто такой догадливый у них там?.. — Он обернулся. — Кормчий. А такого мастера в Устье живьём видал?

    — Домаш зовут. Старшой кузнечного ряда.

    — Домаш. — Микула попробовал имя на зуб, как монету. — Будешь в Устье — поклонись. Скажи: Микула из Хлынова кланяется за клещи. Молодец, мастер.

    У Пахома вышло не так степенно. Пахом заморскую поливу сперва не признал — вертел черепок с жёлтым блеском так и сяк, нюхал зачем-то, — потом признал и обиделся.

    — Это чем же они льют, нехристи? — вопросил он. — Это ж не полива, это стекло цветное! Это как? Онисим! Онисим, иди сюда, старый, глянь, чего привезли! Мы с тобой горшки обжигаем, а люди вон чего творят!

    Онисим пришаркал, глянул, пожевал губами.

    — Жар нужен другой, — сказал он. — Наш жар жидкий. Тут печь иная, с поддувом…

    — Сам знаю, что с поддувом! Ты мне скажи, чего они в песок сыплют!

    И они сразу заспорили, забыв про меня, а внук Первуша уже тащил им черепки для проб. Я тихо ушёл с гончарного двора, унося спину от Пахомова крика: «Не тронь! По науке надо, по на-у-ке!» Полива легла в добрую землю.

    Никодиму я отдал пергамент без свидетелей, в школе, когда детвора высыпала на волю. Он развернул вощёную кожу, увидел стопу — и руки у него сделались осторожные, как у бабки над младенцем. Он взял верхний лист, поглядел на свет, провёл пальцем по кромке.

    — Телячий, — сказал он тихо. — Выделка добрая… Кормчий, ты знаешь, сколько это стоит?

    — Знаю. Я платил.

    — Я не про серебро. — Никодим сложил лист обратно, разгладил ладонью. — Книга Хлынова у меня нынче на бересте писана да на дощечках. Береста — она что: намокла, потёрлась — и нет её. А это… — он прижал стопу ладонью, — это на сто лет. Ты мне нынче сто лет привёз, вот что ты привёз. — И прибавил, сощурясь: — Опасный ты человек, я тебе это уже говорил.

    — Говорил.

    — И ещё скажу, чую.

    Бабью долю я до баб сам не понёс — не моя наука. Ткань, ленты и платки принял Дарьин двор. Дарья развернула на столе отрез, поглядела на свет, пощупала кромку и постановила:

    — Делить буду сама. По дворам, по ртам и по совести. — Она свернула отрез и только тут поглядела на меня. — Ишь чего удумал. Ленты им. Довоевался, стало быть, до лент. — Это она так хвалила.

    Зое я отдал её свёрток во дворе. Просто вложил в руки. Она развернула на ходу. В свёртке лежало бронзовое зеркальце, с ладонь размером, устьинской работы. Я услышал, как за спиной у меня стало тихо и обернулся. Зоя стояла посреди двора и глядела на меня, и держала его обеими руками.

    — Это ж… — она поискала слово, — это ж просто так? Не для дела?

    — Просто так.

    Она вспыхнула, спрятала зеркальце под передник, тут же достала обратно, глянула в него одним глазом — и засмеялась. Ну а я пошёл наверх, к землянке Атамана, унося этот смех с собой.

    У атаманской избы на завалинке уже сидел Корч. Рядом с ним сидел Бурилом. Оба молчали с таким видом, будто до меня успели переговорить обо всём на свете и остались друг другом довольны.

    — Выспался? — спросил Бурилом. — Ну, здравствуй при свете-то. Ночью не разглядел толком. — Он оглядел меня, как Корч на отмели, с головы до ног. — Рожа у тебя довольная, как у котяры… Ладно. Зови своих. Микулу с Дубиной я уже послал звать. Сядем — поговорим, что ты нам за узлы навязал и как их вязать дальше.

    — Зову, атаман.

    Совет собирался у землянки, а я задержался и ещё раз поглядел сверху на Хлынов — на дранку крыш, на дымы, на мостки, где у «Нави» уже суетилась Карасикова артель, таская к сходням свои короба с мылом. Эти в Устье собрались сегодня, сейчас, и попробуй им объясни.

    Город жил, работал и стучал топорами.

    * * *

    — Ну, — сказал Бурилом, усаживаясь на лавку. — Все в сборе. Давай, Кормчий, с самого…

    За стеной зашуршало, следом по кровле простучали быстрые ноги и крыша над нами едва слышно скрипнула и просела.

    Бурилом поднял глаза к потолку. С потолка, сквозь дёрн, сыпнулась тонкая струйка земли — прямо ему в квас.

    — Это что? — спросил он грозно.

    Крыша замерла. Замерла она так старательно, что стало слышно, как кто-то сопит.

    — Сорока, — сказал Корч, не поворачивая головы. — Уши оторву.

    За оконцем ойкнуло и перестало сопеть. Бурилом грузно поднялся, в два шага дошёл до двери и распахнул её.

    Снаружи стояло пол-Хлынова.

    Детвора лежала на крыше как снопы на возу, и глядела на атамана сверху честными глазами. За поленницей толпился ряд девок в платках. Поодаль стояли бабы, будто шли мимо и случайно остановились все разом. У школьного навеса сбилась Никодимова мелюзга вместе с самим Никодимом. От мостков, бросив короба, подтягивалась Карасикова артель.

    — Это что за осада? — вопросил Бурилом. — Совет у меня тут или ярмарка?

    — Дядь Бурилом, — заныли с крыши, — ну чего сразу осада… Мы ж тихонечко…

    — Тихонечко они! Крышу мне продавили, в квас землю насыпали! Брысь!

    Никто не дёрнулся. Наоборот, из бабьих рядов выступила Улита.

    — А чего это сразу брысь, атаман? — сказала она степенно. — Люди ждали да молились. А теперь, стало быть, вы впятером в землянке шепотком перескажете, а нам объедки? Ночью крику было много, а толку мало. Пусть при народе рассказывают.

    — Верно! — загудели сзади. — При всех давай! Про князей! Ночью про попа орали чего-то — про попа хотим!

    — Про молнию! — пискнули с крыши.

    Бурилом набрал воздуху на хороший рык, подержал его в груди, оглядел осаду от крыши до мостков — и выпустил впустую.

    — А, — сказал он и махнул лапой. — Делайте что хотите. Совет после…

    Что тут началось, я и описывать не возьмусь. Детвора посыпалась с крыши горохом, от мостков уже катили бочку, волокли брёвна под сидение, бабы рассаживались чинно, как в церкви. Посреди всего этого Гнус взбирался на бочку с видом человека, который ждал этого часа всю жизнь.

    Я тоже шагнул было к бочке. Меня поймали за рукав.

    — Голова. — Гнус поглядел на меня сверху с искренней жалостью. — Ты вот чего. Иди вон в тенёчек, посиди. Ты ведь как расскажешь? «Подошли. Стрельнули. Взяли». Тьфу. У людей праздник, а ты им опись зачтёшь.

    — Он правду скажет, — поддержал Бес, устраиваясь на бревне у бочки. — А правда у него короткая. На правду народ не собирается.

    — А вы, стало быть, врать будете?

    — Мы будем сказывать, — с достоинством ответил Гнус. — Это другое.

    И меня отправили в тенёк, к Корчу. Старик сидел на чурбаке, сложив руки на посохе, и по его лицу было не понять, осуждает он всё это или устраивается поудобнее. Карасик, Сорока и остальные хлопнулись на землю в самый первый ряд.

    — Ну! — Гнус оглядел толпу с бочки, выждал, покуда стихнет, и начал нараспев, по-сказочному: — Стало быть, пошли мы вверх по весенней воде. Сто восемь душ, три лодьи да гром в рогожах. А навстречу нам — застава Глебова, первая. И выплывает из-за мыса струг, а на носу стоит десятник Осмол. Пузо — во. Панцирь чешуйчатый, рожа наглая, что твой налим. И орёт нам Осмол через воду: а ну, голодранцы, готовь мыто, да поживее, покуда я добрый!

    — А вы? — не выдержали с передних брёвен.

    — А мы люди вежливые. — Гнус развёл руками. — Мы ему вежливо и ответили. Из носового.

    Толпа грохнула. Гнус переждал и поднял палец.

    — Первое ядро, врать не буду, мимо ушло. Поздоровалось только. А второе — в самую скулу струга. Я такого и не видал, братцы: был струг — и нет струга, одни щепки летят да Осмолово пузо в небе кувыркается…

    — Пузо потом из воды выловили, — вставил Бес. — Вместе с Осмолом.

    — Живого! — подхватил Гнус. — И вот тут Голова наш учудил первое чудо. Мы-то думали — повесит. А он что сделал? Раздел всю заставу до исподнего, разул до босых пят и погнал пешочком. Вдоль бережка. Через те самые деревни, какие они грабили. Идёт, стало быть, грозный Осмол босичком, рубашонка на ветру, а из каждого двора на него бабы глядят. И собаки. И ребятня свистит.

    — Так им! — рявкнули из задних рядов. — А заставу, заставу-то⁈

    — Спалили, — сказал Рыжий.

    От его слова по толпе прошёл такой вздох, какого Гнус не добился всем рассказом. Рыжему верили сразу и во всём.

    — Спалили, — подтвердил Гнус и тут же понёсся дальше: — А на второй заставе, братцы, мы и воевать не стали. Там до нас навоевали. Подходим, слышим — за поворотом ор стоит, как на торгу в недород. Выгребаем. Мать честная: застава стоит, а вокруг неё мужиков сотня, с кольями, с баграми, и все орут. Осада у них! Вторые сутки, слышь, осаждают. А со стены им десятник Хомут отвечает, тощий такой, голосок визгливый. И знаете, чего не поделили? Стражник у них там был, Шилом звать. Так этот Шило у мужика Фильки плот угнал, у Куприяна баню спалил да у бабки козу свёл!

    — Это ж талант надо, — крякнул кто-то из мужиков.

    — Талант! — согласился Гнус. — Ну, Голова наш поглядел на это вече, да и говорит Хомуту: открывай, мил человек, ворота, складай железо. А Хомут со стены визжит: не открою! Меня мужики на вилы подымут, им только ворота отвори! Сидим, стало быть. И тогда Голова говорит Хвощу: а сыграй-ка им, Хвощ, чтоб открылось. Да вы рты-то откройте, люди добрые, кто на берегу!.. Это он мужикам кричит, чтоб не оглохли. Мужики рты открыли — так с открытыми ртами и простояли до вечера. ГРОХНУЛО — и ворота с петель. И выходит Хомут со своими стражниками, смирные, как овечки стриженые.

    — А Шило? Шило-то куда⁈

    — А вот тут, братцы, слушайте, какой у нас Кормчий судья. — Гнус понизил голос и перегнулся с бочки. — Мужики-то Шило разорвать хотели, уже и рукава закатали. А Голова не дал. Он Шило к отработке приговорил: Куприяну — баню новую своими руками срубить, Фильке — плот связать, бабке — на козу заработать. И мужикам строго-настрого наказал: не бить, не цукать, пущай работает. И заставу не спалил — отдал её Гудиму-плотогону, вот такому мужику, с голосом как било. Держи, говорит, Гудим, порядок, а мыта чтоб на реке больше не было вовек.

    Я слушал из тенька и дивился. Врал Гнус на удивление мало. Он раскрашивал, развешивал, пускал петуха, где надо, — но нить держал честно, и Бес, сидевший при бочке суровым приставом, поправлял его за весь рассказ раза три, не больше. Зато народ радовался как дети, ей-богу.

    Про куний караван Гнус рассказал коротко — ночью, мол, с бочки орал уже, повторяться не станем, — и толпа загудела было обиженно, но Гнус вскинул руки:

    — Тихо! Тихо, люди! Потому что дальше, — он выдержал страшную паузу, — дальше было Устье. А под Устьем, братцы, была ночь, какой я в жизни не видал и, даст бог, больше не увижу.

    И стало тихо по-настоящему.

    — Глеб реку запер. Лодьи борт к борту связал, настил поверх положил — плотина, стена на воде. За стеной — его флот. На берегу — вильцы, ордой глоток, у идолов своих режут кого-то, воют, к рассвету приступ готовят. А в городе наши сидят, устьинские, и у них ни стрел, ни сил — одна ночь им осталась. И вот Голова говорит: будем плотину жечь. Куньи струги, какие побитые, смолой набьём — и в неё. Только струг, братцы, сам не поплывёт, его до самого конца вести надо, рукой. А струг-то горит… — Гнус сглотнул. — Четыре струга было. Первый Голова себе взял. Не дал никому.

    Толпа повернулась ко мне. Я глядел на Гнуса и думал, что зря его не остановил на заставах.

    — Второй Бес взял. Третий — Рыжий. А четвёртый, — Гнус шмыгнул носом и вдруг приосанился, — четвёртый, стало быть, я. И вот идём мы, четыре смертника на четырёх кострах, стрелы уже по бортам стучат, а я, дурак, чего делаю? Пою. Горланю на всю реку, братцы, как на свадьбе. Отчего пою — сам не знаю. Страшно было так, что-либо пой, либо помирай, ну я и выбрал.

    — Хорошо пел, — сказал Рыжий.

    — Слыхали⁈ — взвился Гнус. — Рыжий сказал — хорошо! Он за всю жизнь трёх слов не потратил, а тут — хорошо! Запомните этот день, люди!.. Ну вот. Подвели мы струги — и в воду. А вода майская, братцы, она ласковая, как тёща. И вот тут-то Волк наш приказ и порушил. Ему велено было стоять поодаль. А он видит — смола занимается худо, а с плотины уже багры тянут, отпихивать. И он «Навь» — под стрелы, в упор. Болтами плотину смёл, а нас четверых из воды повыдергал, как щурят. Меня за шкирку тянули, я уж и не грёб, я булькал…

    — А плотина⁈ Плотина-то⁈

    — А плотина, — сказал Гнус тихо, — занялась.

    И он рассказал, как занялась. Как огонь пошёл по смоле от струга к стругу, как лопались канаты и горящие лодьи несло по чёрной воде, как ревели на берегу вильцы и как с городской стены, где уже прощались с жизнью, кто-то заорал первым — «наши-и-и». Гнус рассказывал, раскинув руки, и пламя у него вставало до неба, и, честно сказать, завышал он не сильно.

    — … а поутру вышли мы к городу, и встречало нас всё Устье. А Глеб с Вепрем — на верёвочке. Вепря, правда, Волк не довёл, — Гнус развёл руками, — у мачты поговорил. А Глеба народ устьинский сам судил, всем городом, на площади. И приговорил. Вот так, братцы: кто на реке разбоем жил, тот от реки и кончился.

    Он перевёл дух, хлебнул из поданной кружки и сощурился хитро.

    — Устали? Али дальше сказывать? А то дальше у нас поп будет.

    — Давай попа!!! — взревела толпа в сто глоток так, что с деревца свалился кто-то из мелких.

    И был поп. Гнус изобразил его в лицах: как вышел на обрыв крестный ход с хоругвями, как чернобородый батюшка, перекрывая реку, ревел «ИЗЫДИ, СИЛА НЕЧИСТАЯ, С ВОДЫ НАШЕЯ», и как половина нашей же ватаги при этом присела за борта, потому что брехне про Чернобога и сами верили. Как Голова велел править к берегу — к берегу, к попу! — вышел на нос и крикнул: здорово, отче, складно поёте, далеко слыхать! Как поп посинел и закрестил его издали с удвоенной силой, а Голова ему: да погоди ты меня заклинать, дай слово молвить — ты ж меня изгоняешь, а сам не проверил: а ну как я не изгоняюсь? Давай по-честному попробуем. Гляди!

    — И вот тут, братцы, — Гнус воздел руки, — наш Кормчий, наймит тьмы и Чернобогов кум, у всего честного народа на глазах… перекрестился. Широко. Истово. По всем правилам.

    Хлынов лёг. Бабы вытирали глаза платками, мужики ржали в голос, Никодим у навеса крякнул и перекрестился сам — не поймёшь, на всякий случай или от смеха.

    — Поп крест опустил и шепчет: ты… ты крещёный, что ли?.. А Голова ему: а ты думал! Вы кого хоронить-то собрались, отче? Брехне про меня верь через одну: та, что про гром, — правда. Остальное — как сойдётся… А про Чернобога, — Гнус понизил голос, — про Чернобога ты у Чернобога и спроси. Я его сам ни разу не видал. Мне с ним видаться некогда — у меня река немерена, дел невпроворот.

    Корч рядом со мной издал короткий звук, какого я от него не слышал никогда. Я покосился. Старик смеялся, глядя в землю между колен.

    А Гнус уже вёл толпу дальше, в мёртвый лес, к вильцам, и тут его понесло по-настоящему: гроза у него собиралась полдня, и небо было чёрное, как сажа, и Голова шёл через проклятый лес, разговаривая с тучами, как с приятелем. Старого шамана с косточками в бороде Гнус изобразил так, что детвора завизжала. А когда дошло до молнии — как Голова вытряс из шамана имя ихнего бога, вскинул руку и заорал в небо: слыхал⁈ тебе кладут! кровь невинную — тебе на камни! и ты ЭТО берёшь⁈ — и в тот же миг грохнуло, и сосну рядом разнесло в лучину…

    — Врёт? — тихо спросили за моей спиной. Я обернулся. Дарья стояла со сложенными руками и глядела на меня.

    — Гроза была, — сказал я. — Сосна была. Остальное — совпадение.

    — Совпадение. — Дарья покачала головой. — У тебя, Кормчий, совпадения складней, чем у людей расчёт… Ладно, слушай дальше, сказочник наш уже до князя добрался.

    И точно — Гнус добрался до Изяслава, и это была его вершина. Он показал всё: и гонца с задранным носом — «князь Изяслав Мстиславич тебя к себе требует! немедля!», и как шли на берег мимо пятисот клинков, и десятника, который сунулся с «оружие сымай», и как Голова, не сбавляя шагу, щёлкнул ему медяшку: это за шутку, выучишь новую — ещё дам. И бочонки. Как пошло про бочонки Хлынов пришлось отпаивать квасом: Гнус в лицах показал, как князь сидит на резном кресле посреди ковров, а гостям — ни лавки, ни пенька, стой перед ним столбом. И как наши, не дойдя трёх шагов, молча ставят бочонки вверх дном и рассаживаются, и Голова ещё бочонок оглаживает: ты не серчай, князь, что со своим прибором, — видим же, поиздержался: шатёр вон, ковры, войско одето, а на лавку гостям уже не достало. Волок нынче не тот, все говорят.

    — А князь⁈ — стонала толпа.

    — А князь цветом пошёл, как свёкла в чугунке! Орёт: по какому праву по моей реке ходишь⁈ А Голова ему спокойненько так: по твоей — это по какой? Вот по этой, что ли? — и на воду кажет, где «Разящий» стоит. — Чтоб мыт на воде брать, князь, палуба под ногами нужна. А лодей-то у тебя, бают, не осталось. Сгорели лодьи. Так что клинков на луг хоть тысячу выгони — вода не земля, по ней пешцем не ходят. Зубов нет. Общая теперь река.

    Мужики уже не ржали — они слушали, подавшись вперёд. Про мыт и зубы здесь понимал каждый.

    — Тогда князь по-другому зашёл. Лаской. Иди, говорит, ко мне на службу, безродный. Служи честно — в ближники выведу. Цени, иным такое за всю жизнь не выпадает… — Гнус выдержал паузу и поднял палец. — И вот тут, братцы, Голова ему сказку рассказал. Про мужика и медведя. Жил, говорит, мужик, и была у него собака — злющая, весь двор держала. И повадился во двор медведь. Раз пришёл — курятник разнёс. Два пришёл — корову задрал. Собака брешет, а медведь её и не замечает. И вышел тогда мужик к медведю сам и говорит: слышь, медведь. А иди-ка ты ко мне на цепь. Собакой моей будешь. Корм положу, конуру справлю. Цени — иным псам такое за всю жизнь не выпадает… — Гнус обвёл толпу глазами и закончил почти шёпотом: — Как думаешь, князь, чем дело кончилось?

    Тишина стояла такая, что слышно было реку.

    — А кончилось тем, что князь вскочил, кресло своё опрокинул и завизжал: ВЗЯТЬ! В железа! И кинулась на нас вся его гридь с копьями. Сотни. А нас на берегу — горстка. И знаете, что наш Голова сделал?

    — Чего?.. — выдохнула толпа.

    — А он ничего не сделал. Он с места не сошёл. Он только воздуху в грудь набрал — да как гаркнет через всю реку, во всю свою глотку: ХВО-О-ОЩ!!! МУ-ЗЫ-КУ!!!

    И Гнус грянул кулаком по бочке.

    — ГРОМ! Ядро — в берег, в двадцати шагах от шатра! Земля — столбом! И вся княжья рать, вся гридь его хвалёная, кони его, ближники его в соболях — все мордой в землю легли! Все! А наши… — голос у Гнуса сел, и он договорил тихо, с расстановкой: — А наши стояли. Никто, братцы, даже не шелохнулся. Чёрные плащи на ветру — и всё.

    Он помолчал и добавил совсем просто:

    — Вот так и поговорили. Голова ему на прощание сказал: сиди на своём волоке, носа на реку не суй. Встречу на воде — голова твоя на мачте будет, заместо прапора… Ну а дальше Бес с сотником его бился за брата своего Стёпку. И прирезал скотину эту, что над людьми издевалась. Вот так вот!

    Гнус слез с бочки под такой рёв, что с ближних сосен снялись птицы. Его хлопали по спине, ему совали кружку, детвора скакала вокруг и орала «музыку! музыку!». Кто-то из мелких уже командовал с поленницы на воображаемую реку: «Хво-о-ощ!» — и вся мелюзга валилась наземь, изображая княжью гридь.

    Бурилом подошёл ко мне. Встал рядом, поглядел на это всё, поскрёб бороду.

    — Складно сказывает, пёс, — проворчал он. — Я аж сам чуть не захлопал… Ну что, Кормчий. Народ своё получил. Теперь и нам пора. — Он кивнул на землянку. — Пошли. Расскажешь теперь по-своему. «Подошли, стрельнули, взяли» — я, признаться, такой сказ больше люблю.

    * * *

    В землянке после балагана было тихо и прохладно. Расселись по тем же лавкам, Дарья сменила квас на свежий, и Бурилом первым делом заглянул в кружку — не насыпалось ли сверху ещё земли.

    — Ну, — сказал он. — Народ своё получил. Теперь давай мне моё. Только по-человечески, без молний.

    — По-человечески так. — Я отставил кружку. — Дела наши стоят крепко, атаман, крепче некуда. В Устье у нас лавка. Торгуем мылом, скоро серники пойдут — это огонь без огнива, покажу после, — зелья лечебные пойдут, с Греком на пару варим. Лавка кормит и будет кормить, казна с неё живая. Заказы розданы по всем рядам: кузнечный ряд дуги куёт на самострелы, плотницкий ложа режет, кожевник сбрую шьёт на всё войско — такую, какой ни у кого нет. К межени войско будет одето и вооружено, как я хочу. Река под нами вся, от волоков до Яра. На Твердце волок свой ставим — как достроим, купец к нам сам пойдёт, и серебро пойдёт, и в Хлынов его доля капать будет. А дорожку торить начнём прямо сейчас: мыло ваше повезём, за ним черёд остальному. Хлынов, атаман, больше не прячется. Хлынов торгует.

    Микула с Дубиной переглянулись. Бурилом кивал по-хозяйски, и было видно, что каждое слово он укладывает в своей голове на своё место.

    — Складно, — сказал он. — Жду, когда скажешь «только вот».

    — Скажу. Только сперва доскажу тебе, атаман, то, чего ты ещё не слыхал. Куда мы дальше идём и зачем. — Я оглядел совет. — Войско наше считал кто-нибудь? Если всех свести под три сотни выходит. Три сотни в железе, при пушках, при самострелах.

    Бурилом поставил кружку.

    — Сколько?

    — Три сотни, атаман.

    — Погоди. — Он поднял ладонь. — Погоди, Кормчий. Глебова гридь — это ж сотня с гаком. Они тебе с чего служат? Ты ихнего князя на площади казнил.

    — Народ казнил, не я. А служат они мне под ротой, и роту эту они дали сами, по доброй воле, когда услышали, куда я иду. — Я помолчал. — Мы на юг идём, атаман. Вот этого ты ещё не знаешь. На Холопий городок, что на стрелке стоит, где Молгва в Волгву впадает.

    — Это что за городок такой?

    — А это, атаман, торг у них так называется. Большой, богатый торг на низовьях. И торгуют там нашими людьми. Свозят со всех верховий — кого князья за недоимку продали, кого тати по деревням взяли, кого в полон увели.

    Стало слышно, как за стеной, далеко, стучат топоры.

    — Людьми, — повторил Микула. Он глядел на свои руки и сжимал кулаки. — Нашими.

    — Я когда это Глебовой гриди рассказал, — продолжал я, — они сами роту дали. Мы идём это кончать. Разгоним торг, и кто там живой из наших найдётся — домой вернём.

    Бурилом сидел неподвижно. Потом провёл лапой по бороде.

    — Та-ак, — сказал он. — Вон оно, стало быть, что… То-то я гляжу — сбруя ему особая, самострелов полтораста… Это ты войну собрался вести.

    — Да. И под неё Щукарь в Устье уже корабль строит. Две лодьи в одну вяжет, бок о бок, с настилом поверху. Палуба будет широкая, не шелохнётся, пушкам раздолье. Плавучая крепость будет, почище «Разящего».

    — Ещё корабль… — Дубина присвистнул. — Под пушки. А пушек-то хватит ли? Их же у нас три. И две на Разящем.

    — Четыре, — сказал Микула.

    Все обернулись к нему. Микула пожал плечами, но бороду огладил не без важности.

    — Четвёртую доковали. Третьего дня обручи посадили, нынче сердечник выжигаем. К завтрему ствол чистый будет, Хвощу на пробу. — Он покосился на меня. — А вот на пятую, Кормчий, железа впритык. Может, хватит, может, нет. Ты как в Устье пойдёшь — вези, сколько увезёшь. Покуда дуги отпускаем да самострелы собираем, оно терпит. А дальше — вези.

    — Привезу. Железо теперь наше, устьинское, сколько надо — столько и будет… Вот такой у нас юг, атаман. А теперь — «только вот». — Я поглядел на Бурилома прямо. — Только вот между нами и югом сидит Глотка. И она — главная наша беда, потому что ближе всех. Пройти вниз мимо неё нельзя. Оставить за спиной — тем более нельзя. И торговать спокойно она не даст, хоть бы мы и не ходили никуда. Они уже мыт подняли на четверть, посреди года, лютуют, купцов за перестрел от стен держат. Глотку надо брать. А с Глоткой вот что. — Я помолчал. — Нас там ждут.

    — С чего взял?

    — Радко накопал, купец мой. Мыт подняли — раз. Досмотр от городен отогнали на плёс, чужого близко не подпускают — два. Берег, где все от веку приставали, вешками закрыли, караульная лодка гоняет — три. С верхов возы идут, лес и камень, караулы сменили на чужих и злых, которые серебра не берут, — четыре. А пятое — по протокам лодки шастают. Оборону строят. Про гром наш они наслышаны — вот и строятся против грома, не видав его ни разу. Знают, что придём. Ждут.

    — Та-ак, — тяжело сказал Бурилом.

    — Это не всё. Мимо Яра двое прошли. Купцами сказались, товар показали, а сами гребут вразнобой и посудину держат криво — Третьяк углядел. Прошли вверх, повыспрашивали по дороге, через день скатились обратно. А теперь пусть старейшина скажет, что у него. Я за тем его и привёз.

    Корч поднялся в своём углу.

    — По моим протокам чужие шарились. Дважды. Первые двое рыбачили, вроде как. Только сеть у них сухая проездила, ни разу не мокнули, и рыбного места не искали ни одного. Ходили по рукавам и глядели. Берега глядели, воду глядели, на Горбатом песке на берег лазали, ходили туда-сюда. Чего искали — не ведаю. Но искали. — Он помолчал. — Вторые пришли ночью, вчетвером, без огня. Эти уже не рядились. Мои их вели от входа до самой Прорвы. Они на кручу нашу лазали и до света сидели, глядели, как вода ходит. После снялись и ушли вниз. Всё.

    Он сел. В землянке стало тихо, только Дубина скрёб бороду.

    — Ищут, — сказал Микула негромко. — Чего ищут-то?

    — Нас, — сказал я. — Думаю — нас. Наверняка они и сами не знают, чего ищут: слыхали, что гром живёт где-то в верховьях, за Прорвой, вот и щупают. Где гнездо, какие к нему подходы, можно ли подобраться. А может, и не гнездо им нужно. Может подходы проверяют — откуда мы к ним сунуться можем. Одно другого не слаще.

    — К нам?.. — Дубина перестал скрести бороду. — Через Прорву⁈

    — Через Прорву не пройдут, — сказал я. — Но они уже дважды сидели на круче и глядели, как ходит вода. Терпеливые. Третий раз придут — досидятся до чего-нибудь… Потому, атаман, вот что надо сделать, не откладывая. Дозоры удвоить. И не просто дозоры — секреты ставить, тайные, по рукавам и у прохода, вместе с Корчевыми людьми. Его глаза лес держат, наши пусть воду держат. Чужие придут — чтоб их вели от первого поворота. И больше не провожали глазами, а брали. Мне нужен живой язык: кто послал, что велено глядеть, когда назад ждут.

    — Поставим, — сказал Бурилом. — Людей дам. Корч, твои как?

    — Мои согласные, — сказал Корч. — Мы и сами уже так порешили, я только слова ждал. Возьмём.

    — И второе дело, старейшина. — Я повернулся к углу. — К тебе.

    Корч поднял на меня глаза и ждал.

    — Они нашу дорогу щупают — а я хочу ихнюю. Нужны мне твои ходоки, чтобы разведать дорогу прямо на Глотку. Тропы найти, где пройдёт ватага, а где и коза не пролезет. Где их дозоры сидят, куда глядят, а куда не глядят. Броды, воду, высоты. В драку не лезть, следа не оставлять, близко не подходить. Поглядели, посчитали, вернулись.

    — Далеко, — сказал Корч.

    — Далеко, — согласился я.

    — Мои ходят далеко. — Он пожевал губами. — Только уговор уговору рознь, Кормчий. Одно дело — чужаков на своей земле ловить, тут мой интерес и моя земля. А тут ты моих людей на ратную дорогу шлёшь. Дорога ратная — и плата ратная.

    — Назови.

    — Лемеха назову. — Корч сказал это сразу, без раздумья, и стало ясно, что обдумано всё было ещё на круче. — Четыре лемеха доброго железа к пахоте. Соли, инструмента, рожь для посева. И доля, как Кряжеву десятку шла, — по-ратному, с добычи, когда добыча будет.

    — Микула. Четыре лемеха сделаешь?

    — Скую, — хмыкнул Микула. — Железо найдется для такого.

    — Стало быть, уговор. — Я протянул Корчу руку, и старик пожал её сухой жёсткой ладонью. — Соль заберёшь с «Нави», покуда не ушла. Когда ходоков соберёшь?

    — Соберу, — сказал Корч, и по голосу было понятно, что это весь ответ, который я получу, и что выйдут они раньше, чем я думаю.

    Бурилом поднялся, заслонив собой свет из двери, и подвёл черту.

    — Стало быть, так, ватага. Секреты ставим нынче же, с лесными вместе. Ходоки уходят. — Он поглядел на меня, и в прищуре его сидела усмешка. — А про Глотку думай ты, Кормчий. Ты у нас по этой части. Только когда надумаешь — наперёд мне скажи, а не как всегда, когда уже горит.

    — Скажу, атаман.

    — Вот и поглядим. — Он толкнул дверь, и в землянку ворвалось солнце вместе со стуком топоров. — Всё, расходись. Работы стоят.

    Расходились весело, щурясь на свету. Корч вышел со мной рядом, остановился на пороге и поглядел вниз, на мостки, где Карасикова артель стерегла свои короба с мылом.

    — Шустрый у вас народ растёт, — сказал он. — Ну, Кормчий, прощаться пойдём. Мне до дому, а ходокам моим собираться.

  

  
    Глава 23

    Пятый ряж утопили к полудню.

    Гриня стоял на круче и глядел, как его топят. Внизу, под обрывом, мужики подвели на плотах бревенчатый сруб, набитый камнем доверху, выбили клинья, и река приняла сруб с тяжким вздохом. Над водой осталась одна макушка. С кручи было хорошо видно, как он лёг — точно в ряд к четырём прежним, что утопили чуть ранее.

    Со стороны поглядеть — дурная работа: люди своими руками портят собственную реку. Гриня и сам бы так подумал раньше, а теперь он глядел сверху на эти топленые срубы и видел не подводную преграду, а дорогу.

    Глотка и без того была местом тесным. Два крутояра сходились здесь друг против друга, река сжималась между ними вполовину, и оттого всякая лодья шла тут медленно и смирно, под цепью, и с досмотром, — на том мыт испокон и стоял. Но для доброго мыта теснина годилась, а для войны была широка, потому что посреди русла оставался простор, где ходкая лодья могла разогнаться и проскочить стрелой, и достать её с берега успели бы разве что бранным словом. Вот этот простор Гриня и убирал — ряж за ряжем.

    Теперь посреди реки, под водой, сидели зубы. С воды их не видать, только рябь играет над макушками, а напорешься — распорет днище, как нож рыбье брюхо. И лежали зубы не абы как. Они оставляли один-единственный проход, шириной в два корпуса, и проход этот сделали коленами: от левой кручи к правой, потом обратно к левой, потом снова к правой. Как пьяный прётся через двор, так и вражья лодья пойдёт через Глотку. А иначе — никак.

    И вся соль была именно в этих коленах.

    На повороте любое судно теряет ход. Гребцы табанят, корма юзит, парус полощет, и на десяток вздохов лодья становится медленной и неуклюжей, как стельная корова. Вот в эти-то места, в повороты, где всякий будет медленным поневоле, и были пристреляны пороки.

    Пороков на обеих кручах сидело восемь. Сидели они в ямах, за валами, обложенные дубом, и с воды их не было видно вовсе. Наводить порок в бою нельзя. Потому его ставят раз, пристреливают, подбивают клинья, метят колья — и с того дня он кладёт свой камень в своё пятно, хоть днём, хоть ночью, хоть в дыму. Поэтому каждый порок глядел в своё колено. Войдёт чужая лодья в первый поворот, замедлится — и в неё с правой кручи ляжет камень с первого порока. Проскочит — во втором колене ждёт второй. И так до конца теснины. Нигде на всей дороге нет ни одного локтя воды, который не был бы пристрелян.

    А старые городни у воды, где от веку брали мыт, Гриня трогать не велел. Пусть стоят. Пришлый, когда придёт, увидит с воды только их, по ним и станет бить своим громом. И пусть бьёт. Брёвна в лесу новые вырастут.

    — Батюшка. — Сбыслав поднялся на кручу, отдуваясь. Хозяин Глотки был мужик грузный, тёртый, служивший здесь уже давно, и за время подготовки сносился так, что ремень перетягивал дважды. — Пятый сел. Остатние два завтра посадим, и всё, закрыли реку. Теперь гляди не гляди с воды — дороги не прочтёшь. Я вчерась сам на лодке прошёл, своими глазами глянул — нихрена не понять.

    — Вешки на ночь сымать, — сказал Гриня.

    — Сымаем, батюшка, как велено. Своим купцам ставим поутру… — Сбыслав встал рядом, поглядел вниз, на реку, и помолчал. — Я вот всё думаю, Гриня. Теснее нашей Глотки на всей реке места нет, от того и кормимся. А ты её ещё втрое затеснил. Это сколько ж теперь купец ругаться будет, пока проползёт…

    — Ничего страшного, — сказал Гриня. — Пусть ругается.

    Он пошёл вдоль кручи, и Сбыслав двинулся следом. Дорога шла поверху, мимо ям. В ближней яме бойцы как раз перекладывали свой порок после пробного броска. Четверо крутили ворот, оттягивая длинный конец вниз, пятый подкатывал камень, шестой стоял на валу и глядел на воду, где у дальнего колена плавал старый дырявый насад, поставленный в качестве мишени.

    — Клади! — крикнул шестой.

    Жердь взвилась, пращной конец хлестнул, и камень ушёл в небо. Гриня проводил его глазами. Камень падал долго, и лёг в воду в сажени от насада, подняв белый столб.

    — В сажени, — сказал сверху шестой. — Влево на ладонь взяло.

    — Ветер, — отозвались из ямы. — К вечеру уляжется — добьём.

    Это был хороший разговор. Короткий, по делу, без суеты — так говорят люди, которые съели на своей работе собаку. Ещё недавно этот же отряд после каждого броска спорил до хрипоты. Теперь у них на валу стоял свой глазастый, счёт падений вёлся на бирке, а клинья подбивались по мерке, а не на глазок.

    За ямами, на вытоптанном лугу, шла другая наука.

    Там, вокруг вкопанного столба, десяток мужиков таскал камни. От кучи до столба было шагов тридцать, и мужики носили камни на носилках, парами, бегом, и укладывали у столба, а потом бежали обратно. А над всем этим стоял с хворостиной жилистый мужик и громко считал вслух.

    — … шестьдесят один. Шестьдесят два. Шестьдесят три…

    Мужики хрипели, но бежали.

    Это Гриня завёл с того дня, как выслушал гребца. Вся его оборона, все его ряжи и пристрелянные колена упирались в сто вздохов. Именно столько молчит гром пришлого между двумя ударами — гребец считал на воде, держась за доску, и Гриня ему верил. Сто вздохов гром заряжают, и сто вздохов корабль его слеп, потому что сидит в собственном дыму. Стало быть, вся война в Глотке будет резаться на куски по сто вздохов, и выиграет тот, кто в свой кусок успеет больше. Порок за сто вздохов можно перезарядить дважды, если обслуга не чешется. А если гонять мужиков, — то и трижды. Два камня или три камня в одно и то же колено, в одну и ту же медленную лодью — это разница между «отогнали» и «утопили».

    Потому мужики и бегали вокруг столба до седьмого пота. А считал над ними Окунь.

    Гребца Гриня забрал к себе в тот же вечер, как выслушал и ни разу не пожалел. Мужик оказался на вес серебра. Он один на всей нижней реке видел гром своими глазами, и он один мог рассказать про него не воя и не крестясь, а толком: как бьёт, как долго молчит, как дымит. Мужики его слушали, открыв рты, потому и рвали жилы без всякого кнута. Одно дело, когда тебя воевода стращает, и совсем другое — когда человек, выплывший из-под Устья в одиночку со всей лодьи, ровным голосом говорит тебе: не донёс камень за сто вздохов — стало быть, ты теперь щепа.

    — … девяносто девять. Сто. — Окунь опустил хворостину. — Гром. Кто с носилками в поле — тот щепа. Ты, Квас, щепа.

    — Да едрит твою… — Квас бросил носилки и сел на траву. — Окунь, совесть есть? Мы уже девять ходок…

    — Под Устьем, — сказал Окунь, — тоже все уставшие были. По новой.

    Гриня усмехнулся в бороду и пошёл дальше, к спуску. Внизу, вдоль обеих круч, по всем распадкам и осыпям, где только можно было приткнуться лодке и высадить людей, лежали засеки — лес, поваленный крест-накрест, вершинами к воде, ощетиненный обрубленными сучьями. Через такую засеку и пеший-то лезет, ободравшись до мяса, а оружный, в броне, под стрелами сверху, — не лезет никак. Потому что про высадку Гриня тоже думал. Гром силён с воды, и пришлый, не будь дурак, первым делом захочет ссадить людей на берег и взять кручи ногами. Вот пусть и поищет, где ссадить.

    Одно место, правда, Гриня велел оставить чистым. Удобный бережок пониже теснины, с песочком, с отлогим подъёмом. Там засеки были пореже, словно место само приглашает: приставай, добрый человек, высаживайся. Бережок этот был пристрелян с обеих круч двумя пороками сразу, и камни для него лежали особые — мелкие, в плетёных коробах, чтобы накрывать толпу.

    Сбыслав рядом вздохнул.

    — Всё у нас хорошо, Гриня, — сказал он. — Работа справная, людишки злые, камень лёг куда надо… Одно мне душу точит.

    — Мыт, — сказал Гриня.

    — Мыт, — сознался Сбыслав. — Купцы-то, батюшка, воют. Которые давно ходят — те в глаза плюются. Мыт подняли, от городен отогнали, на старой стоянке теперь вешки да караул… Они ж не знают, что мы тут не от жадности. Они думают — озверела Глотка. И ведь что худо, они наверх уйдут, к этому… к Кормчему. У него-то, бают, мыта вовсе нет.

    Гриня остановился.

    Вот оно и было — то самое, что скребло его с того княжьего совета, и скребло тем сильней, чем ладнее становились валы. Оборону он выстроил такую, что хоть Орду встречай. А дыра в этой обороне всё равно была, и дыра эта была не в ряжах и не в засеках. Дыру проковыряли свои. На совете, когда дошло до казны, Борис завёл свою вечную песню — отчего это князья должны платить из мошны, когда есть река, пусть река и платит, — и Давыд, у которого после покупки камня и леса у самого скребло в ларях, поддался, и мыт подняли на четверть. Василько тогда один сказал поперёк: худо, мол, перед войной купца злить. Молодого не услышали. А Гриня смолчал — его спросили про валы, про мыт его не спрашивали.

    Теперь он всё чаще думал, что смолчал зря.

    — Озверела Глотка, — повторил он. — Так, Сбыслав, и есть. Купцу нашей войны не видать, купцу видать четверть сверху… Ладно. Это разговор не наш с тобой. Это разговор княжий, и я его, видно, заведу. — Он поглядел вниз, на очередь насадов за перестрелом, на досмотровую лодью между ними. — Ты вот что. Ты мне скажи про другое. Рыбаки мои с верхов воротились?

    Сбыслав поскрёб в бороде.

    — Воротились, батюшка. Вчерась к ночи. Сидят, тебя ждут. — Он помялся. — Только, чую, не обрадуешься ты.

    — А я, Сбыслав, радоваться уже лет двадцать как отвык, — сказал Гриня. — Веди.

    Рыбаки сидели в клети при воротах. По тому, как они сидели, Гриня понял всё раньше слов, ведь удачливый ходок сидит широко и ест весело, а эти четверо жались к столу, как намокшие воробьи к стрехе, и хлеб ломали виновато.

    Старшим у них был Линь, сухой мужичок без возраста, из посадских рыбаков. Человека незаметнее его на всей нижней реке было не сыскать, за то Гриня его и выбрал.

    — Ну, — сказал Гриня, садясь напротив. — Сказывай.

    — А чего сказывать, батюшка. — Линь вздохнул. — Пусто. Вот те крест, пусто.

    — Ты не крестись. Ты по порядку давай.

    И Линь стал рассказывать по порядку. Поднялись вверх, как велено: лодчонка малая, сетишка для виду. Шли главным руслом тихо, никто их не цеплял. Сворачивали во всякий рукав, какой встречали, и всякий прошли до конца. Один кончился болотом, другой упёрся в старый завал, третий сузился в ручей, курице по колено. Нигде ни жилья, ни дыма, ни тёсаного кола. Леса стоят да вода идёт, вот и всё богатство.

    — А большой рукав? Которым в старые годы плотами хаживали?

    — До него напоследок добрались, батюшка. — Линь поскрёб бороду. — Рукав добрый, вода полная. День по нему шли, другой шли, и всё одно: пусто. А на третий день река кончилась.

    — Это как же она кончилась?

    — А вот так и кончилась. Сперва слышим, гудит. Ровно гудит, нутром, как жёрнов под землёй. Подошли ближе, а там котёл. Стоит поперёк всей реки и варит. Воронки крутит с избу величиной, посерёдке горб водяной ходит, и две струи сшибаются лоб в лоб, аж грива белая летит. Мы к одному берегу сунулись, нас крутить начало. К другому сунулись, а там камни зубьями торчат, и промеж них воду жрёт с таким гулом, что лодку потянуло, еле на вёслах выгреблись. Мы, батюшка, два дня подле того котла лазали. С деревьев глядели, берегом пешком ходили. Нет хода. Ни серёдкой, ни краем. И волоком не обнесёшь, берега там кручи, лодку не подымешь. А что за ним, за котлом, того не видать, там поворот сразу и лес стеной. Пустой рукав, батюшка, одно слово. Упёрлись мы и воротились. Прости, коли что не так сделали.

    Гриня помолчал, переваривая.

    Пусто. Вторая ходка кряду, и опять пусто. Все рукава от Глотки до Яра общупаны, и нигде ничего. А устьинская грамотка писала ясно: град ставит, Хлынов кличет, в протоках, где — таит. Человек тот слов на ветер не ронял. Стало быть, град есть. А в протоках, куда можно засунуть нос, его нет.

    Он повертел это так и сяк, и выходило у него, что если града нет там, куда нос пролезает, значит, град там, куда нос не пролезает. За котлом. Доказательств тому не было никаких, Линь за котлом не видал ровным счётом ничего. Может, там такая же пустая вода на три дня пути. А только Гриня вспомнил мытаря с сожжённой заставы, его вой про чёрный корабль о двух горбах, которому река не указ. Людям через котёл хода нет, это Линь показал. А ему?

    Сказки, оборвал он сам себя. Сказками бабки на печи воюют. Да ведь и проверить сказку не грех. Грех — оставить её непроверенной.

    — Линь. Рукав этот ведь не слепой. Старики сказывали, он петлёй идёт и в реку воротается, ниже нас, под стрелкой. Так?

    — Так, батюшка. Сухой протокой воротается. Только ей сто лет никто не ходит. Мелая она, кривая, и крюк дурной: чего туда лезть, когда прямая река ряд… — Линь осёкся на полуслове и поглядел на Гриню. Дошло до мужика.

    — Вот, — сказал Гриня. — Вот и слазаете, куда сто лет никто не лазал. Котёл ваш сидит в верхнем колене рукава. А нижнее колено, от стрелки, не щупал никто и никогда, потому что незачем было. Теперь есть зачем. Пойдёте снизу, Сухой протокой, против воды, и пройдёте её всю, хоть до самого котла. Что встретится по дороге, то и поглядите. Может, пустая вода. А может, и не пустая.

    В клети стало тихо. Молодой рыбак глядел на Гриню круглыми глазами и забыл про хлеб.

    — Батюшка, — осторожно сказал Линь. — А ежели там и впрямь… не пустая? Ежели сыщем чего?

    — То слушай накрепко. Никого не трогать. Следа не оставлять. На глаза не казаться никому, хоть бы дитё малое на берегу стояло. Дошли, поглядели издали, посчитали дымы да лодьи — и назад, тише воды, ниже травы. Мне не подвиг ваш нужен. Мне нужно знать. А трогать будут другие люди и в своё время. — Гриня поднялся. — Два дня отдыхайте. Харч дам, снасть новую, лодку покрепче. И пятого с собой возьмёте. Окуня.

    — Это который считает? — Линь поглядел с большим сомнением. — Дык он же не из посадских, батюшка. Да и рыбак из него, прости господи, как из топора поплавок.

    — Рыбак из него никакой, твоя правда. Зато он один из всех вас видал их вблизи и живой ушёл. Ежели наверху что неладно пойдёт, он первым учует, что именно. Слушать его, как меня самого. Всё, ступайте.

    Рыбаки гуськом вышли. Гриня постоял у оконца, глядя, как тянутся через двор четыре сутулые спины, посадская голь. Самое грозное его оружие на нынешний день, если разобраться. Пороки пороками, а войну испокон выигрывает тот, кто первым узнал.

    Додумать ему не дали. От ворот через двор уже спешил Сбыслав, и по его рыси было видно, что опять стряслось.

    — Гриня! С верхов купец пришёл, из наших, из старых! Говорит, у Яра его досматривали!

    — Яр всегда досматривал. Эка новость.

    — Дык не Глебовы досматривали, батюшка! Чёрные! Застава стоит, вышка новая срублена, флаг над ней чёрный мотается! И мытарь ихний, слышь, мыта не взял. Ни резаны не взял! Поглядел товар, записал на дощечку, чего везёт, сколько да куда, и ступай, говорит, с богом. Река, говорит, вольная.

    Гриня медленно повернулся от оконца.

    Записал на дощечку. Чего, сколько, куда. Мыта не взял, а учёт снял. Выходит, не застава теперь стояла на Яру. Стояла там его же, Гринина, наука, только вывернутая наизнанку. Пришлый считал реку. Всю, до последнего насада. Кто ходит, с чем ходит, куда ходит. Принимает хозяйство, значит.

    — Купца этого ко мне, — сказал он. — И с дороги не отпускать.

    А про себя подумал, что к князьям таки придётся ехать и заводить разговор про мыт. Война, похоже, уже шла. И шла она за купцовы души. У пришлого в этой войне была вольная река и писало с дощечкой. А у Глотки — четверть сверху да караул с багром.

    Худую сечу переломить можно. Худую славу — никогда.

    * * *

    К Давыду Гриня поехал на следующий день и повёз с собой купца Ермилу. Старик ворчал всю дорогу, что товар стоит и время уходит, но ехал. Гриня простил ему за эту поездку годовой мыт, а такой платы за простую болтовню Ермиле не предлагал ещё никто.

    Повезло вдвойне. На Давыдовом дворе гостил Борис, приехал рядиться о меже на дальних покосах и застрял. А к вечеру из Глотки прискакал Василько. Молодой теперь мотался на стройку через день, и оттащить его от пороков было трудно. Сошлись все трое, собирать никого не пришлось.

    После ужина, когда челядь убрала со стола, Гриня ввёл Ермилу.

    — Вот, князья. Купец с верхов, ходит по реке давно, отцы ваши его знавали. Нынче прошёл всю реку сверху донизу. Пусть расскажет, как теперь наверху берут мыт. Сказывай, Ермила.

    Ермила огляделся, огладил бороду и рассказал. Шёл он с воском и кожей от самых верховий. В Устье заплатил мыт по старому уставу и пошёл себе вниз. На заставах его останавливали, и на Крутце останавливали, и на Яру. Только нигде больше не взяли ни резаны. Поднимется на борт человек в чёрном, оглядит товар, перечтёт и запишет на дощечку, чего купец везёт, сколько и куда. Запишет и рукой машет: ступай с богом, река вольная.

    — Я после Устья всю дорогу ждал, когда грабить начнут, — сказал Ермила. — При Глебе-то на всякой заставе щипали. До Глотки, бывало, доходишь общипанный, как гусь. А эти пишут себе и пишут. Кормщик мой говорит: молчи, дед, пишут — и слава богу, лишь бы не стреляли. Так и дошёл я до вас, князья. Один мыт заплатил за всю реку. А у вас тут четверть сверху да очередь на плёсе в полтора дня.

    — Складно брешешь, старый, — сказал Борис, но сказал вполголоса, без напора.

    — Вели проверить, княже. За мной Петруха-кожевник идёт в двух днях. И ещё люди будут. Все одно скажут.

    Гриня кивнул Ермиле на дверь, и купец вышел, довольный. Стало тихо.

    — Ну, воевода, — сказал Давыд. — Привёз ты нам скомороха, повеселил. Теперь говори сам, зачем привозил.

    Гриня встал со скамьи. Такой разговор сидя вести не годилось.

    — Худое дело мы с мытом сделали, князья. На том совете я смолчал, потому что спрашивали меня про валы. Нынче скажу сам. Вы слыхали купца. Пришлый наверху берёт один мыт в Устье, а дальше вся река у него вольная. Он купца к себе приваживает, как пасечник пчелу. А мы своего купца гоним. Мы подняли четверть, мы отогнали досмотр на плёс, у нас мужик сутками ждёт, чтобы пройти и клянёт нас последними словами. А каждый купец он глазастый. Ему рот не заткнёшь, особенно недовольному. Спросит у них пришлый про глотку, так ему наперегонки всё выложат из вредности.

    — Так. — Борис уже понял, куда идёт разговор. — И чего ты хочешь? Четверть снять?

    — Снять, князь. Воротить старый мыт, какой при отцах был, и выкликнуть о том на всех пристанях, чтобы слышала вся река. А стройку доплатить из казны. По третям, как сперва и уговаривались.

    Вот тут грянуло.

    — По третям⁈ — Борис поднялся, и скамья под ним охнула. — Слыхали? Из казны! А казна у меня что, курица? Яйца несёт? Я и так на его ямы, на ряжи, на камень этот клятый отдал столько, что ключник мой заикаться стал! Купец ему, вишь, дорог! Купца испокон щипали, и ходил, и дальше ходить будет! Куда ему с реки деваться? А то что языком болтать станет, так и пусть болтают!

    — Наверх, дядя, — сказал Василько. — К нему.

    Молодой сидел прямой и говорил обдуманное, давно носимое.

    — Ты Ермилу слыхал? У старика глаза горят, как у отрока на ярмарке. Его всю жизнь щипали, а тут не ощипали. Он этого до смерти не забудет и внукам закажет. Я ещё на совете говорил: худо перед войной купца злить. Тогда меня не слушали, молод. Так нынче вам то же самое говорит воевода, который полвека воюет. Гриня дело привёз. Я за то, чтобы четверть снять.

    — Сопляк, — сказал Борис, и теперь в голосе его была злость. — Он за! Тебе легко быть за. У тебя треть — слёзы, у тебя вотчина с мой выгон. А вынимать-то из моего ларя будут. Это же не четверть снять, это серебро своё взять да купцу в пояс положить: прости, кормилец, обидели… Нет уж. — Он повернулся к Грине. — Твоё дело, воевода, валы. Камень тебе дали? Дали. Лес дали, людей дали. Вот и сыпь свои валы. А мыт — дело княжье. Не лезь.

    — Мыт дело княжье, — согласился Гриня. — А война — моё. И как воевода я тебе говорю, князь: купец нам на войне нужней серебра. Купец возит вести. Купец любит того, кто его не обижает. Нынче он нас клянёт, а пришлого хвалит. Стало быть, пришлый уже отбил у нас реку, без единого камня отбил. Вот про это я и толкую.

    — Будет, — сказал Давыд.

    Сказал негромко, и стало тихо. Давыд сидел, положив обе ладони на стол.

    — Складно поёшь, Гриня. И купец твой складно пел. Может, оно всё и правда. Только гляди, что выходит с другого конца. Снимем мы четверть — по всей реке скажут, что испугалась Глотка. Подняли и спустили, хвост поджали. Это раз. Казну отворять посреди стройки — лари мои и так дно кажут, а Борисовы, вишь, тем паче. Это два. А купец перетерпит. Некуда ему с реки деваться, потому что дорога вниз через нас идёт. Пришлый твой далеко, а Глотка близко. Это три. — Он помолчал. — Ты воевода добрый, и за валы тебе спасибо. А в мыт не лезь, не твоё. Про войну спросим — скажешь. Мыт стоит, как стоял. Всё. К сему не ворочаться.

    — Вот, — с глубоким удовольствием сказал Борис и сел.

    Василько открыл было рот. Давыд поглядел на него, и молодой закрыл рот молча, только скулы пошли пятнами.

    — Воля ваша, князья, — сказал Гриня. — Моё дело было сказать.

    И поклонился в пояс, как положено.

    Выезжал он со двора в сумерках. У ворот его догнал Василько, поехал рядом, стремя в стремя, и с версту молчал, что было на него совсем не похоже.

    — За лари ведь, — сказал он наконец. — Не за молву, не за хвост поджатый. Молву Давыд для красоты приплёл. За лари, Гриня. У Бориса в тех ларях дна не видать. Четверть им слаще, ведь она сама капает, а из ларя своей рукой доставать — рука отсыхает.

    Гриня ехал и думал о том, о чём воеводе думать не положено.

    Привыкли, думал он. Сладко жрать привыкли и мягко спать. Мыт им отцы наладили, серебро с тех пор течёт само, только подставляй шапку. Вот и верится им, что так будет всегда. Что река никуда не денется, а купец перетерпит. Наверху человек всю реку перекроил за одну весну и глядит вперёд на десять лет. А мои сидят на сундуках и делят покосы. Дальше своего носа не видят, а нос у них короткий. До ларя как раз достаёт.

    Он покосился на Василько. Молодой ехал, глядя перед собой, и желваки у него ходили.

    Один из троих видит, подумал Гриня. Жалко, у этого одного треть голоса и вотчина с выгон.

    — Гриня, — сказал Василько. — И что теперь?

    — Теперь, княже, служить, — сказал Гриня. — Валы сыпать, воинов гонять. И ждать, покуда жизнь сама князей выучит. Она выучит, она на это мастерица. Одно горько: за её науку завсегда плачено вперёд, и не теми, кто ленился учиться.

    — А мыт?

    — А мыт они снимут, — сказал Гриня. — Сами снимут, бегом. В тот день, когда он у ворот встанет. Только поздно будет, княже. Какая же это милость, когда у ворот стоят. Это уже откуп.

  

  
    Глава 24

    Из Хлынова вышли на рассвете, тремя лодками. Своя вода понесла нас вниз легко.

    Я правил передней лодкой. За мной сидели Бес с Рыжим, во второй шли Кряж с двумя своими, в третьей устроились остальные лесные, Гнус и двое гребцов, которым было велено высадить нас у Горелой гривы, а лодки угнать домой. Утро стояло ясное, рукав лежал гладкий, как стол, и на всём этом благолепии одна только Гнусова душа не знала покоя.

    — Нет, ты рассуди сам, Кряж, — неслось с третьей лодки. — Неизвестно сколько времени лесом идти. Девять ртов кормить. А котёл дома остался. Как такое называется?

    — Правильно называется, — сказал Кряж, не оборачиваясь.

    — Голодом такое называется! Я ж не большой котёл просил, я малый просил. Я бы на сухой щепе варил, бездымно…

    — Бездымно ты только брешешь, — отозвался Бес из моей лодки. — Второй раз тебе говорю. Котёл в лесу — это дым. А дым — это гости.

    — Да какие гости, мы покуда на своей земле!

    — Вот покуда своя, сухарь и грызи. Впрок.

    Гнус погоревал ещё с версту и затих — пригрелся на солнышке. Лодки шли ходко, знакомые берега бежали мимо, и голове на такой воде думалось легко. А думал я про то, что оставил за спиной, и на душе от этих дум было покойно.

    Вчерашнее утро я начал с пушек.

    Собрал Дубину, Бурилома да весь третий расчёт в распадке, у навеса, где отдыхало наше новое железо. Третья пушка лежала на козлах, вычищенная и смазанная, а рядом с ней лежала четвёртая, которую Микула довёл уже при мне. Два готовых ствола и оба грели бока под навесом, как мужики на печи посреди страды.

    — Вот, любуйтесь, — сказал я. — Нас ищут. По протокам чужие шарятся, секреты стоят, дозоры удвоены. А два грома лежат в холодке и жир копят. Непорядок, братцы. Это пушки должны город сторожить, а не город пушки.

    — Дык, — резонно сказал Дубина. — А что ты предлагаешь?

    — Пойдём наверх, покажу.

    Поднялись на кручу, и я поставил их над заливом, лицом к воде. Отсюда, с гребня, вся наша вода лежала как на ладони: вход в залив, плёс перед ним, дальний проход от Прорвы. Я дал им наглядеться и показал рукой.

    — Гляди, что выходит. Чужой к Хлынову может прийти всего двумя дорогами. Либо сверху, от Прорвы, посуху. Либо снизу, по рукаву, с южной воды. Третьей дороги по воде нет. Так вот отсюда, где мы стоим, простреливается весь верхний подход. А вон с того плеча, — я показал вдоль гребня, на дальний выступ кручи, — видна вся южная вода, до самого поворота. Ставим на них по пушке, и всякая дорога к городу оказывается под громом. Батареей такое называется, береговой батареей. Пушка на берегу сидит и свою воду стережёт, как пёс ворота.

    Дубина поглядел вниз, на залив, потом вдоль гребня, на дальнее плечо кручи. Я ждал вопросов про станок, а он вдруг крякнул и заулыбался во всю бороду.

    — Эк ты завернул, Кормчий. Батарея… А я-то стою, жду, чего мудрёного скажешь. Дык это ж наша старая площадка выходит, с какой мы первую пушку пристреливали! Круг на шкворне, крестовина под ним, скобы с клиньями. Она, родимая, у меня за перешейком по сей день стоит, травой проросла, я мимо хожу и всякий раз думаю — срыть надо, а рука не поднимается. — Он хлопнул себя по колену. — Выходит, не зря не поднималась. Таких кругов я уже три срубил, два на «Разящем» ходят и не жалуются. Велика ли наука срубить ещё два.

    — Она самая, Дубина. Только теперь не для пробы и не на песке. Насовсем, в кручу.

    — В кручу даже лучше. — Дубина присел, поковырял пальцем дёрн, прикидывая уже своё, плотницкое. — На корабле мы под кругом кокоры дубом вязали, чтоб палубу не разворотило, вся морока в том и была. А тут под шкворнем мать сыра земля, ей ничего не сделается. Шкворневое бревно вкопаю, крестовину врежу заподлицо да землёй забью — встанет крепче чем на лодье… Площадку токмо в склон врезать придётся, уступом, чтоб пушка ровно стояла. Ну, то работа лопатная, не топорная.

    — Врезай. И ещё одно, самое для тебя чудное. Как поставишь — спрячь. Всю площадку, круг, ларь для зелья. Обложи дёрном так, чтобы с воды её было не угадать. Плывёт чужой мимо, глядит на кручу — а на круче трава растёт да кусты стоят. Больше ничего.

    Вот тут Дубина удивился по-настоящему.

    — Это зачем же прятать-то? — Он даже поднялся с корточек. — Пушка — она ж страх, Кормчий. Пущай видят да боятся. Глядишь, и стрелять не придётся, сами уйдут.

    — Страх хорош против того, кто пугается. А сюда придёт, если придёт, такой, который не пугается. Такой первым делом станет бить по тому, что видит. А чего не видит, того для него нет. Пусть наша круча для чужого глаза стоит пустая. Пушка, про которую враг не знает, бьёт первой. И частенько первым же выстрелом разговор и кончается.

    Бурилом, молчавший всю дорогу, хмыкнул в бороду.

    — Мудрёно живёшь, Кормчий. Раньше, бывало, спрячешь нож за голенище — вот и вся воинская хитрость. А теперь, вишь, гром под дёрн хороним… Людей сколько, Дубина?

    — Десяток дай, атаман, на лопаты. Копать, дёрн резать — там земляной работы больше, чем плотницкой. Дня за три оба гнезда поставлю, а пушки занесём на слегах. — Дубина поглядел на меня и не удержался, хохотнул: — Надо ж. На корабль пристраивали, кокоры вязали, круги городили. А она, зараза, с берега начинала — на берег и вернулась.

    — Не вернулась. Расплодилась, — сказал я. — На корабле свои остались… А стрелять с берега будет кому.

    И повернулся к расчёту.

    Третий стоял тут же, всей пятёркой, и слушал так, как слушают про своё. Крень глядел вниз, в распадок, на пушки, с нежностью. Луня шевелил губами, что-то уже считая. А Кила стоял впереди всех, и шнур висел у него на шее, как у дьякона орарь.

    — Кила. Батарея твоя. Расчёт встаёт к этим двум стволам, ты на них первый номер и старший. И сверх того набирайте четвёртый расчёт, из хлыновских, атаман пятерых даст. Учите их так, как вас Хвощ учил. С азов, по номерам, до мозолей.

    — Выучим, — сказал Кила спокойно, и без удивления, только шнур на шее тронул пальцами, будто проверил, тут ли он. — Хвощова наука простая. Била больно, зато легла крепко… Одно спрошу, Кормчий. Пристрелка. Воду я отсюда глазом вижу, а руки её не знают. Мне бы по два камня на ствол кинуть, по ветле да по тому мысу, и я вам эту воду запру намертво.

    — Вот про это главное, и слушайте все. — Я обвёл их глазами, чтобы дошло до каждого. — Стрелять нельзя. Ни пристрелки, ни пробы, ни единого выстрела, покуда я сам не скажу. Гром наш по реке на день пути слыхать, а в тихую погоду и дальше. Нас ищут и найти не могут, потому что не знают, где искать. Один выстрел — и искать им больше нечего, мы сами им маяк зажжём, почище всякого лазутчика. Гоняйте оба расчёта всухую, порожняком, как Хвощ гонял, хоть по сто раз на дню. А голос у батареи появится в тот день, когда прятаться станет уже не от кого.

    Кила выслушал, подумал и кивнул.

    — Разумно, — признал он. — Жалко, а разумно… Значит будем по корабельной пристрелке ориентироваться.

    Бурилом поставил точку по-хозяйски, как он один умел.

    — Стало быть, порешили. Дубина копает, Кила учит, Луня считает, Тишка бирку стережёт. А ты, Кормчий, ходи по своим лесам спокойно. Вернёшься — город будет зубастый.

    …Лодка качнулась на перекате, и я вернулся на воду.

    Солнце стояло уже высоко. Берега помалу менялись. Кручи отступили, пошли низины с ивняком, рукав сузился, и вода в нём потемнела, набирая глубину.

    — Горелая грива за тем поворотом, — сказал Кряж вполголоса. — Дале шумнём — дале услышат. С этого места говорим шёпотом, а лучше вовсе молчим. Приучайтесь сразу, в лесу поздно будет.

    — Слыхал, Гнус? — шепнул Бес.

    — Это мне теперь четыре дня молчать? — ужаснулся Гнус. Шёпотом ужаснулся.

    — Лес большой, — сказал Кряж. — Поглядим, кто кого переможет.

    За поворотом открылась грива — длинный песчаный взлобок с горелым сосняком по хребту, чёрные стволы над молодой зеленью. Лодки ткнулись в песок одна за другой. Выгружались молча и быстро: мешки на спины, оружие под руку. Гребцы развернули пустые лодки, подняли на прощание вёсла и пошли назад, вверх, против воды.

    Я поглядел им вслед. Потом на стену леса перед нами, за которой лежала вся дорога: мшара, боры, речка с бродом, да длинный увал. Дорога, которой покуда не было нигде, кроме Кряжевой головы.

    — Ну, помоги боги, — шепнул Кряж. — Я первый, Кормчий за мной, ваши следом, мои крайние. Ступать след в след, на сушняк не ступать. Пошли.

    До края болота дошли к сумеркам и встали на ночёвку в сухом ельнике, не зажигая огня.

    Ночёвка без костра оказалась наукой простой и злой. Сухарь с салом, глоток из баклаги, лапник под бок, и к полуночи роса пробрала нас до костей через все накидки. Лесные спали, как дома. Кряж выставил своего в дозор, лёг, накрылся кожушком с головой и пропал до самого подъёма, а мы ворочались и слушали, как где-то в болоте тяжко вздыхает выпь.

    Разбудили нас до света.

    — Мшару с утра берут, на свежую ногу, — шепнул Кряж, покуда мы жевали. — В ней не ночуют и не отдыхают подолгу. Вошёл — иди, покуда не вышел. Теперь слушайте в последний раз, дальше буду молчать. Всякому в руку слега. Идёшь — щупай перед собой, куда ступить. Мох держит, где белый да сухой. Где зелень яркая, весёлая — туда не ступай вовсе, там под травкой окно, а в окне дна нет. Провалился — не бейся, не греби. Ляг на слегу, раскинься пошире и жди, вытащим. Кто биться начнёт, того болото за ноги возьмёт. Всё. Пошли, покуда роса.

    Мшара открылась за ельником сразу.

    До самого окоёма лежала рыжая равнина — мох, багульник, редкие сосенки, скрюченные, как старухи на паперти. Над равниной висел туман, и из тумана торчали мёртвые сосны-остолопы. По ним Кряж и правил, как кормчий по вехам.

    Тропа началась от первой же гривки. Была тут старая гать в два лежня, брошенные бок о бок. Они были уже чёрные от времени, мягкие сверху, как гнилое яблоко. Где лежни разъехались в стороны, где утонули вовсе, и тогда Кряж останавливался, щупал слегой, находил брёвна под водой на ощупь и переводил нас по одному, держа каждого за запястье. Шли след в след. Под ногами чавкало, вздыхало, ржавая вода выступала в каждый след и глядела из него, как чужой глаз.

    К полудню я понял, почему через мшару идут за один заход.

    Ноги к этому часу стали чужие. Каждый шаг тут стоил трёх обычных, потому что мох брал ступню мягко, с причмокиванием, а отдавал нехотя, и бедро к сотому разу горело, как натёртое. Гнус одолевал комаров, шлепая руками по всем местам. Мошка стояла над нами столбом, завтракала и обедала разом. Мазь из дёгтя, которой лесные намазали нас на ночёвке, кажется только помогала ей нагуливать аппетит. Багульник цвёл вовсю, и от его дурного мёда к полудню нудно гудела голова.

    А Гнус молчал.

    Он молчал так, что это было слышно. Молчание распирало его, как брага корчагу, он вздыхал, крякал, хлопал себя по шее с мученическим лицом, и один раз, на гривке, не стерпел — наклонился к Бесу и зашипел трагическим шёпотом:

    — Я одно скажу. Одно! Вот кто, скажи мне, кто догадался болото мхом устелить? Шёл бы себе человек по воде на лодочке…

    Кряж, не оборачиваясь, поднял руку. Гнус подавился словом.

    Но рука поднялась не для него. Все замерли, и в тишине, шагах в тридцати от нас, из тумана вышла рыжая, огромная лосиха. Она шла через мшару своей дорогой, и мох держал её, как свою. Следом семенил тонконогий лосёнок. Он на ходу тыкался матери в брюхо и спотыкался. Лосиха повела ухом в нашу сторону, постояла и пошла дальше. Болото приняло обоих, а туман закрыл, как ладонью.

    Гнус стоял с открытым ртом. Молчал он теперь сам, без Кряжевой руки, и молчал ещё с версту.

    Окно нашло меня на предпоследней гривке.

    Я сам виноват — к концу дня глаз замылился, слега ткнулась во что-то твёрдое, я поверил ей и шагнул, а твёрдым там лежал всего лишь топляк, и лежал он краем. Нога ушла сразу по пах. Холод взял её, как чужая рука, мягко и очень крепко, и потянул, и второй ногой я почуял, как подаётся мох.

    — Лежи! — выдохнул сзади Кряж.

    Я лёг. Это оказалось самым трудным — всё нутро орало рваться и грести, а надо было расстелиться по мху, как бельё по лугу, раскинуть руки со слегой и не шевелиться, покуда холод поднимался уже к поясу. Сверху легла вторая слега. Бес с лесным взяли меня под плечи, Кряж командовал шёпотом, тяни-отпусти. Болото отдавало меня медленно, с причмокиванием, с долгим сосущим вздохом напоследок.

    Сидя на гривке, я перематывал обмотку на босую ногу и слушал, как колотится сердце. Лесные глядели без насмешки. Кряж присел рядом на корточки.

    — По первости со всяким такое бывает, — шепнул он. — Болото гордых учит. Ты вот что себе заметь, Кормчий. Устал — об том скажи, встанем. Утайка в мшаре дороже спеси выходит.

    — Замечу, — сказал я честно.

    Запасные поршни нашлись у лесных, на такое у них было собрано всё. А красное солнце уже лежало на самом мху, и последняя грива вела вверх, в гору. Мох на ней мелел, сох, рвался, и сквозь него всё чаще проступал песок. Потом под ногой хрустнуло. Я не сразу понял, чему удивился, а это была сухая ветка на сухой земле, первая за весь день.

    Бор принял нас в сумерках.

    После мшары он показался горницей — сосны в два обхвата, чистый белый мох, твёрдая, честная земля, которая держала ногу и не просила ничего взамен. Люди падали на этот мох, как подкошенные, стягивали мокрое, разминали гудящие ноги. Кряж прошёлся по-хозяйски, поглядел на небо сквозь кроны, принюхался и объявил вполголоса:

    — Тут ночуем. Место глухое, до жилья нет ничего на день пути в любую сторону. Нынче можно малый огонь, в яме, на сухой ольхе. Дыму от неё, как от свечки.

    — Огонь… — Гнус сел. Он произнёс это слово так, как иные произносят имя любимой женщины. — Кряж. Старшой. Дозволь спросить. А на малом огне, в ямке… котелок малый, был бы он у нас, встал бы?

    — Встал бы, — сказал Кряж.

    Гнус медленно повернулся к Бесу. Бес глядел в сторону с большим интересом к сосне.

    — Я ничего не говорю, — сказал Гнус смиренно. — Я молчу. Я весь день молчу, ты заметил? Лес большой, а я молчу. Я только спросить хочу, Бес. Вот этими устами, которыми я нынче болото хлебал. Чья была мысль про котёл?

    — Общая, — сказал Бес.

    — Обща-ая… — Гнус лёг на мох, раскинул руки и сообщил небу: — Запомни, лес. Я прошёл. А котёл я этому ироду ещё припомню.

    Лесные беззвучно смеялись — я впервые видел, как они это делают. Малый огонь ожил в ямке, сухая ольха горела ясно и впрямь без дыма, и на огне, в ковшике, который Рыжий молча вынул из своего мешка, грелась вода на всех. Гнус поглядел на ковшик, потом на Рыжего, открыл рот, закрыл и просто поклонился ему в пояс.

    Я сидел, вытянув к теплу гудящие ноги, жевал сухарь и глядел в огонь.

    За день мы прошли вёрст восемь. И эти восемь вёрст выпили нас досуха, съели сапог, а меня разок подержали за ногу так, что я эту хватку чуял до сих пор. Я не стал додумывать эту мысль дальше.

    — Завтра боры до полудня, — шепнул Кряж, укладываясь. — Пойдём ходко, отдохнёте на ходу. За борами Крапивна, через неё брод искать. А за Крапивной начнётся увал, и вот с увала, Кормчий, уже всё. С увала земля ихняя, чужая. Там и шёпот наш кончится, там на пальцах говорить будем.

    — А спать когда? — тоскливо шепнул Гнус.

    — Спать нынче, — сказал Кряж. — Пользуйся.

    Огонь догорел, яму засыпали, и бор сомкнулся над нами — чёрный, тёплый, пахнущий смолой. Где-то далеко, на мшаре, опять вздыхала выпь. Я уснул раньше, чем додумал, на что похож этот звук.

    * * *

    Боры нас пожалели.

    С рассвета шли ходко, как и обещал Кряж. Белый мох пружинил под ногой, сосны стояли просторно, по-княжески, свет лежал между ними косыми столбами. После вчерашней мшары ноги сами несли. Даже разговаривать расхотелось — такой стоял в бору покой. Гнус терпел его с полчаса, потом начал страдать, потом приспособился шептать одними губами, без голоса, и шептал так сам с собой до полудня. Бес шёл рядом и кивал ему в нужных местах. По-моему, они оба получали от этого удовольствие.

    Первую отметину нашли на большой сосне у звериной тропы.

    Кряж встал перед ней и долго глядел вверх. На высоте трёх ростов в стволе темнело дупло с затёсанной площадкой — борть, пчелиное хозяйство. Старое, дедовское. А вот зарубки на стволе, лесенкой, по каким бортник лезет к мёду, желтели свежим деревом.

    — Этой весной лазали, — шепнул Кряж, потрогав зарубку. — Стало быть, ходят сюда. От жилья бортник далеко не ходит, день пути, не боле… — Он поглядел на юг, в глубину бора, и глаза у него стали другие. — Кончились пустые места, Кормчий. Отсюда идём, как по чужому двору. Строй меняем: Сизый вперёд на перестрел, я за ним. Увидит кого — не свистим, нынче и свист чужой. Увидит — замрёт, мы по нему поймём.

    Сизый, самый молодой из лесных, кивнул и растворился между сосен. Я только моргнул, а его уже не было — вот что значит человек на своей работе.

    К Крапивне вышли после полудня, на шум воды.

    Речка оказалась бойкая, шагов пятнадцать от берега до берега, и с виду вся она была проходима — вон и перекат рябит, и коса жёлтая под тем берегом. Кряж повёл нас к перекату краем леса, не выходя на открытое место, глянул из-за ольхи и тут же осел на корточки, потянув меня за собой.

    У переката, на нашем берегу, в мягкой земле у самой воды, была набита тропка. Узкая, но честная, людская — её выдавал оплывший след, и старый конский катыш чуть выше по склону. Бродом пользовались.

    — Удобный брод — он для всех удобный, — шепнул Кряж мне в ухо. — И для нас, и для ихних. Сунемся тут — рано или поздно со встречным поздороваемся. Уходим ниже, в крепь. Переправа будет похуже, зато пустая.

    Переправа похуже нашлась в версте ниже, в глухом месте, где Крапивна сжималась между двумя обрывчиками и шла тёмным гладким быком. Поперёк неё, по счастью, лежала старая ольха, рухнувшая с нашего берега и доставшая вершиной до того. По стволу перебирались верхом, по-кошачьи и вода неслась под нами в двух локтях, холодная даже на вид.

    А потом начался увал, и кончились все разговоры про лёгкую дорогу.

    Он поднимался из приречной низины сразу, без предисловий — длинный лесистый горб, заросший по склону ельником. Лезли в лоб, хватаясь за корни, и склон всё не кончался. Пот заливал глаза. Мошка, бросившая нас в борах, вернулась со всей роднёй. Где-то на середине подъёма Гнус издал единственный за день звук — не слово даже, а долгий тихий стон души, — и Кряж, обернувшись, показал ему кулак, но как-то сочувственно.

    Наверху нас ждала награда. Гребень увала стоял сухой, ровный, под старыми соснами, и тянулся на полдень, как насыпанная великанами дорога. Идти по нему было можно хоть до ночи.

    Кряж собрал нас в кружок, в густой молодняк, и заговорил так тихо, что слова приходилось брать с его губ глазами.

    — Всё. Отсюда земля ихняя. Голос забудьте вовсе, и шёпот забудьте, шёпот в тихом лесу за полста шагов слыхать. Говорим руками. Гляди, Кормчий, наука короткая. — Ладонь, поднятая вверх, легла нам всем в глаза. — Это стой. — Ладонь упала вниз. — Это ляг и замри. — Два пальца от глаз вперёд. — Вижу чужого. — Круг ладонью над головой. — Ко мне, тихо. Четыре знака, боле вам не надобно. И запомните главное: увидел чужого — не ты решаешь, что делать. Замер, показал, жди. Решаю я.

    Прошли гребнем ещё версты три и встали, когда солнце склонилось к западу, — Кряж выбрал для ночёвки ельную крепь чуть ниже гребня, с подветренной стороны. Огня не было и не предвиделось. Ужин был холодный, сапоги мокрые, ночь обещала быть длинной.

    Но прежде ночи Кряж поманил меня за собой, и мы вдвоём выползли на самый лоб увала, где сосны расступались и гребень обрывался вниз каменистой плешью.

    Я поглядел — и забыл про мокрые сапоги.

    Внизу, под нами, лежала долина большой реки. Сама вода пряталась за лесистыми грядами, только раз блеснула на закате размытой полосой. А над дальним краем долины, вёрстах в десяти, в неподвижном вечернем воздухе стояли дымы.

    Я начал считать и сбился на втором десятке. Дымы стояли кучно, столбами, розовые сверху от заката, — печные, кухонные, и среди них два потолще и погрязнее, какие дают смолокурня или известковая печь. Под теми дымами жил целый муравейник. Он ужинал, топил бани, жёг уголь. До него отсюда было два коротких перехода.

    Речной ветер потянул из долины и принёс звук на самом краю слуха, но перепутать его было не с чем.

    Внизу брехали собаки. Много собак.

    Кряж поглядел на меня. Я кивнул. Говорить тут было нечего, да и нельзя было говорить.

    Вот она. Глотка.

    Завтра поглядим ей в лицо.

  

  
    Глава 25

    Кряж поднял нас затемно, в самый глухой час, когда лес ещё спит и всякий шаг в нём слышен за версту. Завтракали лёжа, сухарём, передавая баклагу по кругу. Потом гребень повёл нас на полдень. Шли мы по нему медленнее, чем шли вчера, потому что Сизый впереди замирал теперь на каждой сотне шагов.

    На третьей сотне он замер надолго.

    Ладонь его поднялась и застыла, и мы легли там, где стояли. Сизый постоял, присел и поманил Кряжа. Вдвоём они разглядывали что-то на земле, потом Кряж обернулся и показал знаками, медленно, чтобы дошло до всех. Два пальца от глаз. Ладонь поперёк гребня. Кулак.

    Поперёк нашего пути лежала тропа, и тропа была торная.

    Мы обошли её низом, склоном, по одному перебегая открытое место, и уже на той стороне Кряж придвинулся к моему уху.

    — Конская, — выдохнул он еле слышно. — Ездят часто. Подкованный ходил, и ходил нынче ночью… Дальше, Кормчий, ногами не пойдём. Дальше ползком.

    Ползли долго. Гребень к югу горбился последним взлобком, на взлобке сосны расступались, и между ними серела каменистая плешь, обрывавшаяся в пустоту. Под пустотой лежал туман. Ровный и белый, он залил всю долину до краёв, как молоко в крынке, и только дальние гряды плавали над ним тёмными островами. Где-то под этим молоком была река. Где-то под ним была Глотка. А видно не было ничего, и оставалось лежать на холодном камне, вжавшись между сосновых корней, и ждать солнца.

    Зато слышно было всё.

    Звук по туману ходит гулко. Снизу доносилась целая жизнь, и жизнь эта была ближе, чем хотелось бы. Прокричали третьи петухи. Собака забрехала лениво, по-утреннему, ей отозвалась вторая, чуть подальше. Застучал топор, потом второй, вразнобой с первым. Заскрипело что-то тяжёлое, с подвизгом — так скрипит большой ворот. Замычала корова. Женский голос позвал кого-то, но я не разобрал имени.

    Гнус лежал рядом со мной, слушал и глядел на меня круглыми глазами. Губы его шевельнулись без звука. Я прочёл по ним легко.

    Да они же вот они.

    Солнце встало из-за леса, и туман начал оседать. Он растворялся медленно, слоями. Сперва из него вылезли макушки дымов — с десяток тонких и два жирных, смоляных. Потом проступили верхушки вышек со свежим тёсом кровель, который ещё не успел посереть. Потом туман просел, разорвался, пополз клочьями по воде, и Глотка открылась нам вся, как на ладони.

    Река входила в теснину с полуночи, и теснина сжимала её втрое. Два крутояра стояли друг против друга, как косяки ворот. Крутые, лесистые по верхам, с рыжими осыпями по обрывам. Протиснувшись между ними, река вырывалась на нижний плёс и там раздавалась опять, уже до самого окоёма, и на том плёсе, у левого берега, стояла очередь. Я насчитал восемнадцать насадов и лодей. Они жались к берегу, а между ними ходила досмотровая лодья.

    Под ближним крутояром, у самой воды, лежал мытный двор. Городни свежего леса, пристань, длинный взвоз, ползущий по склону наверх. От двора через всю реку тянулась цепь. Она висела над водой чёрной провисшей дугой, и даже отсюда было видно, какая она толстая. На том берегу цепь уходила к рубленой караульне, при которой стояла вышка, а при вышке грелся у костерка караул.

    Посад рассыпался по берегу ниже мытного двора — дворов полсотни, огороды, дымки, лодки на песке. Обычный посад при обычной мытне, каких на реке десяток.

    А потом я поднял глаза выше.

    Крепость стояла на нашем берегу.

    Она сидела на самом лбу крутояра, над всей тесниной. Тын шёл по гребню, вышки расположились по углам, ворота со стороны поля.

    Увал, по которому мы ползали, тянулся дальше на полдень и последним своим горбом подставлял ей спину. Между нашей плешью и её тыном лежало версты полторы леса, не больше. Вечером мы глядели на её дымы через долину и думали, что она далеко, за рекой, за грядами. А она всю ночь простояла с нами на одной горе.

    И конская тропа на гребне стала понятной до конца. По нашему гребню ездил её дозор.

    Кряж тронул меня за локоть. Я повернул голову. Старший лесных глядел на крепость, и лицо у него было хмурое. Так мужик глядит на чужую работу, когда понимает, сколько она стоила.

    Он медленно показал мне два пальца, потом ладонь, потом землю перед собой.

    Глядим. Молчим. Лежим.

    И мы легли глядеть.

    * * *

    День выдался длинный, как зимняя ночь.

    Лежать пришлось не шевелясь. Плешь наша была хороша всем, кроме одного — тропа с конским следом осталась у нас за спиной, и о ней не забывал никто. Кряж расставил своих так, что двое всегда глядели в лес, назад. Солнце ползло по небу медленно. Камень под нами сперва холодил, к полудню нагрелся, муравьи отыскали Гнуса, и Гнус терпел их молча, с лицом великомученика, какое пишут на досках в церквах.

    А я глядел вниз и учился видеть на полторы версты.

    Наука эта оказалась своя, особая. Вблизи, под самой нашей кручей, где река входила в теснину, всё читалось ясно — там я видел каждую корягу. Зато у крепости, мытного двора, и цепи люди были мурашами. Разобрать, что мураш делает, было нельзя. Можно разобрать только, куда он ползёт. И выходило, что глядеть надо, как на муравейник, то есть за самим движением.

    Утро у мытни началось с цепи. Донёсся знакомый скрип — тот самый, что мы слышали в тумане, — и чёрная нить над водой провисла глубже, а потом и вовсе легла в воду. От очереди на нижнем плёсе отделился первый корпус и потянулся к пристани. Там он стоял долго. Потом отвалил, прошёл над утопленной цепью и встал уже выше, под самой тесниной, на новом месте. За ним потянулся второй. К полудню их скопилось четыре. Все досмотренные, обобранные, и готовые идти вверх, но они всё стояли.

    Чего они ждали, скоро выяснилось.

    От пристани побежала вверх по теснине малая лодка. Шла она ходко, на четырёх вёслах. Вот только двигалась она странно — толкалась от одного берега к другому, вкось, углами, и на каждом углу замирала на десяток гребков. Что там делали с борта, я с такой дали разглядеть не мог. Мог только проследить её путь, и путь этот лёг у меня в голове ломаной чертой через всю теснину.

    А потом по той же черте пошёл караван.

    Четыре гружёных насада шли гуськом на малых гребках. Вода под ними лежала чистая, гладкая, без единой морщины. Казалось бы, иди прямо стрежнем, да и всего делов. Но они зачем-то повторяли за лодкой всю её кривую науку, угол за углом, и перед каждым поворотом табанили так, что караван почти вставал. Со стороны это глядело дико, как пьяный обоз посреди ровного поля. Передний прошёл теснину, выбрался на верхнюю воду и пошёл уже прямо. Задние всё ползли, ломаясь на углах.

    И вот тут у меня в голове всё сложилось.

    По чистой воде так не ходят. Так ходят по воде, в которой что-то сидит. Они утопили в своей теснине заграду — срубы ли, ряжи, каменные ли клетки, неважно. И оставили в ней один ход, да и то кривой, коленами, который сами же и размечают, когда делают проводку каравана. Утром разметили, вечером соберут, я бы на их месте собирал. Чужой без их знаков войдёт в теснину по стрежню и распорет брюхо.

    А дальше думалось уже само.

    Реку не гнут коленами просто так. Каждый угол этой дорожки — место, где любое судно поневоле замедляется, скребется как перевёрнутый жук, огибая колено. И склоны над этими углами я разглядывал теперь с особым тщанием. Именно поэтому быстро обнаружил свежие плеши земли, которые я с утра принял за оползни. Серые бугры под рогожами возле них. Тропы, светлыми нитками сбегающие от плешей вниз, к воде. По одной из них, покуда я глядел, ползли вверх точки с грузом на носилках. Я пригляделся повнимательнее и понял, что таскают они камни. Их таскали наверх, к плешам, весь день. Я прикинул как бы это выглядело с воды и понял, что оттуда этих плешей не видать вовсе — их закрывал гребень берегового вала.

    Значит, они спрятали камнемёты в ямах, за валами, над каждым коленом своей кривой дорожки. Я не увидел ни одного, но мне и не надо было их видеть. Мне хватало того, что кто-то возил сюда камень и таскал его наверх носилками.

    Бес лежал рядом. Я скосил глаза — он глядел на тропы с носильщиками, и по лицу его было видно, что понял он то же самое. Почуяв мой взгляд, он повернулся и молча показал мне вниз, под нашу кручу, на вход в теснину.

    Там, у обоих берегов, на всякой отмели, где могла бы ткнуться носом лодья, из прозрачной воды глядели ровные ряды кольев. Это был частокол, вбитый с любовью, ряд за рядом. А выше кольев, по берегам, лежала засека — поваленный крест-накрест лес, уже порыжевший, с вершинами в воду. Я повёл глазами вдоль теснины. Засека шла всюду. Всякое место, где можно было высадить людей, было либо завалено, либо утыкано. У двух таких мест я к тому же разглядел натоптанные плешки чуть выше по склону.

    Высадку здесь тоже ждали и готовились встретить нас всем, что у них есть.

    К вечеру малая лодка пробежала теснину сверху вниз, так же углами, замирая на каждом. Собирала дневную разметку. Скрипнул ворот, чёрная нить поднялась из воды и повисла над рекой. Глотка закрылась на ночь.

    Кряж тронул меня за плечо и показал назад, в лес, на закат. Пора отползать.

    Я уходил с плеши последним и напоследок ещё раз поглядел на крепость. Она стояла над всем этим хозяйством спокойная, как сытый зверь, и в бойнице надвратной вышки малой искрой отсветило закат копейное железо.

    Нас тут ждали. И готовился к этой встрече кто-то очень неглупый.

    * * *

    С плеши мы отползли в распадок, и там, в густом молодняке, я придержал Кряжа за рукав.

    — К крепости, — выдохнул я ему в самое ухо. — Сейчас надо. Поглядеть тыл — и уходим.

    Кряж поглядел на меня внимательным взглядом. Потом на небо, где солнце уже цепляло верхушки, потом в сторону конской тропы. Я ждал. Висеть тут второй день нельзя, это он понимал лучше моего — лишнее время на чужом гребне работало против нас. Да и дозорная тропа лежала у нас за спиной, как спящая гадюка.

    — Нынче так нынче, — шепнул он наконец. — В сумерки оно и лучше, глаз у караульного в сумерки ленивый, на огонь глядит… Пойдём ты да я с Сизым. Остальные — вниз, в крепь, ждать.

    Гнус, услышав про «остальные», прикрыл глаза с облегчением.

    Шли мы эти полторы версты очень долго.

    Сизый вёл низом, под гребнем, от крепи к крепи, и дважды мы лежали, вжавшись в чернику, пока у нас над головами, по тропе, простукивали копыта. Разъезд ходил парой. Голоса у верховых были скучные — служба как служба, вечер как вечер. Они проехали туда, потом обратно. Разъезд ходил от крепости до какого-то поста и возвращался. Гнездо наше на плеши лежало, по счастью, в стороне.

    А потом лес впереди посветлел, и мы подползли к его последнему краю.

    Крепость стояла перед нами через пояс вырубки — сажён восемьдесят пустого места, пни, выпас, объеденный до земли, да огородные грядки под самым тыном. Отсюда, с тыла, она выглядела не так как с реки. На воду, глядел её парадный лоб с вышками. Сюда глядела спина — тын пониже, вышка всего одна, над воротами, и сами ворота стояли распахнутые. В них, покуда мы глядели, вполз воз с сеном, за возом прошло стадо — десятка два коров, подгоняемых мальцом с хворостиной, — и всё это происходило лениво, мирно, по-вечернему. У ворот сидел на чурбаке сторож. Копьё его стояло прислонённым к тыну, а сам он чесал за ухом рыжего пса, ну а пёс молотил хвостом.

    Спиной своей эта крепость не занималась вовсе.

    Да и зачем бы. Я лежал под елью, глядел на распахнутые ворота, на сонного сторожа, и видел это место так, как видел его всякий, кто тут жил. Сзади к Глотке не приходил никто и никогда. Сзади лежал лес на день пути, за лесом — мшара, которую обходят десятой дорогой, за мшарой — пустые боры до самой Прорвы. Вся война, какую здесь знали, приплывала по реке. По реке её и ждали. А спину стерегло болото, и болоту верили, как каменной стене.

    И вот тут, лёжа носом в прелую хвою, я вспомнил кое-что из прошлой жизни.

    Поглядел на ворота ещё раз. Сторож всё чесал пса. На единственной вышке караульный стоял спиной к лесу и глядел на реку, на закат, и на красную воду в теснине. Я тронул Кряжа за плечо, и мы поползли назад, в темнеющий лес.

    До крепи добрались уже в полной темноте. Там, в еловой тесноте, под выворотнем, ждали наши — и там можно было наконец говорить.

    — Ну? — выдохнул Бес.

    — Есть у меня одна мысль, — шепнул я. — Ворота настежь, сторож с собакой милуется. Вся служба на реку глядит.

    — А я вот чего досмотрел, покуда вы лазали. — Бес придвинулся ближе. — Высадки нет, Голова. Нигде. Я весь берег перебрал глазами, по обе стороны. Где отмель — там колья в три ряда. Где кольев нет — там засека. Два чистых местечка есть, гладенькие такие, так над ними, аккурат повыше, плешки натоптаны. Это как понимать прикажешь?

    — Так и понимать, что эти местечки нам оставили нарочно, — сказал я.

    — Вот и я так понял. — Бес сплюнул беззвучно, одним движением губ. — Гостеприимные, псы.

    — Тропы ихние считал? — подал голос Кряж.

    — Считал. Шесть троп от воды наверх, по три на каждом берегу, и все к свежим плешам. Там, наверху, добра накоплено…

    — Будет, — шепнул я, и стало тихо. — С воды её не взять. Стрежень у них кривой, размеченный, на ночь разметку снимают. Над каждым коленом — камнемёты в ямах, с реки их не видать, а пристреляны они загодя, по своей же дорожке. Полезем с воды — ляжем там все. Он всё посчитал, тот, кто это строил. Он нас ждёт, и ждёт грамотно.

    Гнус слушал, и даже в темноте было слышно, как у него вытягивается лицо.

    — Это чего ж выходит, — просипел он. — Зря ходили? Домой с пустыми руками?..

    — Почему с пустыми. — Я лёг на спину. Над ельником, в разрыве крон, стояли звёзды, а где-то далеко внизу, под горой, лениво перебрёхивались псы. — Мы за правдой ходили. С реки у них стена, какой я на этой воде не видал. Крепкая стена. Умная.

    Я закрыл глаза. За веками ещё стояли распахнутые настежь ворота, сонный сторож, пёс, молотящий хвостом, и чёрный лес, подпирающий эту спящую спину.

    Они ждали нас с воды. Ну что ж.

    Дождутся.

    * * *

    Том закончен.

    Спасибо вам за внимание и интерес)

    Следующий том по ссылке: https://author.today/reader/666631
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    2. Telegram-бот, для которого нужно: 1) создать группу, 2) добавить в нее бота по ссылке и 3) сделать его админом с правом на «Анонимность».
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